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Аннотация
Серия «Детективное ретро» – это остросюжетные романы Юлии Ли о Советской России 20-30-х годов для читателей, которые хотят не только насладиться увлекательной интригой, но и узнать нечто новое об известных исторических событиях, больше понять жизнь и быт своих старших родственников.
Москва, сентябрь 1928 года. При странных обстоятельствах застрелился агент угрозыска. Старший следователь Фролов подозревает убийство и отправляется за вердиктом к судмедэксперту профессору Грениху. Тот подтверждает факт суицида, но советует начать дознание. Погибший агент протоколировал массовые беспорядки с участием бывших военнопленных – оказалось, иностранцы разжигают контрреволюционные скандалы и устраивают дебоши против советской власти. В это втянуты не только чиновники, но и простые школьники. Дочери профессора Майке придется спасать своих товарищей от суда, а самому Грениху – схватиться с собственным Мориарти и попытаться разоблачить подпольную сеть…
Увлекательность, захватывающие приключения, колоритные описания реалий времени, хорошее знание исторического материала, эксклюзивная информация о советской России 20-х годов – все это читатели найдут в новом романе Юлии Ли «Дом на Баумановской» из серии «Детективное ретро», написанном по мотивам реальных уголовных дел.
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Пролог

Уполномоченный МУРа 5-го района города Москвы Семен Баранов вышел из здания уголовного розыска в Большой Гнездниковский переулок. 19 сентября 1928 года. Он мысленно представил это число на своем надгробном камне рядом с датой рождения.
Было туманно и сыро, стремительно сгущалась темнота, фонари еще не зажгли. Семен снял кепку, обернулся и, будто прощаясь, глянул на трехэтажный плоский особняк, принадлежавший до революции Департаменту полиции, а ныне московскому угро. Его чуть покачивало. Близкая смерть уже пробралась под кожу. С тяжелым вздохом он провел ледяной влажной рукой по потному лицу и ежику коротко стриженных волос.
Решено! Сегодня покончит с этим навсегда, больше покрывать их не намерен. Либо он, либо его. И невольно сжал ручку «нагана», спрятанного за ремнем под полой куртки. Такого суда, как в 1924-м, уже не будет, тогда почти всех взяточников из МУРа оправдали или освободили под амнистию. На дворе стоял 1928-й, кругом чистки, доносы, аресты. Если всплывет эта история — расстрел, позор семье.
Баранов сделал несколько шагов вдоль ограды, жадно цепляясь за чугунную решетку и каменные выступы. Его взгляд был прикован к ногам, с каким-то отчаянным страданием он наблюдал, как под стоптанными, видавшими виды ботинками хрустит палая листва, понимая, что делает такое простое наблюдение, быть может, в последний раз. Пронзенный этой мыслью, он повернул обратно и быстро пошел в сторону грязно-зеленой одиннадцатиэтажной громады бывшего дома Нирнзее, нынешнего Моссовета, ощутив себя под ним ничтожно маленьким и жалким. Из домовой кухни с первого этажа запахло рассольником, а он не ел с утра, скрутило желудок. Где-то над ним сидят люди в кафе на крыше, весело щебечут влюбленные парочки в темноте кинотеатра. Сегодня давали «Дом на вулкане» про рабочих-нефтяников из Баку, а он с трудом переставлял ноги в тяжелых ботинках по сухим листьям навстречу собственной гибели.
Страстная площадь встретила шумом и светом, на миг подарив отрадное успокоение и чувство продолжающейся жизни. Вокруг чугунного Пушкина все кипело и гудело. Мчались вереницей таксомоторы — черные «Рено» и «Форды», притормаживая, выплевывали торопящихся пассажиров и убегали. Проезжали пузатые автобусы и рогатые трамваи, то и дело сходясь и расходясь со своими собратьями, идущими по встречным путям. Сновали туда-сюда люди — женщины в прямых пальто и низких круглых шляпках, комсомольцы в серых юнгштурмовках, мужчины в белых фуражках, прорезиненных макинтошах, двубортных пальто добротного английского драпа и модных нэпманских шляпах. Тут же на углу здания аптеки дети большой дружной кучкой пересчитывали на раскрытых ладонях мелочь, гуляли парочки, цветочница шарахалась от прохожего к прохожему, суя охапки разноцветных флоксов и астр.
Большими шагами Баранов двинулся сквозь людской водоворот к низенькому одноэтажному магазину «Госиздата», обошел книжную лавку кругом, не зная, что делать, куда податься, поднял голову лишь на миг, как пловец, выхватил из панорамы вывеску «Известия», следом «Кинотеатр Тверская, 46» и механически повернул на Тверской бульвар. Здравый смысл подсказывал: лучше оставаться в гуще народа, но он же говорил обратное: чем многолюднее место, тем проще будет Смерти сделать свое грязное дело и рассеяться в толпе, как бывало уже не раз. Тяжело стучало сердце, по загривку пробегал холодок. Баранов чувствовал ее — Смерть, шагающая, плывущая, парящая черной тенью рядом, словно задевала его краем своего макинтоша. И куда бы он ни пошел, она дышала в спину.
Он был здесь, он выследил его. Он и был Смертью.
Не слухом, поглощенным ударами в ребрах и шумом в ушах, и не зрением — глаза по-прежнему были прикованы к тому, как под истертой подошвой сминаются кленовые и дубовые листья, но каким-то внутренним чутьем, печенкой, он ощутил близость своего преследователя — так загнанный зверь угадывает приближение охотника.
Рассчитывая сбить его с толку, Баранов метнулся через улицу, чуть не попав под колеса трамвая, отчаянно заверещавшего колокольчиком.
— Так твою и разэтак! — крикнул ему в спину вагоновожатый из окошка, потрясая кулаком.
Баранов застрял на середине дороги, мимо пронеслась извозчичья пролетка, следом черная махина таксомотора, за ней, извергая клубы бензиновых паров, грузовик. Он кинулся к тротуару, случайно сбил плечом едущего по обочине велосипедиста, завертевшись волчком, толкнул какую-то тетку в пуховом платке, повязанном на груди крест-накрест, та вцепилась в свою матерчатую сумку, плотно забитую продуктами.
— Милицию позову! Ишь!
Баранов дернул, как оголтелый, к Никитскому бульвару, слыша только шум ветра в ушах и то, как ухало, отдавая в голову, сердце. Потом вспомнил, что на Никитском жили родственники жены, где-то рядом была школа, куда ходили его дети, здесь он мог встретить знакомых, и завернул в Калашный переулок.
Черная дыра арки длинного, как кишка, мрачного двухэтажного дома манила своим ложным покоем. Почти ничего не соображая, он нырнул в нее, прижавшись спиной к грязной, облупившейся стене. Пахнуло гнильем, человеческими испражнениями с примесью влажной извести. Рассудок — подтаявший студень — растекался, в глазах рябило. Баранов полез проверять, на месте ли «наган». Непослушной рукой с перекошенными судорогой пальцами принялся шарить за поясом. Глухой звук падающего на мостовую металлического предмета вернул ясность рассудка. Баранов выдавил злобное ругательство и стек по стене спиной, потянулся руками куда-то в темноту. В глубине арки, во дворе, горела пара окон, но их сероватого, поддетого дымкой света не хватало, чтобы разглядеть, где он уронил револьвер. Пальцы шарили в забившихся у стены перегнивших комках листьев и чего-то еще смрадного, на ощупь склизкого. Мостовая была мокрой — в арках никогда не просыхало, и в самую июльскую жару стены всегда покрыты аспидными пятнами плесени.
И тут над ним выросла его черная тень.
Бросится в узкий проход — и угодит в тупик. Что останется? Забежать в какой-нибудь подъезд? Стучать во все двери? Кто пустит беглеца в свою квартиру?
Сжав зубы, с утробным рычанием он отпружинил от пола и протаранил его головой. Думал, напорется на нож или раздастся выстрел, но тень качнулась и отступила, а Баранов вновь помчался через Калашный переулок к Никитскому бульвару. Ждал выстрела в спину, но вот огни широкого бульвара, и он на свободе, живой… Надолго ли? Весь Гоголевский бульвар галоп он сменял на пеший шаг, оглядывался, ничего позади не видя, словно был в очках с залитыми дождем стеклами. Слева церковь Ржевской Божьей Матери, справа здание Верховного суда, где он бывал не раз по долгу службы. У самых Никитских ворот взгляд привлекла новая будка телефона-автомата, о которой только сегодня читал в «Вечерней Москве». Надо бы сделать последний звонок жене, попрощаться, что ли… А к будке, как назло, выстроилась длиннющая очередь. Захотелось домой, но нельзя, там дети. Если уж и порешат, то пусть подальше.
На углу Волхонки и Знаменки Баранов припал к камню маленькой часовенки, ощущая под пылающими ладонями почти могильный холод выбеленной стены. И лишь через несколько минут смог отдышаться и различить в тумане фигуру идущего к нему патрульно-постового милиционера. Черная шинель, фуражка с красным околышем, на поясе — кобура.
Баранов затаил дыхание, наблюдая за его приближением. Тот словно нарочно замедлял шаг, вглядываясь опасливым прищуром в прижавшегося к стене человека. Наверное, взлохмаченный, в перепачканной чем-то смрадным куртке он казался подозрительной личностью. Время замерло. Шаг, шаг, шаг… И едва милиционер стал поднимать руку, чтобы отдать честь — неужели знакомый, узнал? — Баранов одним молниеносным движением бросился на него, вцепился в пояс, расстегнул кобуру и выхватил оружие.
Теперь за ним гнались двое. Милиционер орал, страшно сквернословя и топоча сапогами, другой шел по ту сторону Волхонки с убийственным спокойствием человека, уверенного, что достигнет цели, пусть даже та и старается изо всех сил уйти, отползти, как полузадушенная мышь от неспешной лапы сытого кота.
Впереди показались мрачные в темноте осеннего неба шпили и купола храма Христа Спасителя, вокруг кружили, каркая, стаи воронья. Нет, не спасется, и просить нечего ни у бога, ни у черта. Человек этот, что шел за ним, не знает пощады, на лбу его чудовищный шрам — в войну голову его чуть не разрубили надвое, выжил, наверняка продав душу какой-то темной силе. Не человек он, страшный механический зверь с поврежденным разумом. Не остановится ни перед чем.
Обогнув сквер у храма, Баранов нырнул в кусты в надежде, что этот маневр останется для преследователя незамеченным.
Три оглушительных выстрела спугнули с деревьев целую стаю ворон, усевшихся было на ночную спячку. С бранными криками снялись они с веток и взмыли в воздух к тонущим в черноте осеннего неба крестам.

Глава 1
Курс судебной медицины профессора Грениха

Старший следователь Алексей Фролов совершенно не чувствовал себя ни старшим, ни следователем.
Окончив строительный факультет Института инженеров транспорта еще в 26-м, Алексей, будучи на хорошем счету в райкоме комсомола, просил-умолял заведующего орготделом зачислить его в список московского комитета мобилизации комсомольцев в институт практикантства при уголовном отделе губсуда — попытать счастья стать сыщиком. Очень многие его знакомые ушли в следователи, и он хотел. Прошел стажировку, с успехом держал экзамен в аттестационной комиссии перед председателем Стельмаховичем и губпрокурором Швецовым, который был особенно пристрастным в определении пригодности на должность старшего следователя. И вот сбылась заветная мечта — теперь он работает в следчасти при прокуратуре в Столешниковом переулке, занимается уголовными делами, проводит дознания, имеет служебный автомобиль, собственный кабинет в два окна, со столом и телефоном. Все бы ничего, и справляется неплохо, но душащее чувство, что он плавает, что он — самозванец, ничего не смыслящий в следственных вопросах, не дает ему и шага ступить самостоятельно.
Все упиралось в то, что стажировку Фролов проходил у человека, который не был образцовым следователем, структура суда еще толком не устоялась, а работа его не всегда соответствовала циркулярам Наркомюста. Например, вместо того чтобы отдать в подчинение председателя суда административно-хозяйственную часть, вводятся какие-то туманные должности вроде «управляющего делами», уголовный отдел захватил власть над архивом, которым по циркуляру должна заведовать следчасть, и в завершение — полностью отсутствует охрана, хотя в штате числятся двадцать шесть человек, на которых отпускают немаленькие средства. Так и Мезенцев, прикрываясь должностью старшего следователя, нес обязанности заведующего члена суда при 6-м столе, а в нем велись дела смешанного характера, то есть такие, где должностные преступления переплетались с бандитскими, те с хозяйственными, а материалы дознания зачастую проходили под грифом «Секретно».
Алексей был не только лишен хорошего наставника, но совершенно не знал, как именно работает следственная часть, ибо Мезенцев почти не появлялся в своем кабинете в Столешниковом переулке, а все свое время проводил при уголовном отделе суда на Тверском бульваре. Должность заведующего 6-м столом за Фроловым, конечно же, не оставили. И он присоединился к другим тридцати четырем старшим следователям, занимавшим второй, четвертый и пятый этажи здания прокуратуры, чтобы вести скучное производство дознания. Никаких таинственных преступлений, заковыристых дел, какими занимался ставленник генсека — покойный Мезенцев, всего лишь простая обывательская бюрократическая возня, наполненная карточками, папками, ведением статистических журналов, копание в бухгалтерских бумажках, прием и рассмотрение кассационных жалоб, поверх чего налагалась еще и партийная работа с ее вечными заседаниями, докладами и прочей показухой.
Заняв всегда пустовавший кабинет своего таинственного предшественника, новоиспеченный старший следователь Фролов почувствовал себя чужим, одиноким и потерянным в этом большом, суетливом муравейнике. По иронии судьбы, прокуратура со следчастью делила пятиэтажное здание с 26-м отделением милиции, складом Винторга, кооперативом «Коммунар», пекарней и целой тьмой магазинов, парикмахерских и модных лавок, размещенных на первом этаже.
Думал Фролов, будет «как Шерлок Холмс», а не выходило даже «как Лестрейд». У него не имелось никого, кто мог бы подсказать, как поступить в том или ином случае, как вести допрос, какую линию взять со свидетелем или подозреваемым. То, как вел дела Мезенцев — выслеживал, пытал, запугивал, — было недопустимо. Алексей знал все кодексы, циркуляры и декреты наизусть, вызубрил еще во время практики, но все равно не хватало опыта работы с людьми — простыми советскими рабочими и служащими, ворами, проститутками, фининспекторами, кооперативщиками-нэпманами, «бывшими», которых теперь у него всегда был полон кабинет.
Начальник — губпрокурор — смотрел с холодным пренебрежением на выпускника стройфака, остальные следователи, большей частью «от станка и от сохи», без высшего образования, помалкивали в его присутствии — Фролов занял место человека, когда-то назначенного Сталиным, почти тайного агента. Некоторые, не знающие всей подноготной, шептались, что-де Алексей его подсидел и теперь сам не то шпик, не то подсадной, не то тоже человек генсека. Убийство следователя Мезенцева в театре Мейерхольда, разумеется, умело замяли, никто не знал, как блестяще Алексей вместе с судебным экспертом профессором Гренихом раскрыл его преступную деятельность[1].
Вот и ходил иногда Фролов просить совета профессора, как человека сведущего в поведенческой психологии, судебной медицине, да и в жизни тоже.
Специалистом Грених был действительно редким, один на всю Москву, потому что обладал специальными познаниями в психиатрии, владел гипнотическим методом, проводил и вскрытия, и сложнейшие судебно-химические анализы. До войны и революции он два года изучал в Московском университете судебную медицину, а потом нервные и психические болезни, работал в Преображенской психиатрической больнице, получил экстраординарного профессора и читал студентам юридического лекции по судебной медицине, но не простые, а с элементами психологии и психопатологии, что в те времена было большим новаторством.
Институт судебно-психиатрической экспертизы имени Сербского, или сокращенно ИСПЭ, где Грених работал сейчас, занимая должность старшего судебного эксперта и заведующего патологоанатомической лабораторией, возвышался за каменной оградой в Кропоткинском переулке трехэтажным серым зданием. Когда-то это место считалось всего лишь Пречистенской психиатрической больницей, но теперь образованный на базе больницы институт вел исследовательские работы в области личности преступника и психологии преступления, давал развернутые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы и продолжал обучать практикантов.
Благодаря тому что весной институт посетила делегация ученых откуда-то из заграницы, Наркомпрос постановил ассигновать на его развитие большие средства. Затеяли ремонт, в подвальном этаже оборудовали морг с настоящими холодильными помещениями, усовершенствовали патологоанатомическую лабораторию. Торопились закончить все преобразования к осени, чтобы в новом учебном году успеть принять учащихся специального судебно-медицинского курса, который вел профессор.
Каждый четверг в послеполуденный час он проводил для студентов настоящие вскрытия, объясняя нюансы, детали, разбирал редкие случаи. Фролов все бы отдал, чтобы пройти такой курс, но службу оставить не мог. Половина обучающихся приходила к профессору в надежде что-нибудь выведать про гипноз, но курс по гипнотическому методу был вычеркнут из лекций института еще в прошлом году. Теперь гипноз разрешался только в стенах ИСПЭ, по специальному письменному разрешению Наркомздрава и по соглашению с Наркомюстом. Это значило, что он применялся секретно, в протоколах допроса упоминался редко, сведения, добытые с его помощью, прикрывали всем чем ни попадя: и липовыми свидетельскими показаниями, и агентурной работой, иногда информацию вытягивали из допрашиваемого уже после сеанса гипноза умело заданными наводящими вопросами, подгоняя второе под первое.
Фролов пересек необычайно оживленный присутствием студентов, стажеров и вольнослушателей приемный покой бывшей больницы, неловко махнув знакомой медсестре и поздоровавшись с завхозом, который, как немой, сделал жест пальцем вниз, показывая, где искать профессора.
Алексей и без того понял, что Грених в секционной, где через десять минут начнется практическое занятие, которое он вел на пару со своей молодой женой Агнией Павловной, студенткой третьего курса кафедры судебной химии, проходившей здесь стажировку под научным руководством супруга.
Комкая в руках свою клетчатую кепку, а локтем прижимая к боку папку, Фролов протискивался вдоль задней стены секционного зала, полностью забитого учащимися. Под холодным светом ламп блестел новенький белый кафель, сверкали металлические детали ящиков и столов, теснились фигуры студентов и студенток, тепло укутанных в пальто и шинели, замотанных шарфами, в шапках и пуховых платках. Они беспрестанно друг с другом галдели, испуская при этом густой пар. Агния Павловна всегда просила тепло одеваться на занятия — новые холодильные камеры, работающие с помощью насоса и аммиака, который гоняли по многочисленным трубам, помогали поддерживать в морге градусов пять по Цельсию.
Тут все замолчали и прижались плечом к плечу, Фролов оказался оттесненным к двери. Створки распахнулись, впустив профессора, которому было чуть больше сорока, одетого в делающую его каким-то франтом хорошо пошитую темно-серую бостоновую пару, коротко стриженного волосок к волоску, гладко выбритого и подтянутого. От него не просто исходило сияние человека, находящегося у правительства на особом положении, что, впрочем, так и было, от него веяло особой силой и уверенностью блестящего специалиста и знатока своего дела. Все учащиеся были от него без ума, невольно подражали его смелой манере, студентки провожали влюбленными взглядами.
Женившись, Константин Федорович, как это обычно бывает, невероятно преобразился и лет на десять помолодел — можно сказать, стал совершенно другим человеком, чему Фролов безмолвно завидовал. Но таким профессор был не всегда.
Еще год назад он ходил нелюдем и букой в старом неопрятном военном плаще, руки не вынимал из карманов и говорил всегда резко, будто плюясь. Худющее и заросшее седой щетиной лицо вечно было нахмурено, черные с проседью волосы нечесаными прядями свисали на глаза — были времена, когда Грених страшно стеснялся своего гетерохромного взгляда. В войну он служил старшим врачом дивизионного лазарета, после революции зачислился в ряды Красной армии, но все равно попал в список красного террора, чудом выжил и два года проработал прозектором в морге Басманной больницы, занимаясь распределением тел погибших на фронте. Есть от чего одичать. Но Фролов этого не знал и всегда недолюбливал профессора из-за его непробиваемой черствости, а познакомился ближе только благодаря истории с маскарадом в театре Мейерхольда. Оказалось, Грених был человеком хоть и скрытным, но бесстрашным и благородным — в одиночку бросился разоблачать коварных преступников, получил пулю в легкое, молчал как партизан, боясь невинных подвести под опасность, пока не дознался до истины. В делах следственных он всегда проявлял какую-то особенную, почти шерлокхолмсовскую проницательность, восхищавшую Фролова.
— Итак, товарищи учащиеся, — произнес Грених, проходя мимо студентов и окидывая одним быстрым пристально-хозяйственным взглядом головы в шапках и платках, — давайте чуть расступимся, а то санитару нет места вынимать из хранилищ наш опытный материал.
Он сделал знак санитару быть наготове, дождался, когда студенты расступятся, и двинул к пустому секционному столу, выполненному из легкого металла и имевшему колесики на ножках. Одним быстрым движением он притянул стол к себе, легко, словно мальчишка, запрыгнул на него и сел.
— Сегодня мы будем проводить работу над ошибками, — продолжил он, снимая пиджак и вешая его на выступающую металлическую часть стола, а следом принимаясь закатывать рукава кипенно-белой рубашки. Галстука он никогда не носил. — Над моими ошибками. Будут опыты.
Фролов, оттесненный к двери, оказался прямо против профессора. Завидев старшего следователя, Грених дернул рот в улыбке, приветствуя его.
— Тема: «Смерть истинная и мнимая». — Студенты зашелестели тетрадями. — Записывать не надо, просто слушайте и смотрите. Иногда перед судмедэкспертом стоит задача освидетельствования мертвого тела, которое может оказаться… живым. В природе, в животном мире, и у человека в частности, порой наблюдаются такие состояния угнетения жизненных функций, что на первый взгляд трудно понять, труп перед вами или живой человек.
Говорил Грених, сидя прямо на секционном столе и чуть приподняв подбородок, обращаясь то к одному, то к другому студенту.
— Возьмем хладнокровных, — он опустил локти на колени и сцепил пальцы, — лягушки, рыбы, змеи способны выживать в ледяной воде зимой, буквально превращаясь в кусок льда, но при этом сохраняя очень незначительные проявления витальных функций. Слышали о таком все, правда?
Справа что-то сказали, Фролов не расслышал.
— Да, — подхватил Грених, оторвав локти от колен и выпрямившись, — они оттаивают, разумеется, и живут себе дальше. Теплокровные тоже. Например, сурки, впадая в так называемое состояние зимней спячки, понижают температуру своего тела до шести-восьми градусов по Цельсию, совершенно прекращая дыхательные движения. Обмен газов происходит через открытые дыхательные пути с помощью диффузии. Потребление кислорода и выделение углекислого газа падают до низких степеней. У человека во время сна явления жизни ослабевают. Все вы… или почти все, кто посещал мои лекции по гипнозу в прошлом году… были свидетелями того, как это происходит при сне гипнотическом. Но помимо обычного сна и гипнотического существуют такие патологии, когда наступает «обмирание». Да, да, правильно! — он опять выпрямился, указав ладонью на одного из студентов в шапке-ушанке, натянутой по самые глаза. — При нарколепсии, болезни Желинó. Потому-то я и назвал сегодняшнее занятие моей работой над ошибками. Когда-то ко мне попал человек с нарколепсией… Он, к сожалению, умер и был доставлен в ледник мертвым… Мне следовало перед вскрытием быстро и оперативно выяснить, не жив ли он. Бывали случаи, когда живой человек, имевший в анамнезе нарколепсию, ошибочно принимался за мертвого.
В это мгновение из толпы студентов вышла красивая молодая женщина в белом халате, ее светлые волосы были заплетены в косу, уложены ракушкой и спрятаны под белой косынкой.
— Что я должен был сделать? — спросил профессор.
— Пробу Икара с уксуснокислым свинцом! — подал голос один из студентов.
— Отлично! Но у меня не было под рукой уксуснокислого свинца. Все знают этот простой способ? Раствором уксуснокислого свинца ставят на бумажке росчерк, каракулю, пишут слово или букву, скручивают в трубочку и вкладывают ее в нос. Если мы имеем дело с трупом, то что произойдет?
— Труп не чихнет, — буркнул справа от Фролова какой-то шутник.
— Да, мертвые не чихают, но все же дышат, — возразил Грених. И как он его услышал? Парень пробормотал тихо. — Дышат сероводородом. Под его воздействием буква или каракуля побуреет или даже почернеет. Что еще мог бы я сделать, имея перед собой не то живого, не то мертвого?
— Серная кислота оставляет на коже трупа особого вида ожог.
— Если труп оживет, он вам не простит того, что вы его пытались прижечь кислотой.
— Сфигмометр указывает на остановку кровообращения! — крикнула студентка в пуховом платке.
— Прекрасно! А если сфигмометра под рукой не оказалось или он не слишком чувствителен?
— Но надо непременно проверить остановку сердца, — возмутился еще кто-то.
— Да! — согласился Грених. — Но как?
Тем временем молодая женщина в белом халате положила на стол рядом с ним металлический поднос со шприцом. Продолжая слушать студентов, которые бойко выкрикивали очень правильные и логичные ответы, Грених легонько гонял пальцами из стороны в сторону наполненный чем-то стеклянный цилиндрик с поршнем, выдавая тем самым чуть заметное только знавшим его лично волнение, которое он испытывал перед публикой, невзирая на кажущуюся уверенность.
— При констатации смерти мы опираемся на перечисленные вами признаки, но не все они являются несомненным доказательством жизни. Не все органы умирают сразу, в одних не обнаруживается жизнь, а в других можно что-то нащупать. Если вы не слышите сердечные удары, если нет под рукой микрофона, который усилил бы звук, можно воспользоваться следующим методом. Кто там сзади, потушите, пожалуйста, свет.
Фролов тотчас принялся искать слева на стене кнопку выключателя. Пока стоял и слушал, прислонившись спиной к стене, раза два задел его плечом, поэтому безошибочного и быстро нащупал. Секционная погрузилась в темноту, и все увидели над тем местом, где сидел Константин Федорович, витающий в воздухе горящий зеленый огонек.
— Это у нас… Агния Павловна, уточните, будьте добры, что в шприце? — спросил Грених, делая вид, что запамятовал, а на самом деле давая стажеру возможность себя проявить.
— Два грамма флуоресцеина, растворенного в пятнадцати граммах щелочной воды, — раздался из темноты мелодичный голос его супруги.
— Фролов, можете включить свет.
Алексей принялся судорожно искать выключатель, теперь впотьмах это сделать было сложнее.
— Флуоресцеин хорошо виден в темноте. При свете он не очень заметен. Но в темноте я себе в вену не попаду, — Грених принялся расстегивать и снимать рубашку. Остановился на секунду, строго добавил: — Не повторять на себе! Хоть флуоресцеин не слишком токсичен, но при свете обладает гемолитическим действием.
Фролов открыл рот от удивления, когда Грених, оставшись в нательной майке, согнул жилистую в рубцах руку, сжал кулак и быстро ввел иглу себе в вену на кисти, вновь попросив потушить свет.
Студенты с ахами подались вперед, но старший следователь успел заметить, как зеленая светящаяся змейка сверкнула у запястья и поползла вверх по предплечью к локтю. Грених поднял руку, нарочно вращая ею, чтобы всем было хорошо видно, как понесся флуоресцеин по кровотоку.
— Настоятельно прошу на себе не повторять. Кожа после становится желтушно-желтой, а цвет белков глаз зеленеет — что будет говорить в пользу живого пациента. С мертвым ничего подобно не произойдет. Пробу эту тоже предложил Икар.
Фролов вернул в секционную освещение, а студенты, удивленно гомоня и восклицая, обступили Грениха, разглядывая его пожелтевшее лицо и глазные яблоки, которые еще в темноте принялись гореть зеленым огнем, как у кошки. Ну и циркач, конечно! Зато умеет увлечь молодое поколение своим предметом.
Потом санитар выкатил из холодильной камеры покойника, и Грених повторил свой опыт на нем. Светящаяся жидкость вошла в вену, но так и осталась гореть у локтевого сгиба.
— А я читал, что можно надрезать небольшую артерию, — подал голос один из студентов. — Если потечет быстро — значит живой.
— Я не поддерживаю этот метод, — покачал головой профессор в ответ. — Можно, конечно. Но при некоторых видах смерти, при асфиксии например, кровь становится очень жидкой. Не будем задерживаться, становится прохладно, и я начинаю с завистью поглядывать на ваши теплые шарфы и шапки. Сразу переходим к следующему опыту, быстро его продемонстрируем, и я наконец смогу тоже одеться.
Скинув и майку, оставшись в одних брюках, он лег на секционный стол, подложив под голову руку и закинув на согнутое колено лодыжку. Вся его спина слева была в застарелых рубцах от ожогов. Фролов поежился — крепко же в германскую войну профессора, однако, потрепало.
— Может, кто-то из вас уже догадался, что мы сейчас будем делать. Этот опыт иногда проводят в анатомическом театре с животными. Итак, определяем, — покачивая черным ботинком с перфорацией, он прощупывал свободной рукой ребра, — наиболее подвижную часть сердца — его верхушку и, протыкая грудную стенку, вонзаем в него иглу…
В этот момент с иглой в руках — тонкой и длинной, как спица, — к Грениху приблизилась его верная ассистентка. Лицо Агнии Павловны было бледным и напряженным, она вздернула брови, сделав глаза такими большими, что, казалось, те были вырисованы красками. Закусив губу, занесла было руку над ним, но застыла, не решаясь.
— Ася, смелее, — тихо и доверительно проговорил профессор. — Ничего страшного не произойдет.
И почти тотчас же стремительно, как с головой в воду, Агния Павловна опустила иглу в то место, где Грених держал палец. Он едва успел убрать руку и почти не вздрогнул, хотя, наверное, такие фокусы были до ужаса болезненными. Шутка ли — иглой в самое сердце!
— Способ этот совершенно не опасен, сердцу навредить не может, — говорил он натужным металлическим голосом, видно, претерпевая не слишком приятные ощущения, но вида не подавая. — А если оно остановилось не более чем четверть часа назад, то возможно его запустить вновь или усилить ослабленные, не различимые невооруженным глазом движения. Укол будет действовать как раздражитель. Итак, в чем весь фокус, зачем мы сейчас занимаемся своего рода садомазохизмом? Я задержу дыхание, а вы смотрите на пустой конец иглы — он будет… во всяком случае, я надеюсь… — хмыкнул Грених, — он будет содрогаться, повторяя ритмичные удары сердца.
Фролов уставился себе под ноги, ему не нужно было убеждаться в том, что профессорское сердце продолжает биться вместе со всаженной в него иглой. Студенты облепили его как мухи, одни нависли над столом, другие вытягивались на носочках, стремясь заглянуть за плечи впередистоящих товарищей. Ученый гомон длился долгих минут пять, пока Агния Павловна не вынула иглу, а профессор не принялся одеваться. В воздухе разлился острый запах спирта.
Грених накинул рубашку, стал спускать закатанные рукава и застегивать манжеты. Санитар выкатил из холодильной камеры прежний, уже знакомый труп — Фролов только сейчас заметил, что это был седовласый, бородатый мужчина средних лет, лицо которого покрывали пятна старческой пигментации, и отругал себя за такую позднюю наблюдательность.
Опыт с иглой на трупе был повторен при всепоглощающей тишине. Все человек сорок разом задержали дыхание, замерли в напряженных позах и, казалось, ожидали, что игла тоже начнет биться в такт сердечным ударам. Но покойнику был пятый день, и сердце его не удалось завести, хоть иглу и вкалывали в трех разных местах. Грених поведал о том, что сердечная ткань весьма жизнестойка и при доставке в сердечную мышцу питательных веществ, в виде Локковской жидкости например, возможно заставить биться даже вырезанное сердце животного и спустя несколько дней после смерти. Далее он рассказывал о температуре тел, мышечном окоченении, иногда прося свою супругу уточнить ту или иную деталь, касающуюся отравлений ядами и действий каких-либо веществ, в чем она, как будущий судебный химик, знала будто даже больше, чем сам профессор. Хотя, скорее всего, догадался старший следователь, Грених просто старался поддержать ее.
Наконец он завершил занятие, подхватил пиджак и, втискиваясь в рукава, напомнил, что будет ждать всех желающих в следующий четверг — обещал разобрать тему отравлений, если в институт поступит подходящий материал, или виды удушений — такие образцы всегда имелись в избытке.
Еще минут двадцать студенты толпились вокруг него, задавая вопросы и разглядывая его светящиеся глаза, только потом принялись уходить. Фролов провожал взглядом каждого студента. Шумно обсуждая сегодняшнее представление профессора, по одному, по двое, одетые как на Северный полюс, они выходили в коридор к лестнице.
— С чем пожаловал, Леша? — спросил Грених, когда секционный зал наконец опустел.
— А это больно? — спросил тот, невольно поднеся к груди руку. Из мыслей все не шел опыт с иглой.
— Зачем тебе эта информация? — кисло скривился Константин Федорович и тут же улыбнулся, поймав вопрошающий взгляд жены, которая тоже хотела знать, каково это — быть с иглой в сердце. — Так что у тебя?
Фролов не мог перестать глазеть на его светящиеся белки глаз.
— И как долго будут у вас глаза как у ожившей мумии? — на лице застыла глупая улыбка. — Смотреть… страшно.
— Еще минут десять, не больше. Давай уже, не тяни.
— Да там… — Фролов безнадежно вздохнул. — Вчера вечером агент угрозыска… застрелился у храма Христа Спасителя.
— И что?
— Судмедэксперты в голос говорят — самоубийство. А я, хоть тресни, убийство вижу и все, а доказать это… не знаю, с какой стороны подобраться. Спорил с ними, с экспертами. Говорю, ну не мог человек три пули себе в грудь пустить, так никто не делает. Заключение составили с оговоркой, что не хватает данных.
— Есть свидетели?
— Да, постовой милиционер, у которого он отнял служебное оружие.
— Отнял оружие? — Грених дернул бровью. Агния Павловна отставила поднос со шприцами и иглами, подошла, заинтересованно слушая Фролова. Тот засмущался, некстати покраснел, стал комкать кепку, уронил папку, стал поднимать.
— Отнял, бросился бежать, нырнул в кусты в скверике у храма, и почти сразу же… раздались три выстрела подряд.
— Промежуток времени узнал?
— Да! — Фролов просиял, радуясь, что не забыл уточнить это. — Секунд пять между выстрелами. Общее время — секунд пятнадцать, со слов постового.
Грених сузил глаза.
— Вскрыли? Не был болен? Оружие какое? «Наган»?
— Вскрывали на Мясницкой, доктор Бейлинсон протокол составил, Криворотов и Попов тоже были. Оружие — «наган».
— А почему Криворотов и Попов? Агент с Баумановского района, что ли? На одежде следы пороха есть, какие? Ширина пулевого отверстия? Что пальцы?
— Следы пороха есть, ширина отверстий — все это в пользу выстрела с близкого расстояния. Тыльные поверхности пальцев левой и правой рук в копоти.
— И что же тогда тебе еще нужно?
— Ну это же невозможно, Константин Федорович, — убить себя тремя выстрелами в грудь. Одним — куда ни шло. Три раза в себя. Три!
— Очень даже возможно, — возразил профессор. — В угрозыске служат люди далеко не робкого десятка. Он, видно, целился в сердце, чтобы было наверняка, но попал не сразу. А заставлял себя стрелять вновь и вновь, потому что знал, если не попадет, то останется калекой. Это в его планы не входило.
— Случай мутный, Константин Федорович, — в надежде поднял голову Фролов. — Вы бы сами посмотрели дело… Свидетель — ну, постовой этот — гнался за ним с угла Волхонки и Знаменки до самого храма. Говорит, он вел себя так, будто его кто-то преследует.
— Ну ведь милиционер его и преследовал.
— Он его заметил до того, как лишился оружия. Увидел издали и направился к нему, чтобы узнать, что стряслось. Тот был точно конь в мыле, волосы дыбом, куртка перепачкана — спасался от кого-то.
— А вокруг подозрительных личностей не приметил?
— Нет.
— Нет, не приметил или ты не спросил?
— Я спросил, — встрепенулся Фролов, чувствуя, что Грениху насквозь видна его ложь, даже самая крохотная и незначительная. — Но надо все же уточнить еще раз…
— Ладно, давай погляжу, — Грених взял из рук Фролова папку, которую тот уже три раза успел уронить. — Николай Иванович ошибок себе вроде бы не позволяет.
И принялся читать, бубня себе под нос и глотая части предложений:
— «На левом борту куртки… отверстие 0,6 см, ткань на пространстве 6×11 см вокруг буровато-коричневого цвета, шероховата». Так, понятно. «По снятии одежды: во втором межреберном… с пояском осаднения в 3 мм… кнаружи — третья… как и первые две». Хорошо. «При вскрытии… левое легкое… 2 раневых канала… с отверстием в последней 2×1,5 см, неправильной формы… второй проходит через обе доли…»
С непроницаемым лицом он вернул бумаги Фролову, для которого текст экспертизы все еще звучал как заклинания шумерских колдунов.
— Открывай дело и начни выяснять, чем этот Баранов занимался.
— А как по-вашему? Застрелился?
— Да, застрелился. Сначала попал в мягкие ткани и легкое, потом наконец прострелил аорту. Но, думается мне, не без давления со стороны. Выясняй, чем он занимался.
— Я немного посмотрел, какие протоколы он составлял, по каким адресам выезды совершал… Он был уполномоченным агентом Баумановского района. Есть один дом… нехорошая у него последнее время репутация складывается… Нет, вы не подумайте, там много приличных людей живут, из Моссовета даже. А раньше было много венгров, австрийцев — семьи военнопленных… и чехи, — продолжал Фролов, комкая свою кепку и опять роняя папку. — За текущий год жители этого дома трижды в нарсуде побывали и несколько раз подавали заявления мосгубпрокурору, — сгребал он с пола листы, — постоянные там беспорядки, какие-то стычки между русскими и иностранцами, дебоши и даже разжигание национальной вражды. Одни на других наговаривают. На будущей неделе должен перед губсудом предстать мальчишка… А как он предстанет? Он лежит с пробитой головой дома — мать утверждает, на него с кирпичом напали, а потерпевшая сторона — что он по пьяни спровоцировал драку. Его освидетельствовал, психиатрическую экспертизу составлял врач из КСЭ, что на Мясницкой… доктор Гладков, работает под начальством доктора Бейлинсона. И мне не понравилось, как его протоколы составлены, там не было алкогольной пробы. А у потерпевшего взяли, но поздно, на другой день. О пьяной драке только со слов свидетелей.
— А что за дом? — нахмурился Грених, будто предчувствуя неладное.
— Ах, это же ведь на Баумановской, да? — воскликнула Агния Павловна. — Не тринадцатый? Что в бывшем Девкином переулке?
— Он самый, кирпичный, красивый такой, бывшей купчихи, у которой завод где-то за городом был.
— Там и доктор Бейлинсон живет, — поддакнула профессорская жена испуганно.
— Майка ведь к его сыну математикой заниматься ходит? — спросил Фролов.
— Да, к Коле Бейлинсону, — подтвердила Агния Павловна, осторожно касаясь рукава Константина Федоровича, ставшего каким-то напряженным. — Помнишь его, Костя? На Пушкина немного похож, кудрявый такой, светленький, черноглазенький, поэт, музыкант, на виолончели играет, блистает в школьном театре, но провалил математику и остался на второй год. Ты же знаешь, она над ним шефство взяла.
— Дважды, — процедил Грених, сжав зубы и глядя вниз. — Дважды оставался на второй год.
И его лицо сделалось прежним: жестким, хищным, потемнели глаза. Врожденная гетерохромия стала такой явственной на фоне белков, еще горящих невыветрившимся флуоресцеином, что Фролову сделалось не по себе — одна радужка светлая, как стеклянная, другая слилась со зрачком, стала, как кусок смолы, бездонная, черная. Все же жил в этом человеке какой-то страшный демон, и хоть запрятал его профессор глубоко в душу, но, едва дело коснулось того, что ему было дорого, — Майки, дочери от первого брака, — демон этот тотчас показал свою зубастую сущность.
Фролов неловко потупился. Супруга Грениха тоже, видно, испытывала замешательство, настороженно поглядывала то на мужа, то на Алексея.
— Майя сдает экстерном экзамены и периодически перескакивает через классы, — добавила она, решив, что затянувшуюся паузу нужно разбавить пояснением. — Перешла в шестой, но уже всю программу девятого класса наизусть выучила. Любимый предмет! Математиком хочет стать.
Резким, нервическим движением Грених отдернул воротник рубашки, завернувшийся под пиджаком, и указал жестом на дверь.
— Прошу на выход. Здесь холодно, — сказал он спокойным голосом, в котором звенели лед и металл.

Глава 2
Зачем музыканту математика

Распластавшись по разбросанным на столе тетрадям, учебникам, уронив кучерявую светловолосую голову на сгиб локтя, Коля ковырял химическим карандашом на промокашке, бесконечно повторяя и повторяя очертания единицы в числителе и икса в знаменателе. Майка, нахмурившись, наблюдала отсутствующую гримасу мальчика, улетевшего в мыслях, казалось, куда-то в далекие дали. Свет косыми лучами втекал в занавешенные кружевными занавесками окна, обливал Колино золотистое от летнего загара лицо, мелкие завитушки волос у шеи были почти белыми. Через приоткрытую фрамугу несло свежестью, пряным запахом палой листвы, прошедшего утром дождя и сладостью конфет из кондитерской артели, располагавшейся через пару домов. Коля жил недалеко от вокзалов, на улице, где еще не снесенные низкие деревянные строения стояли вперемешку с каменными многоэтажными, в красивом кирпичном доме в три этажа, построенном за год до революции.
Уроками всегда занимались в гостиной за большим обеденным столом, устланным белой скатертью. Одетыми в серые шерстяные чулки ногами Майка ощущала высокий ворс красного с синими цветами ковра, в поставцах красовался фарфор, по углам стояли выточенные из дерева этажерки, уставленные ангелами разных конфигураций и размеров — хрустальными, керамическими, вырезанными из дерева, а на стенах с полосатыми кофейного цвета обоями висело множество фотокарточек в узких позолоченных рамах. В углу стояла покрытая вязаным пледом тахта. Но гордостью Колиной гостиной было большое коричневое пианино и, конечно же, его виолончель на подставке, отливающая красным.
Майка часто заставала его за музыкальными упражнениями. Коля всегда играл перед тем, как перейти к долгим сражениям с примерами и задачками. Музыка ей нравилась чуть меньше, чем математика, разумеется, но все же было в ней что-то волнующее. Особенно в сюите № 1 Баха — в самом ее начале.
Майка тихо проходила в гостиную, садилась на край тахты и слушала, закрыв глаза и представляя, как сама водит смычком по струнам на сцене Большого театра перед полным залом. Хорошо быть музыкантом, играешь себе, заставляя кусок дерева издавать божественные трели, а все кругом умиляются и хлопают. Учиться игре на таком сложном инструменте надо было начинать в дремучем детстве. Коля приступил к музыкальной грамоте аж в пять и уже десять лет отрабатывает свое умение. А куда Майке в ее тринадцать? В январе будет уже четырнадцать…
Дружить они начали сразу, как только Майка поступила в школу, — познакомились в театральном кружке. Коле, как самому видному актеру, всегда доставались лучшие роли во всех постановках, а Майке — неказистой худенькой девочке с черными стриженными до плеч волосами — хорошо, если изображение куста на ватманской бумаге позволят держать. Майкин куст, однако, никогда не отмалчивался в стороне, хоть был и бездушным предметом, за словом в карман не лез. Коля играл Пушкина, Онегина, Дубровского, гусар и юнкеров в школьных постановках, а Майка из-за декораций передразнивала его или отпускала едкие замечания. Они могли бы стать смертельными врагами, но у Коли был мягкий характер, слова маленькой востроглазой «колючки» из младшего класса, как он ее прозвал, смешили его, а порой наводили на мысль, как подправить свою игру. Ведь замечания ее были всегда справедливыми, а не с целью уколоть. Да и к театру он серьезно не относился. Но когда давал какую-нибудь пьесу на виолончели на музыкальных вечерах в школьном актовом зале, Майка не стеснялась подойти первой после концерта и поздравить с великолепной игрой.
— Знаешь что? — сказала она, расправив на коленях складки синего сатинового платья, зло выпятив губу и убирая волосы за уши. — Человек подобен дроби.
— Ну, ну! — устало вздохнул Коля, продолжая возить карандашом по промокашке.
— Это еще Лев Толстой сказал. Сказал, что числитель — это то, что человек есть, а знаменатель — то, что он о себе думает.
— Тогда я есть единица, и я ничего о себе не думаю. Или думаю о себе «икс», — Коля выпрямился на стуле, с неохотой притянув тетрадку. На первой странице была выписана его аккуратным девичьим почерком страшная, как всадники Апокалипсиса, система линейных уравнений с двумя неизвестными, в которой в объятиях скобок пространство дробей иксы и игреки делили с цифрами и знаками плюс и минус.
— Чем больше знаменатель, тем меньше дробь, — не сдавалась Майка, убирая со лба вечно лезущую на глаза длинную черную челку.
— Не доказано, ведь мы не знаем, чему равен мой икс.
— А я бы знала, как ответить, чтобы посадить тебя в лужу.
— Я в тебе не сомневаюсь, — мягко и беззлобно ответил Коля. — Но и тебе, маленькой колючке, со мной не совладать. Я не смогу понять эти уравнения. Для меня это наскальные знаки кроманьонцев.
— Ты это директрисе скажи.
— Уже сказал, когда она меня на второй год грозилась оставить. А еще добавил, что лоб расшибу, но докажу, что проживу и без этих игреков. Ты одна в школе осталась, кто решился взять надо мной шефство. Кто только за этим столом не сидел: и Толик Степанов, и Женя Сорокин, и Ленка Филина. Все со мной в конце концов соглашались. Так и говорили: а ну тебя, Коля, чего с тобой время терять. Уже и отец рукой махнул, хотя в прошлом году грозился нанять учителя. Согласись и ты.
— Не-а, не дождешься.
— Это дело принципа, понимаешь? Ну не нужна музыканту математика. Пусть меня и на третий год оставят, и на четвертый. Пусть опять не примут в комсомол и галстук этот отнимут, — Коля нервно оттянул от горла красный узел, аккуратно повязанный у воротника его выглаженной рубашки с бантовыми карманами, похожей на юнгштурмовку, только пошитую из белого сатина. — Пусть я в этой школе помру. Тогда, быть может, мне воздвигнут памятник, — он вскинул голову, взгляд его подернулся печалью, и он откинулся на спинку венского стула. — И напишут большими буквами: «Здесь умер великий композитор и поэт, виолончелист Николай Николаевич Бейлинсон, отдав жизнь за истину!»
Майка упрямо фыркнула, оборвав его фантазии.
— Математика все равно нужна.
— Зачем? Чтобы посадить обидчика в лужу, когда он тебе про дроби задачку задаст, пытаясь алгеброй гармонию поверить, а душу запихнуть в знаменатель?
— Во-первых, в числитель. В знаменатель Лев Толстой вкладывал сознание.
— Это все казуистика!
— Ничего не казуистика. И знаешь, как сделать, чтобы твоя дробь была больше?
— Ну и как? — скривился в кислой улыбке Коля.
— Знаменатель должен быть меньше числителя.
Его лицо замерло на мгновение, глаза потемнели — вычисления на лице отразились физическим напряжением скул и посинением вен на висках. Он не был тугодумом, но с цифрами у него действительно всегда были какие-то патологические трудности, которые стали особенно отчетливо проявляться в последний год. То ли математика стала сложней, то ли Коля — вредней.
— Как называется такая дробь? — сжалилась Майка.
— Не помню, — выдохнул он.
— Ты издеваешься? — спросила она, сузив глаза. Но не дождалась ответа, стала объяснять, что такое неправильная дробь и что, если взять единицу, поделить ее на десятеричную дробь, которая меньше единицы, — например одну сотенную, тогда в итоге получится цифра, равная ста; а если не брать одну сотенную, а даже одну десятую, то ответ все равно будет больше единицы.
Коля, слушая ее, расслабился, подпер подбородок рукой и улыбался, как блаженный дурачок.
— Tu es une charmante petite épine[2], — проронил он с печальным привздохом. — Ты такая чудная. Неужели тебе это кажется забавным? Пройдет год, два, три, и ты будешь сама над собой смеяться.
— Два ноль в мою пользу, — парировала она невозмутимо. — Я опять заставила тебя сесть в лужу, а ты и этого не заметил. Какую глубокую мысль вложил Толстой в этот афоризм, но для тебя он скрыт.
— Я безнадежен, — фыркнул Коля.
— Если ты будешь меньше о себе воображать, то сразу станешь больше единицы — вот что хотел сказать Толстой, — разозлилась Майка.
Коля продолжал смотреть на нее, как на говорящий цветок, не стараясь вникнуть в витиеватость ее математических умозаключений. Вдруг его рот дернулся в странной улыбке, он перегнулся через стол и схватил ее за рукав.
— Давай убежим отсюда?
Майка не сразу осознала, что произошло. Медленно она выровнялась и перевела недоуменный взгляд на пальцы Коли, уставившись на них так, будто глядела на дохлую мышь. Мальчик не убирал руки, растянулся животом по всему столу и выжидающе глядел. Майка медленно вытянула свой рукав из цепких пальцев Коли. Заметив, что она собирается отдернуть руку, он попытался ее не пустить, но девочка оказалась проворней.
— Куда убежим? — спросила она так, словно ее нисколько не возмутила выходка мальчика, а очень даже заинтересовала.
— В Ленинград, — неуверенно ответил Коля, не ожидавший такого скорого согласия.
— Ты хочешь бросить школу? — серьезно, без тени упрека, спросила Майка.
— Школу, семью, Москву и вообще Советский Союз! — вырвалось у Коли, он все еще продолжал протягивать свою руку Майке через весь стол, а она — смотреть на его пальцы как на дохлую мышь, не то чтобы брезгливо, а как дитя — с любопытством.
— Ленинград пока еще в составе Советского Союза, — молвила она так же серьезно, переведя взгляд с руки Коли на его лицо.
— Майка, ты… — начал было он и откинулся на свой стул, схватил опять химический карандаш и зло перечеркнул систему уравнений. — Мне здесь нельзя оставаться. Это все меня убивает, медленно по крупице. Ты себе и представить не можешь, в какой капкан я угодил!
— Послушай, нет никакого капкана.
— Я задыхаюсь! — продолжал он черкать по тетради.
— Ты просто драматизируешь. Ну что тебе стоит перестать упрямиться и хоть раз напрячь мозги? Сейчас бы уже поступал в свою консерваторию. А ты — что? — дурью маешься. Математика — не такая уж и сложная, я ее всего-то три года учу, а до десяти лет в детдоме, стыдно признаться, не знала, как геометрические фигуры называются. Сейчас к университетской программе перешла. А там, между прочим, чистая арифметика и сотни разных условий вроде факториала нуля…
— Майка! — отчаянно вскрикнул он, перестав кривляться и отбросив карандаш. — Ну услышь меня хоть ты! Какой к чертям факториал, когда…
Раздался звонок, в передней кто-то принялся топтаться и бубнить — как это обычно бывает, когда приходят гости. Коля схватился за карандаш и навис над тетрадью, делая вид, что размышляет над перечеркнутым примером.
Через какое-то время хлопнула дверь, и в гостиную влетела запыхавшаяся старшая сестра Коли — Лиза, студентка живописного факультета ВХУТЕИНа, который располагался недалеко от Майкиного дома на Мясницкой. Живая, высокая и непоседливая девушка с короткими смоляными кудряшками и серыми лисьими глазками, в модном светлом пальто и причудливой шляпке, которую сшила сама из меха, перьев и отреза белого драпа. Брат с сестрой совершено были не похожи ни внешне, ни по характеру. Коля обычно молчаливый и спокойный, а Лиза всегда шумная, говорливая и даже как будто с приветом, впрочем, как и все, наверное, художники.
Какими-то дергаными, драматичными движениями она начала расстегивать пальто, плюхнулась в кресло, уронив локоть на подлокотник, принялась развязывать узел шейного платка лилово-бирюзового цвета в огурцах. Майка с любопытством разглядывала ее шляпку, похожую на диковинную африканскую птичку, Коля смотрел на сестру исподлобья обиженным взглядом волчонка. Только иногда она приходила проведать семью, училась в институте и жила в общежитии, самостоятельно, одна, на стипендию. Об этом Коля всегда рассказывал с вожделением и завистью. В последнее время ему что-то не сиделось дома, он мечтал поскорее поступить в консерваторию или убежать куда-нибудь.
— Ах, Коля! — сказала она наконец. — Ну спроси меня, почему я такая счастливая?
— Ну и почему? — угрюмо спросил тот, надувшись, как индюк.
— Я выхожу замуж! — выдохнула Лиза и одним махом сорвала с себя шляпку, ловко зашвырнув ее на патефон. Та приземлилась прямо на крышку.
— Опять, что ли? Папа не разрешил же в прошлый раз.
— А ну и черт с ним! Мы с Лёней будем как Ромео и Джульетта — поженимся и выпьем вместе яду. И все нам будет нипо-чем! Да… и собираемся венчаться в церкви, настоящей! Маман знает. Только не говори никому, — она внезапно перевела взгляд на Майку, посмотрела на нее с удивлением и настороженностью. — Ты тоже не говори, ладно?
Майка кивнула. А Лиза, сорвав с себя и пальто, оставшись в светлом платье с короткой юбкой, которая болталась по последней моде чуть ниже бедер, бросилась к окну, раздвинула по сторонам занавески и принялась его открывать. Но рама не поддалась сразу. Девушка сражалась с ней довольно долго, дергая так и эдак за ручку, пока не распахнула створки с облегченным вздохом: «Все!»
Внезапно она забралась на подоконник с ногами, обутыми в сапожки, и прокричала вниз:
— Было то в темных Карпатах, было в Богемии дальней… Впрочем, прости… мне немного жутко и холодно стало…
Майка сделала недоуменное лицо, очень выразительно хлопнула глазами, посмотрев на Колю, а потом стрельнув взглядом на раскрытое окно, в которое сразу же ворвался поток холодного осеннего воздуха, мгновенно охладившего комнату.
— Лиза, не надо, — Колины глаза расширились, он даже привстал. — Спустись, дуреха.
Та спрыгнула на ковер, повернулась к ним, сев на подоконник.
— Верь, друг мой, сказкам: я привык вникать в чудесный их язык и постигать в обрывках слов туманный ход иных миров… — декламировала она Блока.
В передней вновь хлопнула дверь. Лиза быстро соскользнула с подоконника и судорожно стала закрывать окно. В гостиную заглянула их мать.
— Фу-ух, мама, напугала до чертиков. Я-то думала!
Высокая статная блондинка в черном шелковом кимоно с такими широкими рукавами, что из них можно было пошить парашют или даже два, насупленно оглядела комнату. Короткие, до ушей, волосы были уложены блестящими волнами, над губой родинка, и щеки такие же округлые, как у Коли. Вместе с ней в гостиную ворвался аромат табачного дыма и каких-то невероятно волшебных, терпких духов. Коля говорил, что она душится герленовским «Фоль арома», который невозможно достать.
— Ники, — проронила она томно, — вы долго еще? Лиза, почему в обуви? Иди, сними сейчас же сапоги. Вы окна открывали?
Потом посмотрела на Майку и с натянутой улыбкой сказала:
— Майя, за тобой мама пришла.
Ну вот, не успели решить пример, все из-за Лизы — действительно дуреха, но смешная такая, всегда что-то отчебучивает. Что-то Ася рановато. Еще с полчаса оставалось.
Лиза подхватила свои шляпку и пальто и выпорхнула за дверь, вальсируя и напевая что-то из «Травиаты». Из дальней комнаты донесся ее странный, почти демонический хохот. Коля прицокнул языком, покачав головой, мол, ну что с нее взять, навис над тетрадью, делая вид, что страшно озабочен примером. Вдавливая носик карандаша в бумагу, он изобразил под зачеркнутыми уравнениями фигурную скобку для следующей системы.
— Повеситься можно, — прошептал он капризно и как бы самому себе. — Прямо вот на этой скобке. На виселицу похожа.
Вошла Ася в скромном твидовом жакете и клетчатой в мелкую складку юбке до колен, держа в руках сумочку, маленький букетик флоксов и снятую с головы косынку. Волосы ее, убранные назад в узел, чуть разметались, щеки разрумянились с улицы. От нее пахло живыми цветами и осенней свежестью. По сравнению с Колиной мамой Ася выглядела старшеклассницей, выбежавшей на переменку в школьный сад. Даже Лиза и та казалась взрослее в своей птичьей шляпке. Не выходило у Майки относиться к двадцатитрехлетней мачехе как ко взрослой, для нее Ася была сестрицей, с которой можно обсудить все на свете, особо не церемонясь.
— Ну здравствуйте, товарищи ученые-математики, — весело воскликнула Ася, подходя к столу и заглядывая Коле в тетрадку. — Как далеко продвинулись?
Коля стыдливо накрыл ладонями тетрадный лист, где под перечеркнутыми примерами успел сделать набросок виселицы и повесившегося на ней человечка.
— Дальше просто некуда, — отозвался он с сияющей от уха до уха улыбкой. Щеки вспыхнули. — Дальше — только смерть.
Ася со вздохом взъерошила его светлые кудряшки.
— Ну раз так все сложно, пора и отдых знать. Идем, Майя, сегодня у нас… не забыла? Концерт! Первый симфонический ансамбль Моссовета… А мне еще к соседке вашей, что сверху, над вами, — Ася опять потрепала Колю по голове и указала пальцем наверх, — заскочить надо. Сына ее, говорят, кирпичом по голове огрели и помирать бросили, да еще обвиняют в общественных беспорядках.
— Это кого огрели? — изумилась Майка. — Мишку Цингера? И в чем обвиняют?
— В общественных беспорядках, — вздохнула Ася, убирая со лба растрепанные прядки. — Но тут новые улики сыскались, перед судом надо все разузнать, все по полочкам расставить, а то как бы мальчика не засудили почем зря. Он ведь единственный взрослый мужчина в семье, в девятый класс не пошел, на мыловаренный завод устроился. Если осудят, что тогда?
Пока Ася говорила, по своему обыкновению звонко, будто на собрании учкома, Майя не отрываясь глядела на потемневшее лицо Коли. Под ее тяжелым, вопрошающим взглядом он повел себя весьма странно, вскочил, забегал по комнате, зачем-то схватился за свою виолончель.
— Я забыл совсем, мне тут… мне срочно надо сегодня Шуберта… — пробормотал он взволнованно.
Коля был неплохим артистом и, если надо, мог сыграть и смерть на дуэли, и восторженное признание в любви. Но вот сильных эмоций скрывать не умел. Когда ему впервые двойку в четверти влепили, расплакался, как девчонка. Так что Майка знала, если забегал, значит, было отчего.
— А когда же его ударили? — спросила она, не отрывая от Коли строгого взгляда.
Тот лишь пожал плечами, вместе с виолончелью отступая назад.
— Мишка ведь твой бывший одноклассник! И ты не знаешь, что с ним стряслось? Это как так? Рассказывай давай!
— Не знаю, — Коля двинул бровями, а глядел вниз.
— Не поинтересовался здоровьем товарища?
— Майка, ну что ты наступаешь? — перебила ее Ася, мягко улыбаясь. — Коля мог и не знать. Он занят, у него Шуберт. Идем, не будем ему мешать.
— Как же! — Майка выросла над столом, прекрасно зная, что у Коли нет сегодня никакого Шуберта, музыкальная школа у него послезавтра. — В классе были неразлейвода, а как Мишка ушел на фабрику — все, чужие люди. Интеллигенция, значит, отдельно, рабочий, трудовой класс — отдельно? А революция была зачем?! Идем вместе с нами, проведаем Мишку. Три года на одной сцене вот так стояли, стихи читали, целясь друг в друга из бутафорских пистолетов.
Схватив портфель, она поспешно вложила в него учебники, справочники и тетради и направилась к двери.
— Идем-идем, — бросила она за спину, обращаясь к Коле. Тот тяжело вздохнул и нехотя отложил виолончель к стене.
В квартире над Колей жило многочисленное венгерское семейство по фамилии Цингер, принявшее русское подданство еще в 1917-м. Мишка на самом деле носил сложное и невыговариваемое венгерское имя Михэли. Но все его величали просто Мишей или Мишкой. Отец его был из бывших военнопленных, содержался в лагере под Никольско-Уссурийском, после революции зачислился в ряды Красной армии, хорошо говорил по-русски, вступил в агитационную комиссию, служил заведующим инженерной частью 1-го Хабаровского интернационального отряда и сражался на уссурийском фронте с интервентами и белогвардейцами. Как участник Народно-революционной армии Дальневосточной республики по окончании войны отправился с семьей в Москву на курсы красных командиров в интернациональную школу, получил жилище в тогда еще окраинном Баумановском районе, но умер от застарелого ранения. В доме № 13, в котором проживал Коля, поначалу все были из Интернациональной социал-демократической организации иностранных пролетариев и участниками НРА ДВР. Но время шло, Москва быстро расширялась, жильцы съезжали, их квартиры занимали другие. Семья Мишки Цингера была последней из мадьяр[3].
На звонок открыла тетя Бела, кутающаяся в цветастый платок, — невысокая темноволосая женщина с сухим желтым лицом и черными проницательными глазами. Миша был очень на нее похож и благодаря своей венгерской внешности всегда играл черкесов или кавказцев в школьных постановках по Лермонтову. Его статной фигуре, смуглому лицу и черным волосам очень шли красная приталенная черкеска и заломленная на затылок черная папаха. Он был старше Коли на два года — позже пошел в школу, всегда держался с холодной отстраненностью, потому что был не русским и чувствовал себя в классе чужим, но все девочки, каких Майка знала, тайно вздыхали по его колючему взгляду и темной полоске усиков над верхней губой.
— Здравствуйте, Бела Германовна, — чуть дрожащим от волнения голосом обратилась к хозяйке Ася. Коля, неожиданно побледневший, с поникшей головой незаметно шагнул за ее спину. Майка искоса наблюдала за мальчиком, который выглядел, как нашкодивший ребенок или пойманный партизан, и нервничал. Она никак не могла понять — почему. Заломил назад руки, стиснул до побеления в костяшках пальцы, а голову держал опущенной и все прятался за Асей, чтобы его тетя Бела не видела. Но та лишь скользнула коротким равнодушным взглядом по лицу Коли и никаких претензий вроде не собиралась ему предъявлять. Отчего же он так боится?
— Я к вам по поручению из Института Сербского пришла, — продолжила Ася. — Хотела спросить, как себя чувствует Михэли и приходил ли кто составлять психиатрическую экспертизу?
— Приходили, — сухо ответила венгерка.
— Вышло так, что дело принимает другой оборот и требуется провести переосвидетельствование. Вы не расскажете, что у вас здесь такое происходит? — доброжелательно улыбалась Ася, подавшись вперед.
— Происходит то, что у честных рабочих людей, героев войны, незаконно отнимают квартиры! Впутывают в провокации, клевещут и принуждают ко лжи!
Ася перестала улыбаться, лицо ее посерьезнело. Женщина отступила в сторону, пропуская гостей в переднюю, которая заметно отличалась от Колиной. Обветшалые обои, ни половичка на паркете, ни вешалки, забросанной верхней одеждой. Старая шинель Мишки и целый ворох штопаных детских пальтишек строго по-армейски висели на забитых в ряд гвоздях, под ними — обшитый железом сундук.
— Эта вражда со старыми жильцами началась еще в конце 22-го, когда из Рязани прибыла семья доктора Бейлинсона.
Резким пренебрежительным движением подбородка тетя Бела указала на Колю, а тот молча проглотил шпильку, сделав вид, что не услышал. Следом указала рукой на дверь, за которой лежал ее сын, и все трое вошли в небольшую комнату с крепким запахом карболки и каких-то мазей.
На окне простенькие льняные занавески с вышивкой, в одном углу письменный стол — странно пустой без книжек и учебников, рядом узкая детская кроватка, а в другом углу — вторая кровать, железная, на которой спиной к ним, укутавшись в одеяло, лежал кто-то с перевязанной головой. Майка не узнавала Мишку из-за шлема из бинтов, пока он не стал медленно оборачиваться и вставать на шум.
Его осунувшееся, пожелтевшее лицо с темными кругами под глазами стало каким-то злым и хищным. Он поочередно посмотрел на мать, Майю, Асю, которая прижала руки к щекам и ахнула, а следом остановил взгляд на Коле. Тот едва зашел, встал на пороге и опять трусливо спрятался за Асей, но Мишка как будто стремился его хорошенько разглядеть и даже вытянул шею, скривившись от боли и накатившей тошноты.
Мать его бросилась к жестяному тазу, что стоял под кроватью, поспешно подала, сын сжал зубы, отстранился, хрипло выдавив по-русски:
— Не надо, мама. Чего опять хотят?
— Переосвидетельствование, — поспешно объяснила она, — хотят сделать. Эта молодая женщина из ИСПЭ. Может, все теперь наладится? Женщина ведь всегда выслушает, правильно поймет.
Мать Мишки обернулась к Асе и, смягчившись, обратилась к ней:
— Год за годом у нас отнимают жилье. И все это рязанские бандиты! Это они разжигают контрреволюционные скандалы, кричат, мол, бей жидов и коммунистов, раньше был Николай, а сейчас Рыков, мы все равно всех перекокошим. А потом находятся откуда ни возьмись свидетели из соседей, из простых и честных людей, что это, мол, мы — мадьяры — кричим и всех на вилы поднять собираемся. Был у нас сосед, жил в квартире напротив, его почти насмерть железным прутом забили, обвинив в троцкизме, а ведь тоже с уссурийского фронта. Весь дом якобы видел, что он в гуще драки налево и направо кулаки разбрасывал, защищая Троцкого. А дело было совсем иначе. К нему один из рязанских христосоваться лез — на Пасху это было года два назад, сосед отказал, так тот его сразу бить начал. Рязанский губпрокурору заявление написал, все там наврал, извратил, трех человек свидетелями привел. В протоколе нарследа вообще было написано, что мадьяры нашли отклик в троцкистской оппозиции. И это со слов кого-то проходящего мимо. Свидетели! Одни только что-то слышали в окно, другие мимо проходили. И разве супротив них что можно сказать? А обвиненный, вот как мой Михэли, в окровавленных бинтах ответ за себя держал в суде, от удара едва языком ворочал. Семью выселили, а ему самому два года исправительных работ дали, он и умер от обиды и отчаяния на другой день после суда. Таких случаев я четыре или пять насчитаю в нашем доме и в нескольких соседних. Драка, скандал, постановление на выселение. Толку что-то доказывать? Нас не слышат, мы призраки. Мы для них больше не герои революции, а бывшие военнопленные.
— Что это за рязанские бандиты такие? — спросила Майка, собрав на лбу морщину. — Вы их в лицо знаете? Опознать сможете?
Мать Мишки девочку хорошо знала, ее взрослости и прямолинейности она не удивилась.
— Был такой один студент из бывших зажиточных крестьян. Бандит страшный, все любил повторять слова Луначарского, что он-де тот тип хулигана, который полезен революции. Сейчас уже остепенился — председатель союза жилищного товарищества Баумановского района, отрастил усы, как у Сталина, — никто про него не скажет, что убийца. В квартире соседа живет. Убил и живет себе так, словно ничего не случилось.
— На Мишку он напал? — сузила глаза Майка.
— Нет, какие-то другие. Там в общей свалке и из нашего дома, говорят, кто-то был, много с фабрики, грузчики с вокзалов — как раз расходились по домам. Михэли ничего не помнит: ни с чего все началось, ни как его ударили, ни кто. Всю ночь пролежал во дворе с проломленной головой, утром баба Дося, дворничиха наша, обнаружила. Еще бы чуть-чуть… — она скривилась, спрятав лицо в свисающий конец своего цветастого платка. — И не стало бы моего старшего сына. Что я буду делать одна с пятью маленькими?
Тут произошло совершенно неожиданное.
Мишка, все это время сидевший молча, вцепившись нервными пальцами в край постели, застонал, потом зарычал и, извернувшись, как человек, пытающийся прорвать блокаду на пути, бросился к дверям. Там стоял Коля.
И Майка не сразу поняла, что Мишка целился в него. Вцепился в красный галстук одной рукой, другой с силой дал ему в живот, отчего Коля согнулся пополам и начал заваливаться в переднюю. Ася взвизгнула, мать Мишки быстро сообразила оттянуть сына.
Тот вцепился мертвой хваткой в галстук бывшего одноклассника и дергал его из стороны в сторону, впрочем, слабея и не нанося тому никаких новых ударов, а тихо и утробно рыча:
— Предатель, предатель, предатель…
Ася пришла на помощь матери Мишки, и обе женщины оттащили мальчика к кровати. Он плюхнулся на постель, зажал обеими руками рот и едва успел нагнуться к жестяному тазу, как его стало выворачивать наизнанку.
— Михэли, да что ты? Что ты делаешь? — причитала мать, придерживая таз и сына за плечо. — Что о тебе подумают… из Института судебной экспертизы… что же теперь о тебе скажут?.. Ну как ты мог!
Коля почти сразу же дернул на лестничную площадку. Майка бросила короткий взгляд на Асю, не знавшую, с какой стороны начать оказывать помощь, и поспешила за Колей.
Тот сбежал на первый этаж и, прислонившись спиной к стене, закрыл лицо руками.
— Вот знала же, что-то такое ты скрываешь, — злобно прошипела Майка, встав к нему вплотную и уперев руки в бока. — Почему он предателем тебя зовет? Ты это его кирпичом, что ли, огрел?
Коля медленно опустил руки, и Майка увидела его белое лицо со стиснутыми губами.
— Ненавидь меня и презирай! — беззвучно произнес он. — Но да. Это я его ударил. Я!
— За что? За контрреволюционные высказывания?
— Ни за что. Он не выкрикивал никаких контрреволюционных слов и вообще просто мимо проходил…
Несколько долгих секунд Майка гипнотизировала мальчика напряженным взглядом.
— Не ожидала от тебя такого, — вымолвила наконец она.
— Я тебе сказать пытался… Ты же со своими уравнениями… Я повинюсь! — он было протянул ей ладонь, будто хотел мириться, но Майка отшатнулась назад, скрестив руки, посмотрела на протянутые пальцы с гримасой презрения.
— Еще как повинишься!
— Не суди, прежде не… Его все равно стукнули бы! Еще хуже — калекой бы сделали, убили. Я специально его не сильно. Видишь — он ведь в сознании, все помнит. Я повинюсь! Вот сейчас соберусь с духом и пойду у него и его матери прощения просить…
— Никогда бы не подумала, что услышу от тебя такие слова, — ужаснулась Майка. — Ты что? В банду вступил?
— Нет! Меня туда насильно втянули, шантажом. Отца и мать зарезать грозились.
— Почему они выбрали тебя? — риторически заметила Майка, невольно представляя незримую банду в виде кучки пиратов, в которой один одноногий, другой однорукий, третий одноглазый — и все в черных треуголках, грязных тельняшках и ухмыляются, оскалив беззубые пасти, как в книжке Чуковского про Бармалея. — Кажется, я начинаю понимать. Тебе всё отказывали из-за неуда по математике в комсомольском значке. Тебе сколько? Шестнадцать когда будет, в декабре? Два года в пионерах ходишь, вот и покатился по наклонной.
— Майка! — он чуть ли не плача простер к ней руки. — Ну правда, я не хотел, меня заставляют.
— Кто?
— Не могу сказать. У них такие страшные люди есть — подойдет такой, стукнет под ребра, ты ничего и не заметишь, а домой придешь — мертвым повалишься.
— Дудки! Такого не бывает… — начала было Майка, но осеклась, вспомнив, как ей отец рассказывал про смертельный удар в средостение, от которого может остановиться сердце.
— Бывает! — его лицо исказилось, он зажмурился. — С одним недовольным вот так и разделались прямо на моих глазах.
Майка нахмурилась, чуть придвинулась к подъездной двери, открыла, посмотрела наружу, потом глянула вверх на лестничные пролеты.
— Ну ты и олух, — прошипела она, — орешь на весь подъезд о таких вещах. Если тебя шантажируют, пойдем к дядь Леше, он в губсуде старший следователь, все ему расскажешь. Они вмиг повяжут всю твою банду.
Коля уже тогда начал махать головой из стороны в сторону, когда Майка произнесла имя следователя.
— Нет, нет, нельзя.
— Ты как маленький Пип, которого каторжный посадил на надгробный камень.
— Давай удерем? Лизка удирает, я тоже хочу! Ты и я. Если надо — я и жениться готов! И Мишку заберем. Ну давай уедем… в Венгрию? Там Карпаты! Вот с Цингерами и уедем в горы. Их все равно выселят. К его матери уже дважды приходили, я сам видел… По правде сказать, меня потому и замели, что я слишком много видел и слышал.
— Замели, — повторила Майка, усмехнувшись. — Ты и разговаривать стал, как уголовник. А ты ведь, Коля, музыкант, воздушная натура, божий одуванчик.
— Божий одуванчик — так про стариков говорят.
— А я про тебя, потому что ты — одуванчик. Ну посмотри на себя, какой из тебя бандит? Ты что? До смерти будешь доводить, играя для жертвы на виолончели?
— Не смешно, Майка.
— Идем к отцу, он сам потом все следователю передаст.
— Нет, — его затрясло, — я твоего отца тоже боюсь… он же гипнотизер!
Тут раздались голоса сверху: вышла на лестничную площадку Ася, тихим, приятным голосом уверяя в чем-то плачущую мать Мишки. Сверху их голоса казались приглушенными и почти нельзя было разобрать слов. Потом она зашагала по каменным ступеням, и Коля, как загнанный зверь, втянул меж сжатыми зубами воздух, сильно приложившись затылком о стену.
— Эй, тише, ты чего, — цыкнула на него Майка.
— Я все продумал, убегу сегодня из дому.
— Тебе одному нельзя, пропадешь.
— Пустяк! Ты меня не сдавай. Даешь слово?
— Еще чего.
— Ты — маленькая, не понимаешь, — горестно вздохнул он, — в этом мире, где все живут не свою жизнь, мы скоро станем бездушными, слепыми автоматами. Это пионерство, комсомол — все это бессмыслица, шелуха, которой хорошо прикрыта продажность, лживость и еще что похуже. Это все равно что расставить по дому ангелов, как сделала моя мать, чтобы про нас думали, что мы хорошие люди. Если бы ты знала то же, что я, ты бы… — Он сглотнул, прежде чем произнести: — Сорвала бы с себя галстук, растоптала его и плюнула на него и опять бы растоптала. Потому что это… это… петля! Маленькая ты, не понимаешь. Все тебя обманывают. Все!
И, прежде чем на ступеньках последнего пролета показалась Ася, Коля бросился по лестнице вверх, пронесся мимо нее вихрем и застучал подошвами ботинок к своей квартире. Наверху громко хлопнула дверь.
— Что это он?
— Ася, Мишка что-нибудь тебе сказал?
Та медленно покачала головой.
— Молчит, партизан. Надо разобраться. Он, может, совершенно случайно обвиненным оказался.
Майка вспомнила, как Коля говорил, что семью Цингеров собираются выселять. Интересно, кто такое замыслил? И как это возможно, просто взять и кого-то выселить из его квартиры?
Домой она шла, пытаясь осмыслить происшествие в доме на Баумановской. Колины слова о галстуке ее сильно взволновали. В трамвае она все гладила узел у шеи, в конце концов решив, что Коля возненавидел весь свет и пионерство из-за своей принципиальности в нежелании понять математику.

Глава 3
Следствие ведет судебный химик

Ася крутила в пальцах ручку, никак не могла сосредоточиться на лекции, которую читала обожаемая ею Фанни Давидовна Вульф. Молодая, легкая, целеустремленная жена профессора Абрикосова чертила на доске мелом схемы выявления азотнокислого стрихнина из печени по способу Драгендорфа. Но ее ученые слова словно тонули в каком-то вакууме. Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро Ася, не переставая, думала только о несчастном, оклеветанном Михэли и его матери, ожидающей суда. Прочитав протоколы и акты по их делу, которые принес в четверг после лекций Кости старший следователь Леша Фролов, содержали такие неточности и пустоты, что без явных доказательств невиновности мальчика суд мог кончиться его осуждением. Плохо было и то, что неделей раньше Михэли стукнуло восемнадцать, а значит, он больше не был несовершеннолетним и наказание ему могли вынести самое суровое.
— Итак, — говорила тем временем преподавательница, стирая с доски изображения пробирок и колб с мерными делениями, — также можно произвести опыты на мышах, если нет под рукой необходимых реактивов. Надеюсь, никто из вас не боится мышей.
Фанни Давидовна была для Аси идеалом советской женщины. Будучи всего лишь на десять лет старше ее, уже заведовала патологоанатомическим отделением 5-й Советской клинической больницы, а с этого года вела часы по судебной медицине на кафедре паталогической анатомии 2-го МГУ. Рождение сына в июне нисколько не помешало ей вернуться к научной и преподавательской деятельности. Краткий курс судебной медицины в ее исполнении был настоящей поэзией, все слушали, затаив дыхание.
— Да их вывели поди всех! — крикнул кто-то из студентов. Другой бросил шутку про героя из самиздатной книжки, Ася не расслышала, но вся аудитория дружно загоготала. Фанни Давидовна дала студентам несколько минут излить веселье, а следом хлопнула в ладоши, и все послушно затихли.
— Ну достанет смеяться. Записываем следующую тему: «Отравление этиловым спиртом», — и повернулась к доске, чтобы написать мелом.
Ася встрепенулась! Ну конечно — проба крови на наличие алкоголя! Никто такой не проводил. И опять сникла, грустно уронив подбородок на ладонь. Пробу крови брали у потерпевшего, ничего у него не найдя. Михэли же провел в обмороке на улице всю ночь, а освидетельствование его проводили спустя сутки. И почему-то пробы брать не стали.
Фанни Давидовна рассказывала об острых смертельных отравлениях, о свойствах винного спирта, поведала историю про извозчиков, которые пили, не зная меры, краденный из бочки коньяк, что везли, и которых насилу вернули к жизни; про больного дипсоманией, который с оружием спасался в квартире соседа от воображаемого палача, все у него переколотив, и множество разных других интересных случаев.
Ася слушала с напряженным ожиданием, когда же Фанни Давидовна перейдет к каким-нибудь существенным вещам, например к количественному анализу, определению алкоголя в крови. И та не заставила себя ждать, по полочкам, досконально разложила опыты Греана, Никлу и Швейсенгеймера. Почти не дыша, Ася судорожно конспектировала, быстро-быстро перенося взгляд с доски к тетради, от тетради к лектору и обратно к тетради, боясь упустить какую-нибудь важную деталь. Ручка летала по тетрадным листам скорее, чем у стенографисток, пальцы стали горячими, Ася покраснела и искусала губы. Но теперь у нее в руках было настоящее оружие против злоумышленников, теперь-то она поставит обидчиков венгерского мальчика на место. Вот что значит наука, вот что происходит, когда вооружен знанием. Да здравствует Ленин, который заповедовал учиться, учиться и еще раз учиться, да здравствует Советский Союз и комсомол. Правда восторжествует!
Едва пара кончилась, Ася быстро сгребла тетради и книги в сумку и, накинув на плечи жакет, повернулась к подружке.
— Сегодня не смогу остаться на лабораторную работу, — проговорила она торопливо. — Скажешь Павлу Ивановичу, что у меня живот разболелся?
— Хорошо, — улыбнулась та. — Опять к своему ненаглядному профессору в ИСПЭ сбегаешь? Вон как губы горят!
— Он мне законный муж, а еще научный руководитель моей будущей дипломной, так что не делай такого лица, — хихикнула Ася, нагнувшись к ее уху. — А губы горят, потому что тут жарко.
— Жарко, как же! И как тебе удалось его заарканить, весь поток диву дается. Говорят, у него нет сердца.
— Неправда, Костик — душка, — Ася вдела руки в рукава жакета и стала застегиваться. — Он очень добрый.
Подруга скривилась, покраснев.
— Это все равно что Цербера назвать Мосечкой.
Ася опять хихикнула, но, не ответив, устремилась вниз меж партами и скамьями, расположенными, как в амфитеатре, невысокими уступами, уходящими от кафедры вверх.
Если бы она внимательней слушала преподавательницу и не улетала периодически в мыслях в будущее, где с торжеством разоблачала негодяя, то поняла бы, что даже у неалкоголиков этиловый спирт полностью выветривается из крови через пятнадцать часов. Но Ася очень хотела помочь Михэли избежать несправедливого суда и уже мчалась в Институт Сербского, чтобы добыть пару шприцов в патологоанатомической лаборатории.
Она собиралась взять кровь и у обвиненного мальчика, и у того, кто подал на него обвинительное заявление, запомнив его имя, фамилию и даже адрес, когда читала дело.
Муж был на вскрытии, и Ася, крадучись, пробралась в процедурную. Застав там старшую медсестру, замешкалась было, замерев на пороге.
Она совершенно не умела лгать. Такой уж ее воспитал отец Михаил, приглашенный покойной матерью домашним учителем в пору, когда Ася росла в провинциальном городе Череповецкой губернии. Но она знала, что, если сделать серьезное лицо (у Майки всегда выходило это особенно ловко), можно быть вполне убедительной.
Поздоровавшись с Ярусовой, Ася строго свела брови и заявила, что для проведения химического анализа подозреваемого и потерпевшего необходимы два прокипяченных шприца. Старшая медсестра не видела причины отказывать супруге своего начальника, тотчас выдав той две жестяные коробочки, однако попросив расписаться в журнале в их получении на руки.
— Прошу, уж верните, не разбейте, — ласково попросила Ярусова. — Медицинские инструменты выписать не так-то нынче просто. Комиссии из Наркомфина истерзали совсем.
— Верну, будьте покойны, в целости и сохранности, — ответила Ася и направилась из процедурной, сохраняя шаг бодрым и уверенным. Но, едва вышла в коридор, понеслась по нему, как девчонка, каблучки предательски громко отбивали оглушительную барабанную дробь, звук отскакивал от пустых стен и удваивался, утраивался и летел далеко в другие помещения. Она боялась встретить Костю, он наверняка спросит, зачем ей эти жестяные коробочки со шприцами. А ей хотелось успеть сделать важное дело самой, без его опеки и помощи.
Перво-наперво она отправилась к Михэли. И, получив от его матери горячие заверения в том, что мальчик никогда не пробовал ничего крепче кумыса, наполнила первый шприц кровью. Благодаря вечернему курсу сестринского дела, который прошла в прошлом году, Ася легко попадала в любую вену.
Бесстрашие ее чуть пошатнулось, когда она вновь вышла на Баумановскую. Был полдень, и ярко, совершенно не по-осеннему, а как-то по-майски, светило солнце — даже припекало. Ася почувствовала, как от волнения пылает спина под твидовым жакетом. Она отерла пот со лба и, сжав в пальцах жестяные коробочки со шприцами, подтянула к локтю сумочку и повернула к дому № 56/17, что возвышался на углу с Аптекарской длинной трехэтажной коробкой, построенной еще до Октября. Потерпевший проживал в квартире на первом этаже с матерью и отчимом — некий Кисель Никанор Валентинович двадцати двух лет от роду, студент Госинфизкульта.
Дверь открыл он сам. День был субботний, и, возможно, у него кончались все пары, а, может, он тоже, как сама Ася, отлынивал от учебы. Но Ася сбежала с практического занятия, имея благородную цель. А какое намерение имел этот рыжий, как кот, здоровый, широкоплечий детина, одетый в модную теперь тельняшку, брюки-клеш и матросский бушлат внакидку, — неизвестно. Он шкафом возвышался над хрупкой, невысокого росточка Асей, лицо, усыпанное светлыми веснушками, умом не блистало, брови нависали над глазами с тяжелым туповатым взглядом. Он смотрел на пришелицу, что-то по-коровьи жуя, квадратный подбородок поднимался и опускался, двигался вправо-влево, губы жирно блестели — видимо, ее визит прервал обеденную трапезу, хотя одет он был не по-домашнему, будто только откуда-то вернулся.
Ася смотрела на него снизу вверх, молчала, не зная, с чего начать. Такой, пожалуй, мог огреть по голове любого, а Михэли был если не ниже, то уступал в весе. Внезапно Никанор Кисель открыл рот и угрюмо спросил:
— Зачем пожаловали?
Пахнуло алкогольным духом. Хорош спортсмен — два часа дня, а уже готов. Ася встревожилась: если сразу сообщить, что она пришла сделать алкогольную пробу, он погонит ее прочь. Сообразив, что лучше сказать об этом потом, она сделала серьезное лицо, убрала волосы за ухо и манерно, строго, как школьная учительница, заявила:
— По делу Цингера Михэли появились новые улики. И в связи с этим требуется переосвидетельствование. Для суда будут необходимы данные, полученные как можно раньше. Могу я зайти и задать вам несколько вопросов?
Тот слушал ее, продолжая жевать.
— Были ведь уже эксперты.
— Требуется переосвидетельствование, — Ася наклонила голову набок и выразительно посмотрела прямо ему в глаза. Главное, думалось ей, не терять представительного вида. «Смотри прямо, как Фанни Давидовна, поджимай губы, как Цецилия Мироновна», — проносилось в ее голове тревожными птицами.
Внезапно на лице Киселя появилось хитрое выражение, он сбросил свой бушлат на сундук, стоящий в передней, отступил и, улыбаясь, кивком указал в сторону дверей с облупившейся пожелтевшей краской.
Пахнуло какой-то горечью, перекипяченным бульоном, старыми вещами. Ася оказалась в комнате, заваленной разной потрепанной одеждой так густо, что невозможно было разобрать обстановки: низкая тахта, стол, креслице, полы — все было в разновеликих пальто, жакетах, платьях с широкими, расшитыми золотыми и серебряными нитями, юбками, в кружевах, платках, шинелях, куртках, старомодных фраках, цилиндрах, кастрюлях, стоящих башнями у дальней стены, лайковых перчатках, прищепленных на протянутых от стены до стены веревках — так сушили краску на коже.
— Мать торгует на рынке позади дома, — обдал ее Кисель чесночным духом пополам с винным перегаром, подойдя сзади и приобняв за плечи.
Ася не сообразила, что студент лез к ней с приставаниями, что завел он ее в дом, имея дурные намерения. Она шарахнулась от него в сторону, скорее сраженная запахом, чем непристойным прикосновением, и окружающей обстановкой, напоминающей барахолку. Ее изумило количество вещей всюду. Она пялилась, открыв рот, — ведь по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР скупка и перепродажа частными лицами в целях наживы предметов массового потребления карались лишением свободы на срок до пяти лет. Хотела об этом ему напомнить, но вовремя спохватилась, сообразив, что этот рыжий жующий шкаф разозлится и выставит ее вон.
Кисель перестал улыбаться, уже поглядывал с подозрением.
Сделав над собой усилие, она перестала пялиться по сторонам, не надо слишком явно выдавать свою заинтересованность, сейчас важно не это. Отложила в сторону шинель на стуле, села на краешек, неловко отложила на край стола жестянки со шприцами, полезла в сумочку за листами бумаги — будет составлять акт по всем правилам.
«1928 год, сентября 22-го дня, судебно-медицинский эксперт, стажер Грених Агния Павловна, 13 часов дня, — написала Ася старательным почерком и приподняла кончик ручки, огорчившись, что у нее нет никаких свидетелей, хотя по правилам это обязательно. Она украдкой глянула на рыжего спортсмена, раскрасневшегося от выпитого, и решила, что выхода нет, в другой день этот человек может и не быть нетрезвым. Решив, что все равно проведет освидетельствование, продолжила твердой рукой составлять акт.
Шкаф в тельняшке все стоял посреди комнаты и жевал, с насмешливым недоумением глядя на Асю, старательно выводившую буквы. Видно, его веселил сконфуженный и нарочитый вид его эксперта — привык видеть строгих военного вида мужчин и седых профессоров. А тут явилась девчушка в юбчонке в складку, с горящими от смущения щеками.
Ася внутренне подавила волнение, выровнялась на стуле, глубже на него сев, вытянула руку — велела Киселю поместиться напротив, за стол, и приступила к вопросам, согласно циркуляру Наркомюста. Не страдали ли его родители какими-нибудь болезнями, не было ли у него в детском возрасте каких-либо отклонений от нормы в поведении и воспитании, проходил ли он военную службу, не было ли судорожных припадков и покушений на самоубийство.
Ася не смогла долго быть строгой. И от вопроса к вопросу становилась все вежливей и ласковей с ним. Кисель перестал видеть в Асе опасность, сначала отвечал с неохотой, а потом все искренней и доверительней, в конце концов заявив, что он прежде никогда ни с кем не делился такими подробностями о своей жизни. Покраснев, он поведал о злющем и грубом отчиме, о равнодушии матери. Ася записывала, сочувственно вздыхая, но задавая все новые вопросы, беседа их затянулась.
Она спохватилась только час спустя. Поднялась и мягко, уже не изображая из себя учительницу, сообщила, что необходимо взять кровь для судебно-химического анализа. Быстро, прежде чем тот успел бы возразить, она подняла рукав его тельняшки и перетянула руку выше локтя жгутом.
Некоторое время Кисель взирал на ее действия с кошачьей хитрецой, а когда Ася ввела иглу в вену, нахмурился и с запоздалым недовольством буркнул:
— Ведь брали уже.
— Это переэкспертиза.
— А что она должна показать?
— Что вы говорите правду, — улыбнулась Ася, несказанно довольная тем, что шприц заалел кровью. Чувство было такое, будто она археолог, добывший древний артефакт величайшей важности. Упаковав ценный экземпляр обратно в жестянку, вернулась к опросу и добросовестно закончила акт, на потом оставив только свое заключение.
Выйдя на угол Баумановской и Аптекарской, она вскочила в проезжающий мимо трамвай № 24, из окошка вагона проводив победоносным взглядом длинный трехэтажный дом и уже подсчитывая, какие потребуется смешать реактивы, чтобы выяснить, сколько было алкоголя в крови человека, который ударил бедного венгерского мальчика.
Но когда Ася пересекла на трамваях пол-Москвы и спустилась на углу Кропоткинского переулка, ее начали одолевать сомнения, что наличие алкоголя в крови 22 сентября может быть убедительным доказательством того, что Кисель был в чем-то виновен 17-го. И она решила, что произведет другой опыт — определит, как быстро улетучится спирт из его крови. Если Кисель часто злоупотребляет, то все его показания можно смело ставить под сомнения. У алкоголиков спирт улетучивается быстро, часов за шесть, у непьющих спирт держится в два или три раза дольше.
Заглянув в патологоанатомическую лабораторию Института Сербского, слава богу, свободного от студентов в субботний день, она, тихо ступая по кафельному полу, пробралась на самую середину помещения и встала у длинного лабораторного стола, плотно уставленного склянками, установками и приборами.
— Ну что ж, — сказала сама себе Ася. — Теперь можно не прятаться. Здесь я дома.
Сняла жакет, помыла руки, зажгла спиртовку и стала собирать перед собой рядок бутылочек и баночек: желтые кристаллы йодоформа, едкий калий, серную кислоту. Потом вынула из сумки тетрадь с лекциями, пролистала до сегодняшней, нахмурила лоб, водя пальцем по прямым линиям строчек с видом кулинара, готовившегося варить конфитюр из земляники. Сходила к шкафу, принесла двухромовокислый калий, бюретки, пробирки, градуированные склянки и перегонную колбу с длинным горлом.
После длительных колдовских пассов над спиртовкой и колбой, в которую Ася пинцетом по крупице добавляла двухромовокислый калий, сопровождая свои действия уютным бормотанием лесной ведуньи, она получила в пробирке с пробой крови Киселя окрас желаемого зеленого цвета. Весь процесс Ася тщательно заносила на листочки, вырванные из тетради, — потом перенесет на беловую в свой протокол. Первый ее опыт показал наличие алкоголя, выпитого сегодня Киселем, и его отсутствие у Михэли.
За то время, пока она колдовала над пробирками и записывала результаты, солнце медленно падало к горизонту, пока не закатилось за город. Ася заметила, что стемнело, только перестав различать строчки, когда заносила результаты второго своего опыта — выведения спирта из крови у спортсмена. Пришлось включить лампы, глянула на часы — ох, уже одиннадцать вечера! Она провела больше восьми часов, выясняя, злоупотребляет ли спиртным мнимый потерпевший!
В эту минуту за дверью, которая оставалась открытой, в дальнем конце коридора раздались голоса, шаги, кто-то спустился по лестнице, прошел мимо лаборатории, а потом быстро вернулся.
— Ты что здесь делаешь?
Ася вздрогнула, оторвав голову от протокола — она как раз завершала его.
На пороге стоял ее муж в своем двубортном сером пальто с поднятым воротником и в шляпе, держа под мышкой какие-то папки, в удивлении переводя взгляд с нее на уставленный бутыльками стол, на раскрытый шкаф и непотушенную спиртовку. Из-за его спины выглянула Майка, держа в руках портфель, набитый учебниками, она была тоже одета — темно-бордовое с широкими карманами пальто колокольчиком, вязаная шапка клош, которая неизменно исчезала в портфеле, как только девочка отдалялась от дома на безопасное расстояние.
— Константин Федорович… Ой, Костя… я… — Ася было перепугалась, вскочила и даже назвала мужа по имени-отчеству, как делала когда-то, но вдруг почувствовала себя страшно усталой, вздохнула, уперев руки в край стола и уронив голову. Оказалось, что совсем не осталось сил, чтобы оправдываться и рассказывать все, что она сегодня совершила.
Собрав увесистую пачку бумаг, исписанную ее ровным почерком, она просто протянула их мужу.
Принимая протокол, Грених все еще пребывал в удивлении. По лицу было видно, что за целый день, проведенный в институте, он смертельно устал, проголодался и хочет спать, но все равно снял шляпу, расстегнул пальто и, прислонившись к лабораторному столу, стал читать. Майка прошла внутрь, со вздохом стянула шапку и плюхнулась на обтянутую синей клеенкой кушетку. Обняв свой туго набитый портфель, она приготовилась терпеливо ждать.
Четверть часа Константин Федорович безотрывно, сосредоточенно читал. Ася, стоя у стола, смотрела то на него, то на рядок пробирок перед собой, заполненных растворами синего, зеленого и красного цветов, оставшимися после проведенных опытов.
— Это, несомненно, большой труд, — проговорил наконец Грених, кашлянув. — Но ты ведь сама понимаешь, что без письменно оформленного разрешения Наркомздрава нельзя делать переэкспертизу. Как ты решилась идти в дом к потерпевшему?
Ася не ответила, подняв на мужа виноватое лицо.
— И сама опросила, одна?
— Да.
— И все это написано полностью с его слов? И про жесткого отчима, и про то, что тот мать бьет? Ничего этого ведь нет в прошлом акте.
— Все-все правда! Он был таким, потому что выпил, стал невнимателен и говорил правду, слова как-то сами слетали у него с языка… Я ему, конечно, немного помогала, отходя от протокольных вопросов, задавала наводящие.
— Какая все же ты у меня… бесстрашная, — вздохнул Грених.
— А что до Наркомздрава, так ведь Леша Фролов сказал тогда, что подаст прошение на переосвидетельствование.
— Но оно же еще не пришло! — мягко возразил Константин Федорович. — У тебя дата стоит 22 сентября, а оно, наверное, в понедельник только готово будет. Кроме того, с этого года действует новый циркуляр — вторичные экспертизы производятся обязательно двумя врачами.
Ася вздохнула, устало присев на стул.
— Все эти опыты, — продолжил он, как-то неловко смущаясь, — они очень любопытны. Но вот определение времени на выведение алкоголя из крови… Тут не хватает еще нескольких проб, взятых раз в час… Но я уверен, что если бы ты могла взять раз в час у него кровь, то непременно это подтвердило бы, что наш друг довольно часто прикладывается к бутылке. Его проверили в прошлый раз слишком поздно, можно было не стараться и не делать этого, но доктор Гладков, видно, неважно учился и не знал, что спирт полностью уходит из крови по прошествии пятнадцати часов.
— Ты хочешь сказать, что все зря? — всхлипнула Ася. — Да и опыты эти проводятся на телах умерших, а не на живых.
— На живых это работает, только несколько иначе… Когда вы проходили их?
— Сегодня на второй и третьей парах у Фанни Давидовны. Отравление этиловым спиртом.
— Фанни Давидовна — хороший педагог, — Грених потер пальцами висок.
— А вдруг сегодня все же пришло письмо из Наркомздрава, просто Леша не успел нам об этом сообщить, — с надеждой подняла голову Ася. — Тогда будет иметь силу мой протокол?
— Без присутствия следователя, без хотя бы одного понятого протокол не имеет силы. Его ни один судья не примет.
— Но там ведь правда!
— Как ты докажешь, что получила у человека эти сведения, не применив силу?
— Но я… — удивилась она, округлив глаза. — Неужели судья не поверит, что я — метр с хвостиком, хрупкая студентка — способна заставить такого бугая, как Кисель, что-то сделать против его воли?
Грених дернул уголком рта в улыбке, продолжая влюбленно и с почти отеческой нежностью смотреть на жену, потом развернулся к столу, взял Асину ручку и расписался под ее заключением: «Образец экспертизы. Работу принял заведующий патологоанатомической лабораторией профессор Грених К. Ф.».
— Я покажу Фролову. Может, получится выдать за дополнительное свидетельство. Но мы все это повторим обязательно, в присутствии свидетелей. И протокол составим по всем правилам. Ты подала интересную идею! — он нежно обнял Асю за плечи, прижал к себе и поцеловал в макушку. — Иди одевайся, поехали домой.

Глава 4,
в которой Майка решает применить силу

Шел пятый час пополудни понедельника, когда раздался настойчивый звонок в дверь. Коля сидел один в пустой квартире, расположившись на полу у кровати в своей комнате, бездумно листал ноты. Его снедала горькая и неотвязная мысль, что он слабак и тряпка и бежать ему некуда. Зачем сказал, что повинится, хотя не собирался этого делать? Кто дергал за язык? Стыдно перед Майкой! Теперь надо ведь еще и выпутываться.
Приступом тошноты накатило воспоминание, как Кисель сгреб за шиворот, потащил в самую гущу драки, как хрипел в самое ухо, обдавая зловонным дыханием: «Не ты, так я его тресну, с удовольствием прибью мадьярского шакала и на тебя свалю! Сядешь за убийство». Мишку, вырывающегося и остервенело орущего, держали несколько человек. Лиц Коля не запомнил, старался ничего вокруг не разглядывать. Хотелось только одного — чтобы все это поскорее закончилось. Сделать дело быстро, чтобы Мишка не успел опознать. Но Коля медлил, и Миша его увидел и узнал, даже вырываться перестал от удивления. «Бей, бей, бей!» — шипел Кисель. И Коля ударил. Ударил человека, который не мог ему ответить. Никогда не забудет его лица, глаз, которые были сначала изумленными, следом вспыхнули яростью и потухли.
Миша верно сказал, теперь он предатель. И ничтожество. Бандит!
Опять кто-то настойчиво позвонил.
Коля поплелся открывать, внутренне сжавшись и ожидая кого угодно — от бандитов до представителей учкома, который преследовал его везде и всюду, не давал покоя, всячески стыдя и порицая.
На пороге стояла Майка. Вся в пыли, паутине и с застрявшими в волосах кусочками осыпавшейся штукатурки, устало переминаясь с ноги на ногу и утирая грязным кулачком нос.
— А разве сегодня планировались занятия? — оглядывая ее с тревогой и удивлением, выдохнул он. Что это с ней? Упала где? Коля скривился от нежелания садиться за неурочные часы этой проклятущей математики. — Вторник и пятница же только.
— А ты чего не удрал? — зло зыркнула она из-под черной всклокоченной челки. — Собирался ведь! Три раза повторил, что уйдешь, но, видно, струсил.
— Не струсил.
— Повиниться ходил?
— Нет, — опустил голову Коля, ощущая, как вспыхнули щеки.
— Дома есть кто?
— Никого, но скоро придет отец.
— Проводи меня, пожалуйста, в ванную. Мне надо руки помыть.
Коля распахнул тяжелую входную дверь, от сырости она чуть задевала пол и половичок, который тотчас собрался складками у стены. Майка сунула Коле через порог свой портфель. От тяжести он едва не согнулся пополам, пробормотав: «Что там, камни, что ли?» Майка сняла пальто и как следует его встряхнула в подъезде. Потом деловито прошла в переднюю, скинула ботики, пальто повесила на изогнутый крючок вешалки. И не дожидаясь, пока Коля проводит ее в ванную, пошла в нее сама. Не заперев двери, она тщательно вымыла лицо и руки с мылом, стянула с полки полотенце и вытерлась.
Складывая полотенце в несколько раз, аккуратно соединяя края, она неотрывно и сердито сверлила взглядом Колю. Почему? Ну почему все внутри переворачивается от этого ее взгляда? Ну почему он так перед ней робеет? Ведь она же всего лишь маленькая девочка!
— С сегодняшнего дня мы занимаемся каждый день. Иди в гостиную, — скомандовала она, резко взметнув рукой. Коля невольно сжался, но тотчас выпрямился, стиснув кулаки, — нельзя показывать, как он ее боится. Еще чего не хватало — каждый день терпеть эти игреки!
— Но у меня концерт скоро в музыкальной школе! — начал было он, защищаясь. — Я должен отработать три пьесы Шумана.
— На осенних каникулах у меня экзамены на перевод в седьмой класс — тоже, знаешь ли, дел невпроворот. А еще на заседании учкома было решено, если ты четвертные контрольные по алгебре с геометрией провалишь, то меня до экзаменов не допустят.
— Как это? — скривился Коля, не ожидая удара с этой стороны. Меньше всего он хотел быть препятствием Майке в ее погоне за классами.
— Вот так! — зло огрызнулась она.
— Когда же было заседание?
— Сегодня!
— А я? Я почему на нем не присутствовал?
— Почем я знаю.
— Меня, что ли, спрашивать не надо? Совсем всю жизнь за меня решать будете?!
— Иди в гостиную, я принесла тебе учебник, который ты точно осилишь, — Майка развернула его волчком, взяв за плечи, и толкнула в спину, да так сильно и с такой злобой, что Коля чуть не полетел за порог, споткнувшись.
Сунув руку в портфель, она шлепнула на стол перед ним учебник арифметики для второго года обучения.
— Ты что? Издеваешься? У меня во втором классе пятерка была!
— Но ты ничего из него не помнишь! — Майка уперлась в стол руками и приподнялась на цыпочки, чтобы казаться выше. Она прикрыла глаза, глубоко вдохнула, неспешно выдохнула и, подняв веки, посмотрела на Колю спокойней.
— Математика, как архитектура, понимаешь? Это как дом строить. Сначала выстраивается фундамент, потом стены, перекрытия, крыша. Если вынуть несколько кирпичей из фундамента, стены обвалятся, рухнут перекрытия с крышей. Математику нельзя сегодня учить, завтра не учить, она состоит из таких мелких кирпичиков, как дом. По истории ты можешь знать все про Древний Китай, но ничего про Индию, по литературе ты можешь не выучить стихов Некрасова, но запомнить Лермонтова. Ноль информации по истории Индии не помешает твоему изучению Китая, а незнание Некрасова не будет препятствием для знакомства с другими поэтами. Но если ты не будешь знать таблицу умножения, то никогда не решишь и самое простое уравнение, — проговорила она на одном дыхании, а потом вдруг резко выпалила: — Дважды два?
— Что? — Коля пребывал в таком недоумении от ее напора, что не только не смог ответить на такой простой вопрос, но и осмыслил его не сразу.
— Дважды два? — повторила Майка, дернув насмешливо бровью.
— Ну, четыре.
— Семью восемь?
— Пятьдесят шесть.
— Пятью девять?
— Сорок пять.
— Никанор Кисель, — ни с того ни с сего выпалила она.
— Что? — глаза Коли округлились, но он не успел совладать с лицом — побелел, рот невольно поехал в удивлении уголками вниз.
— Дрогнул, — вытянула Майка палец и поджала губы в нитку. — Ты знаком с Никанором Киселем из дома № 56/17?
— Не-ет! — тряхнул головой Коля, всплеснул руками, убрав их зачем-то за затылок.
— Не отпирайся! Это он заставил тебя Цингеру голову разбить? Посвящал тебя в бандиты, да?
Коля смотрел на нее с ужасом. Отпрянув на стуле, замер с руками за головой, вцепившись себе в волосы и раскинув локти. Что будет, если сознаться? Что случится, если действительно пойти в милицию и все рассказать? Он медленно опустил ладони на стол, глянув на Майку исподлобья, не зная, как быть и на что решиться. Девчонка его все равно раскусила уже.
— Да говори уже, — не выдержав, прикрикнула она. — Не дело это — сознаваться только наполовину.
— Почти.
— Что почти?
— Почти заставил.
— Как было дело? Не томи, пожалуйста. Отвечать за свой поступок все равно придется, может быть, даже перед судом. Это война, Коля! И ты должен выбрать, за кого ты — за злых или добрых? За плохих или хороших? За белых или красных? Ты предатель или герой?
Коля смотрел перед собой пустыми глазами, видя угрюмое, тупое, в веснушках лицо Киселя, нависшее над ним, его отталкивающую ухмылку, почерневшие зубы, жирные рыжие волосы и нос картошкой. «Бей, бей, бей!» — шипел тот у уха.
— У меня есть план, как сгладить твою вину, — Майка взяла стул, залезла на него коленями, положив на стол локти. От нее пахло пылью и почему-то хлебом, и Коля вспомнил, что забыл сегодня пообедать; мать что-то оставляла в кухне перед тем, как уйти к подруге на Тверскую, у которой она вечно пропадала днями и ночами, а он и не глянул даже. Неприятно свело желудок то ли от голода, то ли от обиды и страха.
— Мне нужно знать, какие у вас с ним отношения, кто он в банде? — Майка приблизилась к его лицу вплотную, почти коснувшись носом.
— Да никто — шестерка, — отстранился Коля, смущенно глядя в сторону. — Силой берет, кого надо может к стене прижать и припугнуть, а за это его матери позволено торговать старыми тряпками на бывшем Немецком рынке.
— Ты хочешь с ним поквитаться?
Коля чуть отъехал со стулом от стола, чтобы Майка не стояла так близко, и перевел на нее затравленный взгляд.
— Что такое ты придумала? Выкладывай!
— Здесь на вашей улице недалеко есть дом, особняк, почти что замок с башней. Знаешь?
— Двадцать третий, что ли?
— Да. Он пустует — идет ремонт, прокладывают трубы. В нем не было отопления и к чертям отсырели полы и перекрытия. На первом этаже в одной из квартир за порогом гостиной дыра в полу, ведет прямо в подвал. Судя по следам на паркете, выносили пианино, оно, видно, в дверь не проходило, и уронили его, а ножка дыру пробила. Хорошая такая дыра — Киселю хватит. Я ее расширила и поверх старый половичок постелила, отрез от дорожки — довольно плотный, не проваливается. Если не приглядываться, то незаметно, что под ним.
Коля сдвинул брови.
— И?
— Ты должен позвать Киселя на «стрелку», заманить в квартиру и заставить наступить на половичок. Он провалится в подвал, откуда ему некуда будет бежать. В подвале нет крупных отверстий, нет окон, только за домом есть люки — для подачи в дом угля, но на них хорошие замки. А если он будет орать — никто не услышит, стены толстые.
— Майка, ты сдурела, — выдавил Коля, качая головой и сразу отказываясь. — Книжек начиталась про пиратов и разбойников? Думаешь, это в жизни возможно? Да он в два… в три раза меня выше и шире. Он ведь двумя пальцами за шиворот приподнять может. Когда я ударить был должен Мишку, он меня вот так за шею держал, — и Коля обхватил себя сзади, — одно легкое нажатие — и мне каюк.
— Ничего я не сдурела. Я до семи лет жила с деревенским милицейским, он мне опекуном был. И однажды к нам в избу один страшный атаман пришел, хотел горло резать. Так дядька мой ему засаду устроил: заранее снял крышку с погреба и застелил пол в горнице попонами. Пригласил атамана в сени, налил ему самогона, мол, проходите, гость дорогой, угощайтесь. Атаман наступил на попону, хлоп — и провалился. А дядька-то его и застрелил.
— Что ты врешь, ты же говорила, что детдомовская.
— В детдом я попала потом, когда мне семь исполнилось. И три года там провела. Ну что? Готов искупить вину перед Мишкой? Может быть, придется пролить кровь, может, Кисель разобьется, может, он тебя укокошит. Случиться может что угодно. Но если все сделать аккуратно, по моему плану, то исход будет такой: он проваливается, мы ему предлагаем обмен, он нам — чистосердечное, на бумаге за подписью, а мы ему стремянку. Она уже есть. Там все готово. Я почему в такой грязище пришла? — оттуда.
— Нет, я в жизни не смогу, — пискнул Коля с навернувшимися на глаза слезами.
— А когда друга чуть не убил, смог? Руку поднять смог на Мишку?
— Меня заставляли, смертью грозили.
— Ну считай, что я тебя тоже заставляю и смертью грожу, — Майка увела ноги в сторону и скользнула на стул, села, положив перед собой ладони, как на парту во время урока. На Колю глядел совершеннейший чертенок, который не отстанет, пока своего не добьется.
Но мысль о том, что придется отвечать за содеянное, не давала покоя, плавно она перетекла в другую: так оставлять безнаказанным грубый шантаж Киселя нельзя. Не будет же он всю жизнь бегать от подобных бугаев и чуть что бросаться выполнять их прихоти. Не трус же он, в конце концов, и не предатель. Надо начать вести себя как мужчина.
— Ну и как мне его заманивать? — с тихим смирением спросил Коля.
— Не знаю, пообещай что-нибудь, денег например. Вы же в одной банде. И потом, он небольшого ума парень, его Ася в два счета вокруг пальца обвела, придя взять кровь на алкоголь. А Ася не умеет притворяться и лгать, она до сих пор в бога верит и боится в ад попасть.
Коля поразмыслил. Если пообещать денег, то, пожалуй, Кисель пойдет.
— А что потом?
— Что потом?
— Ты продумала, что мы будем делать с его чистосердечным?
— Отнесем дядь Леше, он — я уже говорила — следователь. Он знает, что с такими бумагами делать.
— А рассказывать будем, как мы его добыли… если уж добудем, конечно?
— Все как есть поведаем. Я про засаду расскажу, ты — про то, как заманил. Да ты не дрейфь, — Майка залихватски хлопнула его по плечу. — Тобой гордиться будут, в газетах напишут и, наверное, медалью наградят… за бесстрашие или отвагу, за то, что помог опасного преступника поймать.
— А если он из подвала выберется… и сразу же отправится меня убивать?
— Ничего, ты после нашего дела ко мне иди, переночуешь, а потом его уже поймают, и он тебе ничего сделать не сможет.
— Может, тогда лучше не дадим ему стремянку? — взмолился Коля, дернув бровями.
— Нет, так нельзя, — Майка нахмурилась, отстранилась и скрестила на груди руки. — Мы ему за признание в письменном виде будем сулить стремянку. И как потом ее не дать? Это получается обман, нечестно, не по-пионерски. Война войной, но и честь надо знать. Мы что, по-твоему, немчура? Это немцы в большую войну нарушали Женевскую конвенцию, обстреливали с самолетов санитарные поезда, нарочно выкрашенные белым с красным крестом, и газ применяли. А мы — советские школьники, мы будем честно сражаться. Не на жизнь, а на смерть. Но честно!
Весь следующий день Коля провел в страшных муках, не зная, как поступить: согласиться на Майкину операцию, идти в милицию или оставить все как есть? Совесть душила и скребла сердце наждаком. Коля сходил проведать Мишу, но тот накричал на него и повалился от натуги в обморок. Зря надеялся, что сможет очистить совесть, попросив прощения. Но, видно, и вправду такой поступок придется смывать с рук кровью. Сам виноват. Надо уметь говорить «нет», отстаивать свою точку зрения и пусть даже быть за это битым, но уж сразу, на месте, а не увязать во лжи и самообмане. Как же было хорошо с чистой совестью. Майка права, все это из-за математики, рогом уперся, провалил экзамен, нагрубил директрисе, не взяли в комсомол, попал в дурную компанию…
Они условились на среду в шесть вечера, когда за городом скрываются последние лучи солнца, тихо, рабочие с фабрик, грузчики со всех трех вокзалов, располагавшихся поблизости, еще не двинули по домам, город погружается в сумерки, фонарей не зажгли и все кругом серо. Киселю Коля наврал, что ему хотят дать денег за успешно провернутое «дельце с мадьярами», золотом. Глаза того загорелись, и он ни о чем больше не спросил, пообещав, что будет ждать в подъезде заброшенного дома.
Когда солнце косыми лучами скользнуло в окно гостиной, Коля поднялся. Набрав воздуха в легкие, зажмурился, точно готовился к смерти, сердце прожгло горькой обидой, что он испортил себе всю жизнь одним-единственным глупым поступком, поддавшись грубой силе. С шумом выдохнув, он посмотрел на свою виолончель. Если все удастся исправить, пообещал себе, что все вызубрит, все прорешает, все Майкины примеры со скобками и без, и сам, без ее помощи! А потом окончит школу и уйдет в консерваторию.
Проскочив из гостиной в переднюю, он открыл было дверь, и тут вышла из кухни мать. Коля на мгновение обмер, решив, что все его намерения ей давно известны, как всякой матери, всевидящему оку или древнему оракулу, но все же потянулся за пальто, стараясь на нее не глядеть.
— Куда же ты собрался? — она уперла кулак в бок. Черный шелк ее кимоно струился от бедра к полу, длинный шлейф волочился по паркету. От нее остро пахло ее папиросками и французскими духами.
— В музыкальную школу, — проронил тот, со страхом ожидая, вспомнит она или нет, что сегодня у него там занятий нет.
— А инструмент? Забыл? — неожиданно спросила она.
Коля облегченно выдохнул и потащился обратно в гостиную за виолончелью. Снял с подставки, открутил шпиль. Мать последовала за ним, встала на пороге, наблюдая, как он укладывает инструмент в кожаный с клепками чехол, как не спеша, все еще надеясь не взять с собой эту громадину, защелкивает застежки. Обреченно он подтянул виолончель за ремень, который крепился у головки грифа и внизу у подгрифника. Делать нечего — придется идти в дом № 23 с ней.
Спустился вниз. Вышел из подъезда, прошел шагов десять, справа и слева стояли покосившиеся деревянные домишки, притуленные к высоким доходным домам с балконами, с деревьев ветер нес под ноги пригоршни золотых листьев. Улица была на удивление безлюдна. Действительно тихо: еще не начали возвращаться с заводов и фабрик рабочие, которых здесь проживало полно. Только под аркой колокольни церкви Святой Екатерины Николо-Рогожской, такой потертой и обтрепанной, что, казалось, ее крепко обстреляли из тяжелых орудий в мировую войну, прямо на земле по-турецки сидел мальчонка в пальто с протертыми локтями и котиковым воротником и шлеме-буденовке, надвинутом на лоб. Перед ним лежала старая кепка с дырой на подкладке и несколькими монетами в ней. Коля было прошел мимо, но ему показались знакомыми ботики. Он вернулся. Наклонившись, заглянул под козырек буденовки.
— Иди куда ш-шел, — прошипела Майка.
Коля живо послушался, дернув от нее, как от огня. И почти бегом долетел до возвышающегося, казалось, до самых небес, тонущего в вечерних сумерках доходного дома Фроловых под номером 23. Это был настоящий замок, построенный лет пятнадцать назад. Облезлая громадина с пузатым эркером, имитирующим средневековую башню, с цветными витражами в стрельчатых окнах лестничной клетки, делающими его похожим на готический собор, и рядком балконов с чугунными ограждениями — дом выделялся среди прочих на Баумановской улице. Коля никогда не видел, чтобы в нем кто-то жил. В школе про этот замок рассказывали страшные сказки, кто-то утверждал, что по ночам от него доносится вой привидений, вызванных медиумами, которых приглашал старый хозяин в прежние времена, он устраивал в обставленных томно и с мистическим шиком комнатах спиритические сеансы, кто-то рассказывал, что в дни революции здесь заседал Реввоенсовет и расстреливали врагов народа, что лестницы и комнаты залиты кровью, а на стенах отпечатки рук тех, кто, умирая, пытался подняться, но падал под пулями вновь.
Кисель уже ждал у подъезда, держа руки в карманах бушлата, топчась и подметая широкими клешами матросских брюк листву. Он молча подмигнул Коле, покосился на инструмент за его плечом. Коля заговорщицки сузил глаза, дернул подбородком в сторону двери. Зашли внутрь. Цветные витражи были серыми от пыли и грязи и почти не пропускали света, вверх и в сторону уходила лестница, ступени ее были обшарпаны, перила все в пыльной паутине.
— Деньги я принес, — глухо сообщил Коля, глядя на широкие клеши спортсмена и распахнутый бушлат с поднятым воротником, под которым была тельняшка. — Но есть разговор… задание… мне велели передать.
— Какое? — бесцветно спросил тот.
— Здесь могут услышать, сейчас толпы с вокзалов пойдут, а дверь не запирается, пошли в квартиру.
— В какую еще квартиру?
— Ну вот эту хотя бы, за твоей спиной которая.
Кисель сделал пол-оборота, посмотрел на высокую дубовую дверь, чуть приоткрытую, потянул ее на себя, глянул, проверил, нет ли кого в темноте передней.
— Ладно, пошли, — и шагнул внутрь, двинувшись прямо в проем, у порога которого под половичком ждала дыра в полу.
Вдруг Коля понял, что Кисель со своим широким шагом мог ее и проскочить. Тогда весь план бы рухнул. Майка немного просчиталась, полагая, что жертва так же семенит ножками, как девочки. Кисель шагал как солдат.
— Эй, — вырвалось у Коли громче, чем он рассчитывал.
Кисель остановился, глянул за плечо, наступив прямо на выпирающую часть порога. Следующим шагом он перешагнет через дыру — это было так очевидно, что Коля почувствовал, как вспотел под пальто, инструмент тяжело давил на спину, ремень впивался в шею.
Он медленно снял виолончель и отставил в сторону, бережно прислонив к стене. Спортсмен смотрел с недоумением.
— Я вызываю тебя… — глухо выговорил Коля, почему-то опять глядя на неопрятные и замызганные грязью клеши Киселя, не смея поднять глаз к его лицу.
— Что? Что ты там щебечешь, мелочь? Деньги где?
— Нет денег! Я вызываю тебя… — громче сказал Коля и поднял голову, заставив себя сделать это — посмотреть врагу прямо в глаза. — На бой! На… дуэль!
Кисель прыснул со смеху, громко гоготнул, хрюкнул, но тотчас затих, вовремя вспомнив, что лучше не шуметь.
— Куда ты меня вызываешь? — он сошел с порога и был теперь в шаге от него. — Не бреши, отдавай мою награду.
— За Мишу… поквитаться за Мишу, — Коля сжался, опять опустив голову, пристально глядя под его ноги, и вздрогнул, когда в темноте перед глазами выросла рука и не больно, но унизительно шлепнула его по скуле. Он дернулся головой, как от замаранной тряпки, брезгливо скривил губы, но тут же выровнялся и, тверже встав на обе ноги, сжал кулаки.
Когда они сцепились в драке, Коля думал только о том, чтобы выстоять и не дать своему противнику слишком оттеснить себя от порога и половичка с дырой под ним. Упершись ногами в пол, будто шел сквозь пургу в зимнюю ночь, он держал Киселя за плечи, стараясь головой протаранить его грудь, тот стянул в левом кулаке ворот его пальто, пытаясь приподнять, чтобы удобней было бить, правым он наносил удар за ударом, целясь в лицо, попадая в ребра, сердце, живот, нос. Колю душило собственное пальто, воротник впился в кожу под подбородком, и если бы Кисель не расслабил чуть хватку, то он вот-вот потерял бы сознание, невозможно было сделать вдох, уже темнело в глазах. Боковым зрением Коля успел заметить мелькнувшую у футляра с виолончелью буденовку, и в страхе, что сейчас достанется еще и Майке, которая, видно, пришла на помощь и не знала, как подступиться, сделал усилие и с рычанием оттолкнул от себя тяжелую тушу своего противника. Тот устал молотить Колю, завалился плечом на дверной косяк, но вышло неловко, попытался схватиться за выступающую его часть и покачнулся.
— Это я еще кастет не надел, — отдыхиваясь, сказал Кисель, нагнулся глянул себе на ноги. — У чертина, все бахилки мне истопал.
Коля понял, что это единственный шанс, изловчился и, вцепившись в его бушлат, потащил вниз. Враг от неожиданности потерял равновесие, и оба повалились на пол. Коля упал коленями перед порогом, а Кисель шлепнулся задом аккурат на половичок.
С минуту Коля, державшийся за истерзанное горло, и подоспевшая Майка смотрели на Киселя. Тот сидел на полу в какой-то странной, неестественной позе, коленями почти упирался себе в подбородок, будто дитя на горшке. Он попытался вывернуться, отталкиваясь от пола, но половичок, наполовину провалившийся под ним, стал скользить вниз, в подпол. Он уперся локтями и взвыл, вытягивая себя вверх.
— Попробуй за волосы, как Мюнхаузен, — посоветовала ему Майка.
Кисель с рыком раненого кабана подался на локтях вновь. И тут перегнившие доски пола не выдержали, и он провалился к перекрытиям. Теперь торчали только его ноги. Коля, замерев, с ужасом глядел на приподнятые — один вверх, другой в сторону — ботинки, которые выделывали кренделя в воздухе и на половичке, собранном вокруг дыры в полу волнистыми складками.
У Коли дико закружилась голова, и показалось, что все кругом отъезжает в сторону, он покачнулся. Перед глазами половичок уползал в дыру, унося с собой страшные ботинки, чем быстрее они семенили, тем скорее ускользали. Все было как в страшном сне.
Почти сразу же под отчаянное «а-ар-гг-га-рр!» раздался глухой удар снизу, словно где-то в подземелье обрушился кусок скалы, и голос оборвался. Коля почувствовал, как закатываются глаза и он заваливается набок. В висок прилетел крепкий удар.
Очнулся он от неприятной боли в щеках и шее. Над ним нависла Майка, отчаянно шлепая по лицу. Сам он полусидел на полу, головой и спиной откинувшись на стену.
— Ну слава тебе, мать небесная, — выдохнула девочка. На ней не было буденовки, прямые черные волосы разметались, проволокой торчали в разные стороны, челка стояла, как ирокез у индейцев. Она вывернула край своего пальто наизнанку и принялась вытирать нос Коли.
— Умер? Разбился? — прошепелявил он, чувствуя языком рваную рану на губе и внутри рта — кажется, прикусил щеку. Попытался чуть привстать и сесть поудобней, но сильно кольнуло в ребрах.
— Ах, — простонал Коля, отчаянно переживая, что не может понять, что и где болит, каков ущерб, останется ли он теперь после таких побоев жив, — сердце! Сердце рвется на куски…
Майка свела брови, принялась ощупывать под пальто его грудь.
— Кажется, одно ребро сломано, как-то неестественно кость вот тут выпирает, — она надавила, и Коля опять улетел в какую-то черную пустоту, однако, пробыв там всего секунду, ощутил, как его опять шлепают по скулам. Он схватился рукой за грудь и отчаянно всхлипнул.
— А ну не рыдать! — громким шепотом рявкнула Майка. — Я ошиблась! Это не кость, а пуговица от бантового кармана твоей юнгштурмовки.
— Но болит, будто сломано! — капризно скривился Коля.
Оба замерли, услышав откуда-то снизу стон, рев и внезапный топот.
— Наш циклоп очнулся. Стало быть, не умер, — прицокнула языком Майка. На лице ее разлилась довольная улыбка. — Ты настоящий герой, Колька! Стоял, как французы против немецких танков в июле 16-го[4]. Дай я тебе, солдат, нос утру — кровища хлещет.
И она вновь прошлась по лицу Коли изнанкой своего пальто, под которым были надеты штаны с манжетами под коленками, какие носили лет так десять назад, и шерстяная рубашка не по размеру, похоже, что отцовская. Она так интенсивно стирала кровь, что Коля почувствовал с десяток игл, впившихся в глаза, и едва успел отстраниться, чтобы все опять не поехало в сторону.
— Ну? Тебе лучше? Пойдем на него посмотрим, — лезла Майка в лицо, озабоченно оглядывая Колю.
— Не хочу, иди сама, я свое дело сделал, — отмахнулся он и попробовал удобней сесть у стены.
— Ладно, — хмыкнула Майка, совершенно не обидевшись, отошла к дверному проему, освещенному уличным фонарем, что стоял прямо против окна, — теперь он щедро поливал светом гостиную комнату с эркером. Девочка подползла к неровным краям дыры, легла на пол животом, растянувшись по всей длине в передней, и положила руки на порог, а подбородок на ладони. С интересом глянула вниз.
— Эй, — крикнула она Киселю. — Физкульт-привет!
И задорно ему помахала. Тот зарычал в ответ, слов Коля не расслышал, но, несомненно, что-то угрожающее.
— Ты не слишком зашибся, спортсмен?
— Ты кто такая? — услышал Коля злобный рев Киселя и вздрогнул. Голос его вдруг раздался уж больно близко. — Откедова взялась?
— Отойди от него, — простонал Коля и, обеспокоившись, что здоровяку ничего не стоит дотянуться рукой до отверстия, перевалился на колени и, превозмогая боль в ребрах, дополз до Майки. С облегчением он увидел, что в подвальном помещении потолок такой же высокий, как и на первом этаже. Кисель со взлохмаченными, отливающими медью волосами, в бушлате нараспашку и с широко разведенными ногами в широких клешах казался маленькой фигурой брошенного детьми деревянного матросика. Смотрел на них, запрокинув голову, на искаженное яростью лицо попадала полоска света.
Коля быстро окинул взглядом, сколько доставало, пространство вокруг пленника, радуясь, что там нет никакой мебели, ящиков, лестниц, только у дальней кирпичной стены сгружены трубы. Подвал полностью вычистили перед ремонтом. Пожалуй, если бы нашелся стол, то, забравшись на него, Кисель бы их достал.
Убедившись, что Майка в недосягаемости, Коля опять отполз к стене, с облегчением припав виском к холодному кирпичному простенку.
— Вы это все подстроили, подонки, ублюдки! Кто ты такая, гадюка? — опять послышалось из подземелья. — Коля, кто эта девка?
— Совесть твоя, — глухо отозвалась Майка, в тоне сквознуло недовольство — видно, обиделась на «гадюку» и «девку».
Кисель ответил каким-то нечленораздельным звуком, следом за которым последовала длинная очередь матерных слов, каких-то непереводимых рязанских словечек и злобный топот, удары кулаков в стены, глухой ор, которые продолжались, казалось, целую вечность. Пленник надеялся, что его услышат. Но спустя некоторое время он все же замолк. Майка повернулась к Коле, доверительно, с улыбкой во все лицо, сообщив:
— Устал, сел на пол, отдыхивается, пьянь.
— Тебя дома не потеряют? — спросил Коля, оттолкнулся от стены и стал прощупывать ребра, поводил челюстью из стороны в сторону, потрогал нос, осторожно втянул им воздух, с отчаянием понимая, что одна ноздря не дышит, значит, что-то там сломано.
— Не потеряют. Отец думает, что я с Асей, дома, а она — что я у отца, в институте.
— Влетит тебе, уже поздно.
— Мы отсюда двинем сразу в Столешников переулок, к дядь Леше. При нем не влетит. Ты забыл, что мы — герои. А победителей не судят.
— О чем вы там бормочете? — крикнул Кисель.
Майка повернула к нему лицо и улыбнулась, как это умела только она одна: глаза — два горячих уголька, а от уха до уха растянут длинный рот. Всегда это означало, что она что-то сейчас сострит.
— Давай не будем тратить твое время, товарищ спортсмен, — начала она. — Тебя отсюда никто не услышит. Я позаботилась, чтобы все отверстия были хорошо заделаны, а на люках для подачи угля висели хорошие замки. Стены в этом доме метровые, строили немцы, а они все, за что берутся, делают на славу. Даже если ты будешь бить кувалдой, которой у тебя нет, — ничего не выйдет.
— Я ухандакаю вас обоих, вот выберусь, — перебил ее тот. — Из-под земли достану. В рогалик скручу. Вы от меня так просто не уйдете.
— Можно, я продолжу? Я подошла к главному. Человек без воды может прожить неделю, но это в лучшем случае, в худшем через три дня он впадает в бессознательное состояние и остальные четыре медленно и мучительно умирает. Сегодня среда, работы по ремонту продолжить собираются в понедельник, я узнавала у здешнего управдома. До понедельника… раз, два… — Майка демонстративно загибала пальцы, — пять дней. Ты будешь уже не жилец, и врачам тебя спасти не удастся, а если повезет выжить, останешься дураком.
Коля слушал ее с недоумением.
— Вообще-то ты сильно сгущаешь краски, — шепотом заметил он.
— Он тупой, — одними губами ответила Майка.
— Убью, — упрямо рявкнул Кисель. — Упокойники вы, оба.
— Про то, что ты заставил Колю Бейлинсона ударить Цингера, в милиции уже знают, и про то, что пьешь, не просыхая, хоть и комсомолец. К тебе давеча приходил тайный агент, ты сам его впустил. Про тебя теперь все в милиции известно.
Майка замолкла, ожидая реакции здоровяка. Но ее не последовало.
— Что за агент? — прошептал Коля, подползая к дыре и с осторожностью, будто боялся извержения гейзера, заглядывая к Киселю. Тот по-прежнему стоял, широко расставив ноги, руки стиснуты в кулаки, голову низко опустил, так что был виден только рыжий затылок. Он молча переваривал сказанное Майкой и уже не кричал, что убьет их.
— Ася ходила к нему как представитель ИСПЭ, — шепотом ответила она, а потом повернулась опять к Киселю и прокричала:
— Я предлагаю тебе сделку. Ты пишешь заявление на имя следователя Мосгубсуда Фролова Алексея, сознаешься, что силой заставил Колю ударить Мишку, что Мишка не выкрикивал никаких контрреволюционных слов, которые ему вешают, что он вообще просто мимо проходил, а мы тебе стремянку спускаем. Идет?
Кисель не отвечал, и в его молчании Коля чувствовал опасность. Невольно задрожали пальцы, которыми он потирал саднящее горло.
— Идем, — громко обратилась к Коле Майка и поднялась. — Вернемся завтра после школы, тогда он поразговорчивей будет.
И накрыла дыру половичком.
— Эй, эй, эй! — послышалось глухое.
Майка отогнула край половичка.
— Покажите мне стремянку, — тон пленника смягчился, и в нем зазвучали трусливые и жалобные нотки.
Легко перепрыгнув через дыру, девочка пошла в соседнюю комнату, оттуда раздался скрежет массивного деревянного предмета, царапающего пол. Через минуту она выволокла грубо сколоченную лестницу, довольно тяжелую. Коля бросился помогать, превозмогая боль в ребрах, неловко прыгнул через порог, подогнулись колени, едва не провалился.
Вместе они дотащили стремянку и встали по обе стороны от отверстия, придерживая ее так, чтобы хорошо было видно пленнику снизу.
— Ее длины не хватит, — критически заметил тот.
Майка оценивающе оглядела лестницу.
— Если прислонить к ближайшей стене, забраться на самую верхнюю перекладину, то с нее можно спокойно дотянуться до краев перекрытия. Ты же спортсмен! Каким видом спорта ты занимаешься?
— Тяжелой атлетикой.
— Очень хорошо, значит, сможешь себя подтянуть. Ну что, напишешь признание?
Кисель отошел в темноту. Майка пожала плечами и опять нарочито громко сообщила Коле, что они лучше придут завтра.
Лестницу приставили к стене.
— Ладно, — послышалось снизу. — Давайте бумагу.
С улыбкой Майка вынула из кармашка пальто сложенные вчетверо три тетрадных листа в клетку, а из другого — химический карандаш и кусок бечевки и сбросила все это пленнику. Потом взяла выпавшую из стены половинку кирпича и со словами: «Осторожно!» — тоже сбросила вниз.
— Напишешь, обернешь бумагой кирпич, перевяжешь бечевкой и закинешь нам. Не забудь указать все имена и даты. И пиши Мишкино полное имя: Ми-хэ-ли. А то не зачтут в суде.
Коля с восхищением глянул на эту худенькую востроглазую девочку в мальчишечьем пальто, которое было ей чуть великовато. Она все продумала до мелочей!
Минут через десять из отверстия вылетела половинка кирпича, перевязанная крест-накрест, и шмякнулась прямо перед ними.
Поспешно развернув лист и удерживая его с обеих сторон, словно боясь потерять дорогое сокровище, они бросились к высоким окнам эркера. Под светом фонаря, громко в один голос бормоча, прочли:

«Заявление на имя ст. след. Фролова А. Московского губсуда. Сознаюс в следующим деянии: 17 сентября 1928 года в 20:00 силой принудил Бейлинсона Н.Н. ударить камним Цингера М. А., выкрикивал ни пристойные аскарбления в сторону камунистов и жидов, создал беспорядок у дома № 13.
Кисель Никанор. 26 сентября 1928 года».

Недовольная сухостью изложения Майка вопросительно посмотрела на Колю.
— Этого же достаточно? — спросил он с надеждой, не желая требовать у пленника переписывать документ. — Ничего же, что с орфографическими ошибками?
— Ошибки могут и принять, следователь ведь не учительница по русскому языку. Тут дело в другом… Как-то… суховато, что ли… — девочка почесала за ухом, брезгливо скривившись. — А ты как считаешь?
В эту минуту Кисель подал голос:
— Эй, опускайте давайте лестницу.
Майка посмотрела на Колю, сощурив глаза.
— Сойдет, Майка! Давай уже уйдем отсюда, — взмолился он шепотом.
— Нам нужно быстро от него смыться. Кажется, он так легко согласился, потому что рассчитывает быстро выбраться, догнать нас и отнять эту бумагу, — заговорила девочка, тоже шепотом и низко наклоняясь к Колиному лицу, так что он лбом почувствовал прикосновение ее волос. — На углу со Спартаковской останавливается 21-й трамвай, он ходит каждые пять минут. Я выйду из подъезда и стану смотреть. От нас Спартаковская метрах в ста. Как только трамвай прибудет, мы спустим ему лестницу и дернем на остановку. Пяти минут до следующего трамвая, на все с лихвой.
Из дома № 23 они неслись быстрее ветра. Коля не чувствовал своего тела, ушибов, у него носом шла кровь от волнения и ударов, хлопали полы распахнутого пальто, обдувало мокрую от крови грудь, за спиной билась тяжелая виолончель. Майка бежала впереди него, перепрыгивая через лужи и ловко маневрируя между прохожими, которые в удивлении оглядывались на эту странную парочку: двое мальчишек, один, видно, музыкант, другой — шпана в шлеме-буденовке.
На 21-м трамвае они промчали метров двести, стоя на подножке, к ним уже приближалась грозная кондукторша в черной куртке и с сумкой, повешенной через грудь. Майка увидела, что к углу Аптекарского как раз подкатил 24-й, — показала пальцем, и едва не одним прыжком они перескочили из одного вагона в другой. 24-й доставит их до Охотного ряда, а до Столешникова, где располагалась следственная часть губсуда, дойдут пешком. Теперь Кисель их не догонит. Можно присесть и отдохнуть. В кармане Майки лежало спасение Мишки Цингера от несправедливого обвинения. Хватаясь за поручни и тяжело переступая по полу раскачивающегося из стороны в сторону вагона, Коля направился к пустой скамье и, сев, почувствовал себя героем. От прилива чувств перехватило дыхание. С благодарностью он посмотрел на Майку — если бы не эта выдумщица, он бы никогда не решился дать отпор своему обидчику. Он вызвал его на дуэль, на настоящую дуэль, о которых с самозабвением рассказывал ему отец в детстве… Может быть, теперь он останется доволен сыном!

Глава 5
Слушание по делу Мишки Цингера

Константин Федорович Грених дописал очередное заключение о вскрытии и поспешно вложил листы в папку, завтра нужно перенести текст в журнал и отправить в губздравотдел целую тонну накопившихся актов. Время было позднее — пол-одиннадцатого вечера. Еще днем он предупредил Асю, чтобы не ждали к ужину, и спокойно завершил все дела по судебно-медицинской отчетности. На его плечах лежало заполнение в каждом случае экспертизы личного журнала, самих актов, а еще несметной тьмы статистических карточек о вскрытии, о вещественных доказательствах и освидетельствовании живых лиц, отдельно по самоубийствам, убийствам, женщинам и мужчинам, а также годовые статистические сводки. Вся эта бумажная волокита отнимала у жизни целую прорву времени. Приходилось урывать часы у сна и приемов пищи, иначе голодный и злой зверь, именуемый Наркомздравом, разбушуется и станет извергать недовольство лавинами выговоров и штрафов.
Окна кабинета застыли черными прямоугольниками, свет, идущий от единственной лампочки под потолком, чуть подрагивал, а вместе с ним — и тени на голых стенах. Вот теперь стоит поспешить, подумал Грених, не ровен час — опоздает на последний трамвай и придется идти пешком. А путь до Мясницкой неблизкий.
Ничто не предвещало беды. И тут раздался телефонный звонок.
— Ваша дочь у нас, — как сквозь плотную вату, услышал Грених голос старшего следователя Фролова, — сидит сейчас напротив меня. Не беспокойтесь, с ней все в порядке. Но вы должны послушать то, что она рассказала.
— Сейчас буду!
С горящей головой, шумом в ушах и колотящимся сердцем Константин Федорович схватил пальто, шляпу и бросился вон из Института Сербского. Не дождался ни одного трамвая на Кропоткинской, и до Гоголевского бульвара пришлось добежать пешком, там еще ходила по Бульварному кольцу «Аннушка» — трамвай «А».
В Столешников переулок он попал в начале двенадцатого, быстро пересек пустующие в этот час коридоры и, запыхавшийся, ворвался в кабинет старшего следователя.
На звук его шагов Майка, оседлавшая стул, как коня, обернулась, на лице ее застыла маска серьезности, губы поджаты. Она медленно встала и, держась за край стола, демонстративно опустила глаза в пол — что значило: «Я заранее каюсь во всем, но вины своей не признаю». Грених оглядел ее в удивлении: одета в старое пальто, в котором он забрал ее три года назад из детдома, в руках буденовка, которую она выменяла в Зелемске, в штанах, что стали малы и жали под коленями, и в его — Грениха — рубашке.
— Что все это значит? — ледяным тоном спросил он и только сейчас заметил за спиной дочери ее товарища по школе, Колю, при виде которого Грених всегда испытывал мучительное чувство ревности. Звезда школьного театра, музыкант, поэт, был идеальным пионером, пока вдруг в прошлом году что-то не стукнуло мальчишке в голову и он не объявил войну учительнице по математике — у детей в этом возрасте случаются странности.
Коля сидел на стуле, двумя руками вцепившись в футляр с виолончелью, и отстукивал зубами дробь, лицо до неузнаваемости распухло: синяк под глазом величиной с кофейную чашку, нос как теннисный мяч, нижняя губа уехала в сторону и рассечена — будет шрам. Пальто накинуто на одно плечо, левая рука подвязана ремнем, а белая юнгштурмовка была такого же цвета, как пионерский галстук, будто ему язык вырвали — другое объяснение такому сильному кровотечению подобрать было сложно.
Грених сделал два шага. Неожиданно Коля вскочил, шатнулся назад, выронил виолончель и перевернул стул.
— Нет, нет, пожалуйста, только не гипноз, только не гипноз, — он отлетел пулей назад, врезался в шкаф, забитый папками, и упал, бумаги посыпались ему на голову. — Пожалуйста, у меня слабое… слабое здоровье… я не вынесу гипноза.
Под недоуменным взглядом Грениха Фролов бросился к мальчишке. Одной рукой он придержал опасно покачнувшийся шкаф, другой под локоть поднял Колю.
— Что, страшно сделалось, да? — ухмыльнулся он. Коля затравленно смотрел на Грениха. Тот перевел взгляд на Майку.
— У него и вправду здоровье слабое, — отозвалась дочь. — Он и физкультуру поэтому часто пропускает. Даже есть справка от районного ВКК.
— Майка, что здесь происходит? — гаркнул Грених.
— Папа, — она опять опустила глаза. — Не шуми. Я сейчас все объясню.
Ее рассказ Грених слушал, встав как вкопанный посреди кабинета, не сняв верхней одежды и не взглянув на Колю, который подобрал инструмент и сел обратно на стул, вцепившись в гриф. Только иногда с губ Константина Федоровича слетали недоуменные вопросы: «Что ты сделала? предложила пригласить Киселя куда? на «стрел-ку»? Что ты ему велела предложить? де-нег?»
Фролов слушал во второй раз, не смея сесть, но на его лице то и дело порывалась расцвести веселая улыбка, он давил ее, пуча глаза, гоняя стиснутый рот из стороны в сторону, нет-нет отворачиваясь, а то и похрюкивая.
Когда Майка закончила, Константин Федорович, тяжело выдохнув, покачал головой. Подхватив один из трех стульев, поставленных рядком у двери для посетителей, он перенес его к столу следователя и сел в торце, уронив на столешницу локоть.
— Леша, я не вижу ничего смешного, — сказал он сквозь нервно стиснутые зубы. Потом потянулся через стол и взял клочок бумаги, вырванной из тетради в клетку, — тот был испачкан и сделался весь в мелкую дырку от тесной близости с кирпичом и от ударов об пол при броске. На нем действительно было написано признание Киселя.
— Я отправил ребят проверить дом, — в свое оправдание молвил Фролов. — Может, Кисель еще не выбрался.
Грених поднял глаза на детей. Майка стояла по-прежнему с серьезным лицом и глазами, опущенными в пол. Себя она считала героем и победителем, хоть и изображала девичью невинность — потому что, как она любила пояснять, «того требовали обстоятельства». Коля низко опустил голову и продолжал мелко дрожать, вцепившись в свою виолончель.
— А его отцу звонили? — Константин Федорович дернул в его сторону головой.
— Да, тоже должны вот-вот прибыть и мать, и отец.
— Заведующий подотделом медицинской экспертизы и конфликтной комиссии, доктор Бейлинсон, уважаемый человек, — как бы самому себе напомнил Грених и замолк.
Стукнув кулаком по столу, так что взмыли в воздух бумажки, карандаши и ручки, он в крепких выражениях отчитал обоих, пытаясь донести до неокрепших умов, куда может завести игра с человеческими жизнями, о принуждении к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер, о малолетних преступниках и о том, что их может ждать в трудовой коммуне. Когда голос его гремел громче обычного, оба вздрагивали и вжимали головы в плечи.
Но подостывши, он иначе взглянул на не по-мальчишески утонченного, кажущегося трусливым неженку Колю. Все-таки юноша не побоялся сознаться в том, что был втянут в круг хулиганов, не струсил позвать такого здоровяка в пустой дом, да еще и вызов ему сделал, как следует от него получил. Невольно Константин Федорович зауважал парня, но Майке надо запретить дальнейшее общение. Причины объяснить себе он толком не мог, и это злило Грениха еще больше.
В коридоре послышались шаги нескольких пар ног. Ввалились два милиционера, таща за собой упирающегося Киселя. Его бушлат был разорван в подмышках, тельняшка грязная, волосы и лицо в пыли и паутине, брюки на одном колене порваны.
— Ты что, так и не вылез? — вскричала удивленная Майка. Но в лице ее не было и тени улыбки, она искренне посочувствовала своему пленнику. — Ну дает! Как же так-то?
— Ты… м-мелкая… сволота… гадюка, — плюясь и вырываясь, выдавил было Кисель, но, увидев перед собой Грениха, почему-то тут же перестал вырываться и сник в руках милиционеров. Его лицо вытянулось, стало каким-то недоуменно-испуганным и побелело, словно ему уже объявили смертный приговор.
— Я тебе честно дала уйти! — подняла обе ладони Майка.
— Замолчи, — цыкнул на нее Грених.
— Это… это что? — дрожащими губами проронил Кисель. — Твой отец?
— Ага, — подмигнула Майка.
— Это… что… вы гипноз будете применять?
Все ясно — мальчишки, что Коля, что Кисель, знали Грениха по газетам. В прошлом году гипнотический метод не сходил с передних полос.
— Будут-будут, — поддакнула Майка. — Очень болезненная процедура, после нее люди три дня пускают слюну, как после электрического тока. Но сначала клистир поставят. Так что готовься.
Грених переглянулся с Фроловым. Оба промолчали, не стали разубеждать насмерть перепугавшегося Киселя, Константин Федорович лишь грозно вытянул палец в сторону дочери, молчаливым жестом веля придержать язык за зубами.
Киселя допросили, упираться он при Гренихе не стал. Искоса и боязливо поглядывая на гипнотизера, он охотно ответил на все вопросы Фролова, тот составил протокол, который нужно будет успеть вместе с прикрепленным к нему вещдоком в виде признания предоставить судье. Потом задержанного вывели. До завтра он побудет под стражей в дежурной комнате, утром переместят в арестантский дом.
Вскоре вновь послышались шаги в конце коридора — теперь это была пара женских каблучков, жестко отстукивающих по доскам пола, и мягкая, шаркающая поступь мужчины в теле. В кабинет старшего следователя влетела женщина в костюме англезе из тонкой серой шерсти и в распахнутом манто с высоким бобриковым воротником, короткие светлые, как у Коли, кудряшки торчали по сторонам оттого, что пришлось собираться наспех. Она относилась к тому типу красавиц, которые не старели и оставались очаровательными даже поднятые с постели среди ночи и в строгом английского вида костюме, какие приняты сейчас среди советских женщин. Ей было сорок или больше, но изящная утонченность и моложавость делали ее на вид чуть больше тридцати, в жестах и постановке головы скользило старое воспитание, лицо не нуждалось в краске — большие серые глаза, гордый разлет бровей, аккуратный ротик, естественный румянец, впечатление портили лишь очень отчетливые складки в межбровье, выдающие напряженное недовольство. Грених едва успел подумать, как Коля похож на мать, она быстрыми шажками пересекла кабинет и рукой, обтянутой лайковой перчаткой, залепила сыну звонкую оплеуху.
— Ох-хо, — выдохнула машинально отшатнувшаяся от нее Майка, втянула голову в плечи, всем своим видом показывая искренне сочувствие.
— Это была последняя капля моего терпения! — вскрикнула мать Коли. — Опять после музыкальной школы где-то шлялся?
Отец мальчика — грузный, неповоротливый пятидесятилетний мужчина, похожий на грушу с отвислым животом и нежными, как у женщины руками, лишь тяжело вздохнул, поцокав языком, сонно качнул головой. Лицо у него было ленивое, равнодушное, некрасивое, с толстыми губами и маленькими глазками, жидкие волосы неопределенного цвета, зачесанные набок, прикрывали большие залысины. Роли Пушкина, Дубровского и Онегина Коля получал благодаря генетике своей матери, подарившей ему кудри, медовый их цвет и черты лица, как у Аполлона. Только глаза были не ее.
— Нам можно его забрать? — вскинулась она.
Фролов был несколько обескуражен резким жестом женщины, не ожидал, впрочем, как и все, что та начнет колотить и без того побитого ребенка. На помощь пришел Грених.
— Боюсь, что прежде нам придется кое в чем разобраться, — начал он сухим тоном судьи. — Послезавтра слушание по делу Михэли Цингера, который якобы устроил 17 сентября у вашего дома беспорядки, был избит и брошен умирать во дворе.
Мать Коли поджала губы, вскинув хорошенький подбородок.
— К нам это не имеет никакого отношения.
— Боюсь, вы ошибаетесь. Ваш сын тоже участвовал в этих беспорядках.
Грених повернулся к Коле, глядя на него сверху, как коршун, и ледяным тоном спросил:
— Чем ты ударил Михэли, Николай?
— Обломком кирпича, — прошептал Коля, с усилием разлепляя опухшие, в засохшей крови и посиневшие губы.
— Когда ты это сделал? Свидетели есть?
— После того, как все разошлись уже… с Киселем были его ребята.
— Кто? Ты их знаешь?
— Было темно, я не разглядел.
— Что? — взвилась его мать.
— Ольга Витольдовна, — мягко обратился к ней Грених. — Не торопитесь с суждениями. Сначала прочтите вот это.
И он передал ей письменное признание Киселя.
— Кто это такой — Никанор Кисель? Я такого не знаю! Что за странное имя? Это кличка?
— Нет, фамилия. Ваш сын был с ним знаком.
— Зачем? Зачем? — задыхалась Ольга Витольдовна, тряся признанием у Коли под носом, ему приходилось, скривившись, уворачиваться.
— Хорошо бы это выяснить, конечно, — Грених мягко забрал у той бумагу, боясь, что она в сердцах разорвет ее или скомкает, и вернул на стол.
— Ты будешь молчать?! — тон женщины стал высоким и пронзительным. И как-то странно были произнесены эти слова, будто утверждение. Но мать Коли трясло, она была бледна, вот-вот падет без чувств от ярости. Она не находила слов, чтобы выразить свое негодование.
— Он задирался, — начал Коля, глядя в пол. — Я хотел поквитаться. Разве это не то, что…
— Поквитаться?
— Я хотел быть, как…
— Чего ты хотел? Чего? Вот этого? Милиции?
— Я должен был доказать…
— Замолчи! — мать не давала сыну возможности говорить, перебивая его и наскакивая, заставляя вжимать голову в плечи в ожидании очередной порции оплеух.
— Давайте, я все объясню, — встряла Майка, шагнув.
Ольга Витольдовна посмотрела на девочку, как на насекомое, но говорить ей ничего не стала, видимо, побоявшись это делать в присутствии ее родителя.
— Это я все придумала! — Майка решила отвести от Коли огонь на себя, Грених мешать не стал. В нескольких стройных и скупых фразах она очень правдиво описала их общее приключение, выставляя друга героем, а себя — зачинщицей. Рассказывая, она сначала обращалась к его матери, но, когда дошла до момента, как Коля схватился в драке с Киселем, повернулась к отцу, считая, что тот будет заинтересован больше матери в деталях боевых действий и тронут смелостью сына. Но Николай Иванович тихо и безучастно вздыхал, глаза его были на удивление пусты, будто он еще не проснулся.
Ольга Витольдовна обняла себя одной рукой, обхватив пальцами плечо, другой сжала подбородок, холодно глядя в сторону. Казалось, она была удовлетворена, ведь выходило, что Коля действительно смог постоять за себя, да еще и в следчасть привел хулигана.
— Хорошо, — кивнула она снисходительно. — И чем это ему грозит?
— Если Цингер не напишет заявления о причинении, может, все и обойдется, — ответил Грених. — Если напишет — судья учтет факт принуждения к насилию со стороны товарища Киселя, это будет служить смягчающим обстоятельством.
— Ах, боже ты мой, «смягчающим обстоятельством»! — выдавила она с язвительным смешком. — Дожили! Докатились… Что еще вы хотите от нас?
— Быть послезавтра в суде, сопровождать вашего несовершеннолетнего сына. Коле придется рассказать правду о той драке. Старший следователь сейчас выпишет повестку. Но это еще не все. Теперь, что касается экспертизы, составленной доктором Гладковым под вашим начальством, Николай Иванович.
Николай Иванович продолжал прицокивать языком и кивать, как китайский болванчик, лишь чуть приподнял брови, отчего его глаза стали еще более ленивыми и сонными под тяжелыми, покрасневшими, в прожилках, веками.
Грених удивился такому безучастному спокойствию, но вида подавать не стал, попросил у Фролова протокол, составленный доктором Гладковым, и, листая, указывал на пустоты и недосказанности, на чрезмерное доверие словам свидетелей. Николай Иванович со всем соглашался и кивал, мол, что освидетельствований и экспертиз в день проводит много, что не видит причин не верить словам советских граждан.
— Вы правда считаете, что Михэли Цингер, восемнадцатилетний юноша, вчерашний школьник, — патологический пьяница? — Грених поднял в недоумении бровь. — Он же учился с вашим сыном в одном классе. Вот тут один из свидетелей заявляет, что он после того, как устроился на мыловаренный завод, запил беспробудно.
— Такое случается, — со вздохом сожаления отозвался доктор Бейлинсон.
— Да, порой случается. А ты, Николай, — Грених повернулся к мальчишке, но уже не смотрел коршуном, взгляд его смягчился. — Ты что скажешь? Запил твой товарищ?
Коля еще ниже опустил голову, отрицательно ею покачав, хоть и едва заметно.
— Что ж, послезавтра на суде обсудим ваши и мои экспертизы, — отступил Грених, понимая, что нет смысла начинать сейчас спор с поднятым едва не посреди ночи человеком, у которого избили ребенка. И повернулся к Фролову, за которого вел все это время беседу.
Следователь несколько секунд соображал, чего от него хотят, и хлопал глазами, потом догадался добавить:
— Послезавтра ждем вас на суде.
Ольга Витольдовна схватила сына за рукав пальто, понукая подняться. Коля сначала обиженно выдернул плечо из ее руки, продолжил сидеть, измотанный, затравленный, и глядел почему-то на Майку с мученическим отчаянием, будто меж ними осталась какая-то невысказанная тайна. Та в ответ смотрела с не свойственной ей тревогой.
Мать вновь подтолкнула сына в спину. Коля нехотя встал и, спотыкаясь, двинулся к двери, припадая на одну ногу и постоянно оглядываясь, мать продолжала подталкивать его. На пороге он задержался, опять посмотрев в отчаянии на Майку, та подняла сжатый кулак на уровень плеча.
— Он не пас па, петит солдат[5], — прошептала она.
Коля скривился, качнул головой и исчез в коридоре.
Суд был назначен на четыре часа вечера пятницы. Стоял тяжелый пасмурный день, и в бывшем особняке Смирнова на Тверском бульваре уже горели несколько окон. Холодная и неуютная зала № 2 с лепниной, колоннами и арочными окнами без штор вмещала покрытый красным сукном стол и несколько рядов длинных скамей. Пол был устлан дорожками. На стенах висели портреты вождей. По обе стороны от стола — два красных знамени на подставках.
Фролов, Грених с Асей и Майкой явились в числе первых, заняли передние скамьи, тихо обсуждая предстоящее заседание. Майка в силу своего недостигшего возраста не должна была допускаться в зал заседания, однако по инициативе председателя ей разрешили присутствовать.
Постепенно зал наполнялся людьми: праздными посетителями, для которых слушания были одним из видов досуга, свидетелями, общественными обвинителями, стажерами, вошла маленькая худенькая девочка в сером прямом платье, только окончившая университет, — защита Цингера. Она вела за собой мать Михэли, одетую в черное, с пестрым платком на плечах. Следом появилась семья Бейлинсон — первым шел отец, тоже занявший скамью в первых рядах, — он будет выступать в качестве одного из медицинских экспертов, Коля с матерью сели в самом конце. Майка помахала ему издали, он с опаской поднял руку. Отек с лица чуть спал, но все равно разукрашенный синяками и с разбитой губой выглядел он жалко.
Наконец в дверях показался председатель Стельмахович Алексей Терентьевич в сопровождении двух членов суда. Еще молодой, лет на пять моложе Грениха, в темных волосах ни единого седого штриха, с квадратным подбородком, подтянутый — серый френч сидит как влитой. Бывший начальник Московской милиции, член коллегии Наркомюста, хоть и не имел юридического образования, все же обещал торжество справедливости и обстоятельность. Он лично взялся за дело Цингера, которое ввиду новых деталей превратилось в запутанный клубок туманных обстоятельств, — следовало разобраться, действительно ли были у венгерского паренька контрреволюционные мотивы.
Следом за судьями шел государственный обвинитель губпрокурор Швецов Савелий Илиодорович. Одних с Гренихом лет, роста невысокого, даже щупловатого, но густая седая копна волос, острая бородка благородного черно-серебристого отлива — таких сейчас уже не носили — и медлительная величавость делали весь его облик солидным и по-старомодному представительным.
Киселя, понурившего свою рыжую голову, привели милиционеры и посадили рядом с матерью — сухой, со сморщенным, испитым лицом сутуловатой женщиной лет за сорок.
Секретарь заседания Софья Владимировна — обстоятельная, очень серьезная дама с высокой прической, — раскладывала на столе бумаги. Сбоку притулилась стенографистка, с безучастным видом разглядывающая свои ногти. В зале стоял тихий гул возни.
Комендант суда вызвал Михэли, и все замолкли. Вошел юноша с отсутствующим лицом и забинтованной головой, опустился на скамью справа от судейского стола, ответив председателю, что обвинение он получил.
Следом установили наличие сторон и представителей их интересов: были перечислены поименно все с потерпевшей стороны, со стороны обвиняемого, свидетели, дознаватели, эксперты, обвинители и защита. И Софья Владимировна зачитала дело, проходящее по статье 74 «Хулиганство». Стельмахович дал слово потерпевшему. Кисель вскочил с места, заговорил сбивчиво и нескладно, перемежая такие громкие слова, как «контрреволюционные заявления Мишки Цингера» с «я едва уворачивался от его ударов, замес был такой, что и не разобрать, кто кого».
Когда он наконец сел, председатель обратился к Михэли, в более понятных фразах разъяснил ему суть предъявленного Киселем обвинения. На вопрос, признает ли себя подсудимый виновным, Михэли качнул головой, выдавив угрюмое: «Нет».
И судьи приступили к ознакомлению с первой медицинской экспертизой.
— Итак, — молвил Стельмахович, отложив одну пачку бумаг и взявшись за другую, — следствие посчитало эту экспертизу недостаточной и запросило новую. И здесь эксперт товарищ Грених попросил сам представлять свой протокол.
Константин Федорович поднялся, подмигнув взволнованной Асе, в руках он нес папку со своими личными протоколами и с тем, который составила она. Грених собирался предоставить его в качестве дополнительного доказательства защиты.
— Могу я начать издали, товарищ председательствующий, чтобы было ясно, как и почему мы пришли к решению проводить представленную вам экспертизу?
Тот молча кивнул.
— Следствие запросило переосвидетельствование, ввиду того что первая экспертиза изобиловала пустотами и данными лишь со слов свидетелей, а самое главное: был взят анализ крови на наличие алкоголя только у Киселя Никанора и то спустя двадцать два часа после происшествия. Непонятно, зачем было это сделано. Мой студент, стажер Агния Павловна Грених, супруга, в качестве учебной работы решила побеседовать с потерпевшим Киселем Никанором и с его разрешения взяла у него пробу крови. Вот ее отчет.
И Грених передал Софье Владимировне бумаги, которая, в свою очередь, положила их перед судьей.
— Возражаю, товарищ председательствующий, — подал голос прокурор. — Товарищ Агния Грених, если и получила какие-то сведения, да еще и анализ взяла, это было сделано незаконным образом. Недопустимо производство каких бы то ни было судебно-медицинских исследований другим медицинским персоналом, кроме врачей.
— Согласен, — кивнул Стельмахович и выразительно посмотрел на Грениха, который совершенно не смутился протестом.
— Да, анализ, сделанный стажером Агнией Павловной, нельзя рассматривать как экспертизу. И она не выступает в суде в качестве эксперта. Однако стажер запустила весьма любопытный механизм — она подала нам идею сделать пробу крови, уж коли стоял вопрос о пьяных беспорядках, на определение времени выведения этилового спирта и у потерпевшего, и у подсудимого. В день, когда она посетила Киселя Н. В., тот был в подпитии, то есть в крови его был этиловый спирт. Агния Павловна решила вычислить время, спустя кое спирт полностью уйдет из организма, но только лишь с этой одной пробой. Опыт интересный, но не… м-м… без погрешностей ввиду недостаточности данных, однако содержащий в себе идею.
— Возражаю, — вновь прервал Грениха прокурор, сделав движение челюстями, словно сдерживает зевок. — Не по существу.
— К существу я как раз и подобрался. Позвольте продолжить, — возразил Грених. Его тон из мягкого стал ледяным. Об опытах Аси он не мог говорить без нотки теплоты, а когда перешел к делу, в нем не осталось ничего от влюбленного в свою студентку учителя.
— После получения разрешения от Наркомздрава на повторное освидетельствование потерпевшего Киселя Н. В. и подсудимого Цингера М. А. мы явились на квартиру к Киселю, застав его… в пьяном виде. Он решил, что к нему уже являлась медкомиссия, аж дважды, и больше не придет. Поэтому он был застигнут врасплох. Для проведения подробного вышеописанного анализа мы оставили его на целый день в ИСПЭ под наблюдением нескольких врачей, поставивших ему диагноз: первая стадия алкоголизма. Не было необходимости выяснять время выведения алкоголя. К слову, всего восемь часов. А как известно, чем более подвержен пациент этому недугу, тем скорее алкоголь исчезает. У неалкоголиков этиловый спирт держится пятнадцать часов. С Цингером, по его доброй воле, была проведена подобная проба. Но для этого, повторяю, по его доброй воле, он должен был принять некоторое количество алкоголя. Все это происходило под моим личным наблюдением и присмотром других врачей. Расчеты всех фаз резорбции, диффузии и элиминации, то есть всасывания, распределения алкоголя по средам организма и выведения подробно расписаны в таблицах. Вы можете видеть, как эти фазы протекали у алкоголика Киселя Н. В. и неалкоголика Цингера М. А., и сравнить их.
Прокурор поднял протест.
— Товарищ Грених выносит поспешное суждение, вешая ярлыки «алкоголик» и «неалкоголик», — заявил он.
— Экспертиза предоставляет доказательства, — возразил судья. — Какие еще могут быть после них поспешные суждения? Здесь я вижу суждения, весьма основательно подкрепленные цифрами. Вычисления сложные. И опыт любопытный.
— Таким образом, все свидетельские показания, в которых фигурируют обвинения Цингера в пьянстве, можно считать голословными, — продолжил Грених. — Конечно, имеются и иные свидетели, мать Михэли, например, пара соседей по дому, которые заявляют, что юноша никогда ничего спиртного не употреблял, но я не видел, чтобы их показания были занесены в протоколы. Их там нет. А мнение товарища общественного обвинителя из профсоюза, основанное на том, что Цингер М. А., цитирую: «Не участвует в общественной жизни, поэтому, наверное, пьет», считаю необоснованным ввиду присутствия в этой фразе слова «наверное».
— Возражаю, — механически и как-то безэмоционально произнес прокурор, будто проникся речью Грениха и был с ним согласен, но правила обязывали сделать возражение. — Не имеющее касательства к области научных знаний эксперта его личное мнение не должно звучать в суде.
Стельмахович в задумчивости кивнул, мягко шелестя страницами судебно-медицинского акта.
— Благодарю. Садитесь, Константин Федорович, — только и сказал он.
Следом защита, которую представляла щупленькая девица, вызвала свидетельницей Асю. Та подробно рассказала, что в рамках своей стажерской деятельности пришла с вопросами к товарищу Киселю, тот не отказал.
— Свидетель Грених, вы назвались стажером или заявились на квартиру и представили себя в качестве судмедэксперта? — спросил прокурор.
— Я, конечно, стажер, но ведь работу-то выполняю наравне с передовыми специалистами и стараюсь вести себя соответствующе, — ответила Ася, отчаянно краснея.
— Вы назвались стажером или представились судмедэкспертом? — повторил прокурор механически, но с нажимом.
— Я не назвалась стажером, но сказала, что пришла проводить переэкспертизу, — честно призналась Ася. — Он бы меня тогда не впустил, если бы я сказала, что еще студентка.
— Свидетельские показания, выуженные силой или ложью… — начал было Савелий Илиодорович.
— Но я в протоколе своем указала! — вспомнила она. Грених уже было собирался встрять, но та сама поспела себе на помощь. — Я указала, что я — стажер.
— Свидетельские показания стажера Грених дела не спасут и не испортят. Мы не судим учеников, которые вынуждены обучаться прямо в гуще дел. Спасибо, садитесь, — кивнул Асе Стельмахович. — Мы примем к сведению ваши показания.
После был вызван управдом Сацук Филипп Семенович, столяр по профессии. Высокий, грузный, сутулый, держащий себя несколько по-дворовому вальяжно, в черной кожаной кепке, натянутой низко на брови, — он отказался снять ее в помещении из-за какого-то увечья. Филипп Семенович угрюмо, голову склонив набок и будто делая одолжение, подтвердил, что в доме № 13 беспорядки происходят постоянно, что он действительно часто вынужден звонить в милицию.
— Вы звоните в милицию или напрямую связываетесь с агентом МУРа 5-го района? — спросила адвокат.
— Просто звоню в милицию, — неохотно ответил управдом.
— А с агентом Барановым, который по неизвестным причинам застрелился через день после конфликта подзащитного с товарищем Киселем, вы знакомы?
— Знаком.
— Протестую, — устало встрял прокурор. — Дело Баранова не имеет отношения к конфликту Цингера с Киселем.
Следом были вызваны и опрошены все свидетели с потерпевшей стороны, коих было немало, и все, как один, они несли поклеп на Цингера, называли антиобщественником, нежелающим вступать в комсомол, уверяли, что он пьет, хотя это было опровергнуто экспертизой. Они же превозносили Киселя, величая того будущим героем советского спорта, рубахой-парнем с открытым, отзывчивым сердцем и отличным товарищем.
Адвокат подсудимого задавала им всем довольно ясные и прямые вопросы, касающиеся того дня, когда произошли беспорядки, но все они мямлили и уходили от ответов. Одни ссылались на сумерки, другие на то, что наблюдали драку из окна, третьи, что из-за травм не помнят деталей.
Михэли, хоть ему было разъяснено его право лично задавать вопросы свидетелям, экспертам и давать объяснения как по существу всего дела, так и по поводу отдельных обстоятельств в любой момент заседания, молчал, зло поджав губы, чем себе бесконечно вредил, подтверждая рекомендацию представителя профсоюза о его роли в общественной жизни. Но свидетели так себя дискредитировали невнятностью своих показаний, что любой толковый судья не нашел бы события преступления, а эту толпу призвал бы к ответу за ложные доносы. Защитнице постоянно приходилось просить зачитать свидетельские показания, данные этими людьми при предварительном допросе. И ярые нападки, запротоколированные ранее, совершенно не походили на бестолковые объяснения, которые зал суда вынужден был слушать сейчас. Один свидетель так и вовсе отказался от своих слов, признав, что в тот вечер сгоряча не разобрался толком, что происходит, и поспешил с выводами, в чем нынче раскаивается.
На поверку дело это оказалось самым что ни на есть обыкновенным. Кисель зачем-то затеял драку, завлек в нее толпу идущих с работы фабричных парней, которым особых объяснений не требуется, чтобы начать махать кулаками. Многие из них так и живут до сих пор — инстинктами. Самосознание рабоче-крестьянского класса на высоком уровне пребывало лишь в громких статьях и многочисленных производственных романах. На деле же действовал принцип «увидел — бьют, бей не жалей, разберемся опосля». По какой-то непонятной Грениху причине Киселю надо было непременно, чтобы в драке фигурировал Михэли, он явно подставлял его, крича в толпу нечто подобное: «Ах ты про советскую власть такое и разэтакое говоришь?! Братцы-товарищи, слушайте, что говорит этот венгерец про рабоче-крестьянскую власть! Будем ли мы терпеть?» Благодаря тому, что защита Цингера постоянно просила зачитывать протоколы предварительного следствия, Грених постепенно понимал, как Киселю удалось втянуть Михэли — молчаливого и угрюмого венгра, всегда чувствовавшего себя чужим, — в дело о хулиганстве с попытками вменить ему еще и контрреволюционный умысел. Оставалось загадкой, зачем в этом принял участие Коля.
Грених был спокоен за исход этого дела — Стельмахович со своим опытом не ошибется, принимая решение. Прокурор вопросы свидетелям обвинения задавал все реже, прекрасно понимая, что его надули. Сам виноват — надо было раньше разбираться. Но в мире, где человек разом мог себя опорочить, едва отгородившись от общественности, правосудие иллюзорно, любая темная лошадка a priori преступна.
За себя Цингер говорить упорно отказывался. И только после просьбы защитницы зал услышал от него, что он никаких контрреволюционных слов не говорил, что шел с работы и удара по голове не помнит. Грених понимал, что отмалчивался он еще и потому, что не хотел друга обвинять в нападении. Помнил он все прекрасно, конечно же.
Вызвали Киселя для речи потерпевшего, и тот опять начал жевать свою глупую и путаную историю о том, как разнимал дерущихся и получил несколько ударов от Цингера, упрямо заявлял, что служил на благо советского народа, пытаясь пресечь хулиганские действия и предотвратить начавшееся вооруженное восстание, а Цингер, мол, по пьяни сам упал где-то. Услышав это, Майка тихо зашипела, что он лжец и вчера на допросе другое говорил.
— Тихо, сейчас все будет, — успокоительно похлопал ее по плечу Грених. — Он, конечно, странный тип, на что надеется, непонятно.
— Тогда позвольте спросить, товарищ Кисель, — с мягкой улыбкой спросил Стельмахович, держа в руках помятый и изрешеченный дырами тетрадный лист в клетку, — почему вы написали вот это?
И он зачитал добытое Майкой признание.
— У меня его вырвали силой! — вскричал Кисель, указав пальцем на сидящую в первом ряду Майку. — Вот эта… эта самая девчонка! Она применила силу.
Все разом посмотрели на хрупкую девочку со стриженными по плечи прямыми волосами и с челкой, закрывавшей глаза, в сарафане в клетку и пионерском галстуке под воротником белой сорочки, некоторые даже привстали, совершенно естественно недоумевая, как это тщедушное дитя одолело такого здоровенного детину. В зале раздались смешки, послышались шуточки в сторону Киселя, обвинявшего школьницу, которая «применила к нему силу». Посмотрел на нее и Михэли. Впервые его лицо приняло иное выражение, кроме холодно-ледяного и презрительного. В чертах проступило удивление, он побелел и вцепился пальцами в скамью, боясь упасть в обморок.
Майка подмигнула ему.
— Нет! Майя ни при чем, это я его заставил, — послышалось сзади. Коля успел выкрикнуть это прежде, чем опять получил оплеуху от матери, и весь зал услышал ее громкое змеиное «Молчи!». Михэли, все еще держась за скамью, выпрямился, чтобы за головами разглядеть Колю. Во взгляде широко расширившихся глаз подсудимого зажглись волнение пополам с недоумением.
Коля вырвался из рук матери и прокричал:
— Это была честная дуэль, я вызвал его на бой!
— Будьте любезны сохранять тишину в зале заседаний, — обратился к галерке Стельмахович.
Но Кисель судью не услышал. Для него, в свете Майкиной выходки, изобличающей его как лгуна и труса, рушился мир. С диким рычанием: «У-убью!» — он развернулся и бросился в ряд меж скамьями, все ахнули, загудели, но два бравых милиционера успели подхватить нарушителя порядка под руки так, что тот повис на их плечах, болтая в воздухе ногами.
— Товарищ Кисель, — обратился Стельмахович после восстановления порядка, когда тот вновь предстал перед судейским столом, пыхтя, как испанский бык перед красным плащом матадора. — За угрозу убийством в зале суда вменяю вам две недели заключения под стражу. Итак. Вот здесь, — судья поднял вверх пресловутый листок в клетку, — вы написали правду?
— Это незаконно, — выкрикнул он опять, — они заманили меня в заброшенный дом, столкнули в подвал, собирались заморить голодом…
— Во-первых, это и ваше участие в беспорядках мы еще обсудим, но уже в рамках другого дела, попадающего совершенно под другую статью. Во-вторых, у меня на руках протокол допроса следователем, где вы подтверждаете свое признание.
Стельмахович поднял несколько листов, показывая их залу, и переглянулся с прокурором, тот поднял руки в знак того, что возражений у него нет.
— Товарищ Кисель, вы подтверждаете показания, которые дали на предварительном следствии?
Кисель молчал. Он не отдавал себе отчета в том, что мог быть лишен свободы на срок не ниже пяти лет за подстрекательство несовершеннолетнего Коли и что протокол, который был составлен Фроловым, подтверждает его вину. В зале воцарилась тишина.
Поднялась со своего места мать Никанора, вскрикнув, обращаясь к прокурору:
— Неужели вы все это так и оставите?
Швецов перевел на нее холодный, удивленный взгляд.
— Какие у вас есть свидетельства? Говорите, — холодно молвил он, приподняв тяжелые веки.
Под его ледяным взглядом мать Киселя сникла, опустив голову. Пожевала губами, собираясь что-то сказать, но села обратно. Судья повернулся к потерпевшему.
— Товарищ Кисель, вы подтверждаете те показания, которые дали на предварительном следствии?
Тот вскинул голову.
— Нет! У меня их вырвали силой.
Председательствующий дал знак коменданту.
— Вызывается свидетель защиты Бейлинсон Николай, — объявил тот. — Будьте добры пригласить в зал представителя комиссии по делам несовершеннолетних.
С низко опущенной головой, хромая, Коля двинулся к судейскому столу, с ним рядом встала седовласая дама в очках, которая должна была следить за тем, чтобы на ребенка не оказывалось излишнего давления. Речь свою мальчик произнес, низко опуская голову, с бледным лицом и тихо, так что судье постоянно приходилось просить его говорить громче. Но юноша ничего нового не добавил к тому, что и так было сказано в записке с признанием Киселя. Его допросили адвокат Михэли, прокурор, который все время пытался вывести разговор на то, как именно Коля с Майкой разыграли Киселя. Но, как бы Швецов ни старался обратить внимание на преступные действия детей, судья не усмотрел в их поступке ничего особенного. Майка сидела, вся напружинившись, готовая подняться на защиту своей операции, уже привстала и как в школе тянула руку.
— Итак. Судебное следствие объявляю закрытым, — подытожил председатель, и Майка с громким «ну во‑от!» плюхнулась на скамью обратно.
После недолгих прений, речи защитника Михэли и сухого повторения слов подсудимого, что он не считает себя виновным, опять поднялся Кисель.
— Я… отказываюсь… — начал он, видно, в порыве все исправить решил пойти на попятную. — Отказываюсь от своих обвинений!
Зал загудел, как на футбольном матче, возмущались все, даже те, кто выступал против Михэли. Стельмаховичу долго пришлось успокаивать народ.
— Тише! Ну тише же, товарищи! — повторяли на все лады комендант, секретарь и сочувствующие.
— Вопросов у меня больше нет. Объявляю прения сторон закрытыми. Суд удаляется для вынесения приговора, — громогласно заявил председатель, стукнув ладонью по столу и заставив всех разом умолкнуть. И трое — сам он и члены губсуда — встали из-за стола и удались в совещательную комнату.
Пробыли они там недолго, торжественно вернулись. Зал поднялся, и председатель сам зачитал приговор:
— Объявляю Цингера Михэли Аристидовича 1910 года рождения не признанным виновным в совершении преступления и постановляю дело № 10731 по статье семьдесят четыре Уголовного кодекса РСФСР 1926 года производством прекратить ввиду отсутствия состава преступления и обнаружения новых подозреваемых — пункт третий статья двести сороковая Уголовно-процессуального кодекса.
Он оторвал взгляд от документа и посмотрел в зал.
— Напоминаю, что заведомо ложные доносы, показания с созданием искусственных доказательств — лишение свободы до двух лет. Позже вам, Кисель, товарищ прокурор сообщит, по какой статье возбуждается в отношении вас дело. Объявляю заседание закрытым, — поднялся и вышел.

Глава 6
Самоубийство по учебнику

Едва войдя в квартиру, Грених почувствовал, как навалилась усталость. Внезапно громкий концерт по радио за стенкой, душный воздух, наполненный запахами супа и котлет, бубнение соседки, подолгу висевшей на телефоне, и присутствие чужого в кухне — семья инженера пускала жить странного типа — писателя, который, видите ли, страдал от преследования ОГПУ и никак не мог закончить пьесу для МХАТа… Весь этот букет звуков, запахов и людей стал, как прежде, невыносимым. Константин Федорович пропустил вперед Асю и Майку, всецело занятых обсуждением слушания, которое закончилось для них победой. Девочки весело перешучивались и наперебой пересказывали каждая свое приключение.
— …я стояла и ждала, когда в конце улицы покажется трамвай, — торопливо говорила Майка, снимая шапку. — Вагон выкатился из-за угла, и я помчалась со всех ног обратно в дом…
Грених поморщился, покачав головой. Но уже не потому, что в очередной раз упрекал дочь, он чувствовал, как задыхается, не слыша собственных мыслей.
— Майка, ну ты даешь… смелая, как Чингачгук! — Ася приобняла ее и приняла из рук пальто. — Как это ты все хорошо придумала! Подготовила засаду, заманила. Я б так не смогла!
Грених снял пальто и повесил у входа на латунную венскую вешалку на четырех ножках, сверху набросил шляпу и прошел на свою часть жилплощади, нынче, как и прежде, состоящую из двух комнат когда-то большой квартиры. После уплотнения от ее входной двери вел узкий коридор, стены которого, на радость соседям, Ася, как только переехала к нему, сама выкрасила в нежно-зеленый, расписав изображениями диких папоротников, ветками магнолий и пальм. Теперь путь от входной двери до их части квартиры был похож на тропический лес Амазонки. Соседи были в восхищении, Грених не мог с ними не согласиться.
Обе комнаты — отцовский кабинет с книжными шкафами до потолка, огромным дубовым столом, креслами, плюшевым диваном и родительскую спальню — было теперь не узнать. Ася подошла к перепланировке с умом и изобретательностью, создав и личное пространство для Майки и чудесную спальню для них двоих, зону столовой и общего отдыха. Вооружившись домовыми книгами и заверением Грениха, что она может делать с комнатами все, что пожелает, Ася сотворила нечто невозможное — она заставила его обрести второй дом в собственной, ненавистной ему прежде квартире. И после рабочего дня он ловил себя на незнакомо пугающей мысли, что хочет домой. Это чувство было новым для Грениха. Он и не чаял когда-нибудь избавиться от ярлыка бездомного холостяка-гуляки и прослыть примерным семьянином.
С квартирой у него было связано слишком много неприятных воспоминаний, чтобы он желал сохранить прежний ее облик, — в революцию в ней застрелился отец. Он и мысли не допускал, что, если начать двигать мебель, избавляться от ненужного хлама и приобретать жизненно необходимые предметы обихода, можно почувствовать себя счастливым и в этих стенах. Они переменили шторы, обменяли огромный дубовый стол, с которого невозможно было свести пятна крови, на два поменьше: ученический для Майки и обеденный, выстирали ковер, перешили обивку дивана, и Ася уставила все свободные поверхности комнатными цветами. Грених поначалу поругивал себя за мещанство, но смотрел, как Ася радуется, и невольно стал находить утешение в простых житейских радостях вместе с ней. Вскоре это вошло в привычку, и он сам не заметил, как оттаял душой.
Может быть, даже слишком.
Ему следовало отругать обеих за то, что влезли в дело, совершенно их не касающееся. Майка повела себя, как настоящая атаманша из сказки про Снежную королеву. Наивный Грених опять обманулся, думая, что дочь, примерная советская школьница, на которую все равнялись, которая каждый месяц оставалась в числе передовиков и не сходила с полос стенгазеты, на самом деле, кажется, только и ждала случая поиграть в казаки-разбойники. Всецело поглощенная математикой и сдачей экзаменов экстерном, она часто брала шефство над отстающими учениками. Грених как-то проглядел, что она стала подтягивать математику и с неожиданно заупрямившимся музыкантом Бейлинсоном. А когда узнал, было уже поздно запрещать. Грених полагал, это Коля ее с пути истинного сбивает, Пушкиным и Моцартом морочит мозги, но теперь выходило, что все в точности наоборот — получалось, не он, а она всколыхнула в примерном пионере дух Степана Разина.
Майка хоть и выглядела маленькой хрупкой девчушкой, умеющей сделать невинное лицо, если потребуется, все же обладала несгибаемым внутренним стержнем. Для тринадцатилетнего ребенка она имела устоявшиеся принципы, которые всегда отчаянно защищала. Ее при случае Грених мог отчитать и не слишком обижался, если она в ответ начинала возражать: «Ну будет бузить. Ты сам так не думаешь! Согласен со мной и показать это боишься!» — или говорила такое: «А я все равно сделаю по-своему, хоть режь!»
С супругой обстояло все иначе. Грених боялся задеть ее очень хрупкую душевную организацию даже самым крохотным замечанием. Юная Ася, выросшая в деревне, воспитанная священником, все воспринимала в сияющих красках. Комсомол ей представлялся институтом справедливости, Ленин и Сталин — бесстрашными гениями мирового пролетариата, а Советский Союз — страной грез, в которой нет места лжи и коварству. Она была сущим ребенком, светлой, непорочной душой, видела в людях лишь их лучшие стороны… Грених отдавал себе в этом отчет, когда вел Асю в ЗАГС, знал, что скорее берет ее как вторую дочь на воспитание с двойной ответственностью. С одной стороны, бесконечно влюбленный, он был счастлив наблюдать ее и в институте, и дома, быть ей и мужем, и наставником, и научным руководителем, но с другой — уже порядком измучился от необходимости указывать на неизбежные ошибки, не опровергая той информации, которой она напитывалась на политсобраниях и лекциях по политграмотности. Его жизненный опыт, увы, вдребезги разбил бы вновь сложившиеся представления о мироздании Аси. Но приходилось изобретать способы оберегать ее и учить жизни так деликатно, чтобы не заставить ненароком испытывать болезненного смятения от скрытых и непредсказуемых опасностей жизни в молодом советском государстве, в котором все было подчинено вездесущему контролю, законы и нормы морали менялись день ото дня, зависели от неокрепшей идеологии и прихотей верхушки. Все чаще получалось лишь отмалчиваться и на многое закрывать глаза. Так он поступил и с ее самовольно составленной переэкспертизой. И страшно себя ругал, что заботой прикрывает собственное малодушие.
Но как? Как объяснить ее заблуждение? Она так стремилась сделать доброе дело, спасти оклеветанного мальчика, тут же рискуя и репутацией, и жизнью! Отправилась к человеку, который сегодня в зале суда позволил себе кидаться на людей и угрожать смертью, не просто пришла к нему, взяла у него — пьяного, а значит, непредсказуемо опасного — кровь на анализ, так еще и утаила, что является стажером. Это был очень опрометчивый поступок — мошенничество! И, если бы не снисходительность Стельмаховича, если бы не советский Уголовный кодекс, достаточно гибкий, в котором большое пространство оставалось «на усмотрение судей», ее могли обвинить по 169-й статье. Прокурор Швецов, прослывший страшно принципиальным и несговорчивым, уже подбирался к ней, судя по тем вопросам, что ей задавал.
Девочки, продолжая смеяться и переговариваться, умчались в общую кухню готовить ужин. Грених остался сидеть на диване, в голове крутилась неотвязная мысль, что жена его, сама того не зная, разбередила какое-то осиное гнездо. С тех пор как он увидел ее одну в лаборатории, колдующей над пробирками, и прочел ее отчет, сердце неприятно сжало от недоброго предчувствия и не отпускало по сей день.
Грених прекрасно понимал, что длительное преследование венгерских, чешских и австрийских семей, выживание их из квартир домов по Баумановской улице, на которой расселили многих участников НРА ДВР, все связанные с ними беспорядки с участием откровенных хулиганов в овечьих шкурах покрывает кто-то из вышестоящих. На первый взгляд все выглядело вполне естественно и у простого народа не вызывало вопросов — иностранцы не могли ужиться на территории новой родины, плюс простая халатность органов, не умеющих решить этот вопрос. Но под всем этим будто существовала какая-то подпольная сеть, занимающаяся жилищным вопросом отнюдь не по советским законам.
Когда выяснилось, что в это был втянут уполномоченный МУРа Баумановского района, нельзя было дальше закрывать глаза. Через руки застрелившегося Баранова проходили все протоколы, которые потом попадали районному прокурору. Заседания в нарсудах проходят поточно, особенно никто не вникает в суть дел. Факт хулиганства, подтвержденный несколькими свидетелями, — уже крепкое основание для вынесения обвинительного приговора. Цингера осудили бы, как и нескольких венгров до него, не вмешайся вовремя Фролов. Если бы старший следователь не отправился к Стельмаховичу и не поведал о своих изысканиях, не заинтересовал председателя губсуда серией правонарушений, странно связанных между собой, мальчишка бы сел.
В беспорядках у тринадцатого дома участвовало столько народа. Поди пойми, кто из них обманут, кто и вправду не понимает, во что ввязывается, кто втянут, как Коля, насильно, кто имеет тайное намерение, а кто и вовсе дурак, каким оказался Кисель. Управдом Сацук — тип скользкий, умудрялся ничего особо не знать и всегда быть ни при чем. А меж тем эта межнациональная вражда существовала едва ли с не первых дней появления участников НРА ДВР в Москве.
Фролов стал проверять другие дома, и ему открылась страшная картина — колоссальное количество случаев, когда на венгерские, германские, австрийские и чешские семьи набрасывались едва ли не стайно, и они вынуждены были съезжать, менять города и даже получали удостоверения на репатриацию, возвращались на родину, оставляя советское гражданство. Простой народ не знал или позабыл, что бывшие военнопленные сражались на Дальнем Востоке против интервентов за Советскую власть. И они такие же советские люди, заслужившие свое гражданство, как и их обидчики. Подвиг бывших военнопленных существовал будто только в протоколах и газетных статьях.
Кто же занимал опустевшие гнезда? Тут и выявилась любопытная закономерность. Фролов полагал, что наткнется на кандидатов на ключевые посты, но заселявшаяся публика была вполне разномастной. Объединяло их только одно — почти все были прибывшими с 22-го по 24-й из-под Рязани. Два члена Моссовета, заведующий товариществом «Колбасное дело», рабочий из Строительно-производственной артели, сам управдом Сацук, который перебрался в революцию из Житомира в Рязань, прожил там два года, а потом переехал в Москву, и всеми уважаемый доктор Бейлинсон, бывший заведующий подотделом Медицинской экспертизы города Рязани.
Отец Коли занял квартиру венгра, вступившего в 18-м в Красную армию и воевавшего на Дальнем Востоке. Новоиспеченный красноармеец сменил фамилию Миклош на Миклушин, имя Георг на Георгий и звался уже Георгием Михайловичем Миклушиным. В конце 21-го он получил для своей многодетной семьи квартиру за освобождение от японских интервентов станции Магдагачи, а в начале 22-го его застрелили прямо за столом в гостиной за поздним чтением газет. Жена с сестрой и детьми съехали куда-то в Подмосковье. Бейлинсон же оставил должность в Рязани, перебрался в Москву, поселился в его квартире и тут же возглавил подотдел судебно-медицинской экспертизы, за ним стройным косяком последовали из Рязани все остальные. Но доказательств связи всех этих людей, тем более членов Моссовета, у Фролова не было. Все они занимали разные посты и должности и не являлись родней, даже знакомы не были.
От мыслей Грениха отвлек телефонный звонок, прозвучавший в неожиданно возникшей тишине. Видно, соседи все разбрелись по своим углам. По незыблемой привычке человека, живущего в тесноте коммунальной квартиры, тотчас устранять источник шума, который мог вывести из себя кого-то из соседей, тем более в столь поздний час — было почти девять вечера, он поспешил в коридор и снял трубку первым. Уже когда уха коснулась холодная латунь трубки, Грених знал, что такой поздний звонок — не к добру. Далекий, приглушенный, будто с Северного полюса, голос Фролова сообщил, что Кисель найден задушенным в дежурной комнате следственной части.
— Как это произошло? — вырвалось у Константина Федоровича.
— Вы должны это видеть! — взволнованно ответил Фролов. — Пока ждали конвоя, для того чтобы перевести в ардом[6] на весь следственный период, он повесился, но так… такое я вижу впервые.
Грених положил трубку и, стянув с вешалки пальто, вышел обратно в коридор. Проходя мимо кухни, бросил взгляд на нависшего над тетрадью квартиранта, что-то страстно пишущего, стиснул зубы и коротко объяснил Асе, что вынужден уйти. Она как раз вынула супницу из посудного шкафа, в кухне стоял дурманящий запах еды. Злой и голодный, Константин Федорович отворил входную дверь, выйдя из царства домашнего уюта в холод лестничной площадки.
Дежурная комната, в которой временно пребывал разбушевавшийся Кисель, была небольшим помещением с выкрашенными в казенный серый цвет стенами, простым, но покрытым лаком, столом и двумя грубо сколоченными табуретами. Здесь обычно проходили допросы свидетелей и обвиняемых, рассматривались дела, которые не требовали следствия или по которым обвиняемые признали себя виновными, иногда сюда на непродолжительный срок помещали ожидающих решения суда, преждевременно привезенных из ардомов.
Кисель лежал спиной к двери, на боку, скрючившись. Шея стянута снятым с брюк ремнем, под который была продета отломленная от табурета ножка, она упиралась в пол и смотрела другим концом в сторону и вверх.
Грених обомлел, сделав шаг за порог и приблизившись к мертвому. В нос отчего-то ударило запахом гари, по спине пробежал мороз — его вдруг обдало ужасом далекого воспоминания, но он не смог ухватить его, упустил. Воспоминание, как чувство дежавю, возникло и испарилось вместе с горелым амбре, будто его и не было.
— Самоубийство? — с надеждой спросил Леша.
— Кто заходил к нему?
— Мать пускали, милиционеры были, я, прокурор с помощником составляли постановление о мере пресечения… — стал перечислять старший следователь.
— Кто был последним?
— Я, — вжал голову в плечи Леша.
— Дверь охранялась?
— Да, милицией. Милиционер первого разряда Черногубов.
У стены справа стоял юный Черногубов, на нем лица не было — белый, едва дышал.
— И он не отходил от двери?
— Нет! Я уж его допросил.
Переведя взгляд на Киселя, Грених присел рядом, поискал пульс. Случай самоубийства был исключительный. Задержанный стянул себе шею ремнем, просунул под него ножку табурета, стал крутить вокруг оси до тех пор, пока не сжал все вены и артерии, создав хороший венозный застой у петли. Потеряв сознание, он повалился набок. Если бы отпустил ножку раньше, чем упал, то она бы раскрутилась, он остался бы жив, но этого не случилось. Иногда достаточно вмешаться одной крохотной детали, как жизнь тотчас перетекает в смерть. В особенности с повешением, удавлением и удушением. Порой довольно легкого сжатия, чтобы вызвать шок и, как следствие, смерть, сотворить повреждение крупного сосуда — например, надрыв во внутренней оболочке сонной артерии. Сдавление блуждающего нерва и его ветвей может кончиться опасными расстройствами сердцебиения. А бывает, петля слабая и, казалось бы, не могла вызвать удушения, но подписал смертный приговор возникший внутри острый отек, перекрывший дыхательные пути.
— Самоубийство? — опять подал голос с надеждой Леша.
— Сам как считаешь? Способен был такой умник, как Кисель, на столь хитрый способ самоубийства?
Фролов покачал головой.
— Надо провести тщательный обыск тела. Поищите отпечатки пальцев. Не думаю, что при падении петля не успела бы раскрутиться. Парень он крепкий, от легких повреждений отошел бы. Остальное скажу после вскрытия.
С мыслями о том, почему же ему показался знакомым этот случай, Грених вышел из следственной части.
После заседания суда по делу Цингера Кисель заработал множество недругов: начиная со своих подельников-свидетелей, которых мог ждать теперь гражданский иск, продолжая семьей Бейлинсон и заканчивая самим Гренихом, который испытывал точившее душу беспокойство, что Майкино приключение еще отзовется неприятным эхом.
Всем была на руку смерть Киселя, сомнительная деятельность которого сплела в один плотный клубок стольких людей. Семейство Бейлинсон не обрадовалось геройству сына, который вызвал человека на дуэль — в советское-то время — и заявил об этом прямо в зале суда. Но без Киселя не имело места обвинение в таком странном, антиобщественном поступке Коли. Без Киселя и Майке не придется отвечать за то, что она открыла охоту на хоть и лживого, но все же советского гражданина. Эх, дитя революции, маленькая атаманша. Стала, как мечтала, пионером, но осталась в душе разбойницей, какой ее воспитали опекуны — бывший становый и знахарка.
Константин Федорович пожалел, что проверял пульс Киселя без перчаток. Но его вытащили из дому — не успел подготовиться. Оставалась надежда, что старший следователь правильно запротоколирует первичный осмотр тела и снятие отпечатков.
Домой вернулся, когда квартира уже вся погрузилась в ночную тишину и покой, только на кухне опять сидел за бутылкой тот странный тип, которого приютила семья инженера. Писал пьесу. Грених, не любивший ни писателей, ни театра, узнавал у управдома, почему тот пускает без прописки, но в ответ услышал только охи и ахи — у бедного писателя нынче нет тихого угла, а премьера назначена на октябрь, потому и позволил.
— У него есть прописка, с ней все хорошо. Он живет на Большой Пироговской. Но там ему мешают творить.
Зайдя в комнату, Грених застал Майку за чтением на диване, а Асю — пересаживающей растения. На расстеленной поверх ковра рогоже, среди глиняных кусочков разбитых старых горшков, комьев глины, обрезанных сухих веточек, помещались высокий гибискус и сильно разросшийся хлорофитум. Ася в халатике стояла на коленях, с распущенными по плечам волосами, и сначала не заметила появления мужа, так была увлечена утрамбовкой земли вокруг хлорофитума. Но, едва подняла глаза, вскочила и бросилась навстречу.
Майка, лежавшая на диване, поднялась на локте, как сонный медвежонок, махнула отцу рукой, сгребла «Три мушкетера» и побрела к ширме, за которой стояла ее новая кровать с коваными спинками, устланная плюшевым покрывалом и усыпанная вышитыми Асей мелкими подушками, которые ночью всегда сбрасывались на пол.
— Ну, что стряслось? — испуганно выдохнула Ася, вытирая о старое полотенце руки.
Грених посмотрел сначала на Майку. Та заметила этот отцовский тяжелый взгляд и, отложив книгу на письменный стол, стоявший справа от ширмы, выпрямилась, готовая к выслушиванию нотаций.
— Кисель найден задушенным. И почему-то я уверен, что убит.
— Какая страшная новость! Но как? — вздохнула Ася. — Часа два прошло после суда… Мы ведь только вернуться успели. Кто ж посмел?..
Она сделала несколько шагов назад и села на диван.
— Он был неплохим мальчиком… Я тогда с ним долго беседовала, — начала она горестно, в голосе зажглось чувство вины. — Занимался ведь спортом…
— И пил, — сухо вставила Майка из тени угла.
— Он так страдал оттого, что был вынужден терпеть побои отчима.
— И дрался сам, — подхватила безжалостная разбойница.
— Мне кажется, я поступила с ним несправедливо, — продолжала причитать Ася. — Принудила к ответу, обманула.
Константин Федорович во второй раз за сегодняшний вечер повесил пальто на венскую кованую вешалку и сел с женой рядом.
— Не нужно сразу искать в себе виноватую, — начал Грених. — Ты сделала то, что должна была. И будь он чист и честен, ты бы это заметила. Мы его наблюдали целый день, когда проводили эксперимент со всасываемостью алкоголя, и я не обнаружил в нем каких-либо наклонностей к совестливости, рефлексии и тем более к самоубийству. Он из тех людей, что готовы вывернуться из любой ситуации. Лезть в петлю такой не станет.
— Как… — всхлипнула Ася. — Как его убили?
Грених поведал в двух словах, опуская физиологические подробности. Ася встрепенулась, вскочила, прижала к вспыхнувшим щекам ладони. Замерев и не дыша, она так простояла несколько секунд, а потом бросилась в спальню и вернулась с серого цвета учебником по судебной медицине.
— Смотри, — сказала она и, не дав книги Грениху, сама судорожно стала листать где-то в середине, вчитываться, потом опять листать, пыталась найти какое-то особенное место в одном из параграфов. Константин Федорович подошел к ней, встал за плечом. Перед глазами мелькали черно-белые литографии с изображением повешенных, примеров странгуляционных полос, девушек, удавившихся на собственных кроватях, других примеров самоповешения и даже случаев смертной казни. Наконец Ася ткнула пальцем в страницу.
— Читай!
И Грених зачитал вслух:
— «…Обычно это один из способов убийства; случайность и самоубийство весьма редки. Нам пришлось однажды исследовать труп старика крестьянина, который, будучи огорчен потерею небольшой суммы денег, покончил с собою таким образом: снял с себя пояс, обмотал вокруг шеи, затем просунул под пояс свой посох и выкрутил его, постепенно стягивая наложенную петлю…» — замолчав, профессор выругался: — Черт!
— Неужели кто-то из студентов это сделал? — спросила Ася.
— Почему из студентов?
— Ну а кто такое помнит? Только студенты, которые только что прочли учебник. Не забыл, как в прошлом году Петя, стажер твой, узнал про опыт сахара с кислотой и стал обугливать тела, чтобы скрыть следы насилия?
— Не забыл, — Грених болезненно поморщился. Ася замолчала. Он не любил вспоминать этот случай, который закончился несколькими смертями и его ранением. Тотчас же отдалось болью в легком, вспомнилась мертвая его бывшая невеста Рита, погром в театре Мейерхольда, старший следователь Мезенцев, кровь которого теперь на его руках… дело не дошло до суда только потому, что Мезенцев был ставленником Сталина.
Грених отмахнулся от этого воспоминания и попытался схватиться за другое. Почему он уверен, что видел такое удавление раньше?
Странное дело с воспоминаниями, они порой имеют совершенно неуместные вкусы и запахи, какие-то туманные образы, линии, округлости, иногда голоса. У этого случая был вкус и запах гари, а цвет огня. Почему? Грених надеялся, что случай Киселя всколыхнул в памяти Аси общую картинку. Когда она побежала в спальню, он не мог отделаться от наивного желания, чтобы она вынесла готовую, укомплектованную и запротоколированную информацию из прошлого, которая бы объяснила, почему сжалось сердце и пробежал мороз по коже при виде закрученной в ремне на шее Киселя ножки табурета. Да, использованный при возможном убийстве случай, описанный в учебнике, — деталь любопытная. Но это не то. Совсем не то, что чувствовал Константин Федорович…

Глава 7
Черная метка

Следующим днем, в субботу, когда уроков было немного, Коля и Майя шли из школы к нему домой, заниматься математикой. На сей раз он сам попросил ее. Коля поклялся, что если выйдет сухим из воды, то уж больше никогда не станет противоречить обществу. Принципы теперь придется повязать потуже. Он видел в здании суда, с какой пренебрежительностью отзывались о Мишке члены профсоюзов, каких-то инспекций, коллеги с его завода. Миша всегда был слишком молчалив, редко позволял себе выползать из своей раковины, разве только девчонки по нему сохли, на школьных спектаклях сверкал, и то, если попадалась роль без слов. В его речи всегда чувствовался чужеродный акцент, он смешно растягивал гласные, первое время его даже передразнивали. Кто знает, может, не замечай он этого, не стал бы замыкаться, не сделался бы антиобщественником, не обвинили бы его в контрреволюционных высказываниях.
Как бы то ни было, но печальный пример Мишки Цингера преподал Коле важный урок. В этой жизни, если ты не подчиняешься общественным законам, не крутишься у всех на виду, не учишься, как все, не читаешь тех книг и газет, что все читают, не произносишь слов и фраз, которые у всех в обиходе, заявляешь о том, что чего-то хотел бы, а чего-то нет, то тебя будет легко затоптать. Тебя не придут спасать, не протянут руки.
Мишка ведь был невиновен, когда суд принял заявление от Киселя. Через прокурора принял это заявление! Мир захвачен и порабощен лицемерами. Хочешь в нем выжить — либо объявляй всем войну, либо прогнись.
И Коля решил, что сделает вид, будто прогнулся, а сам станет готовиться к войне. У него есть Майка. Правда, этой пионерке ничего не втолкуешь, она о мире лицемеров ничего пока не поймет. Для нее все одноцветное — либо черное, либо белое. Но это ничего, вырастет. И с ее смекалкой можно будет и новую революцию выковать. Ту, что планировали вначале, про которую вдруг забыли, а она ведь должна была нести знамя справедливости, а не превращать общество в скотный двор.
Тем более начало уже положено. В «Пионерской правде» прямо на первой полосе была изображена фотокарточка Коли в полный рост, он нес знамя на школьной линейке, а под карточкой статья о том, как на суде пионер дал отпор хулигану. Заголовок гласил: «Сам погибай, а товарища выручай!»
Коле Бейлинсону повезло, что случай истолковали в его пользу. Об этом он и думал, шагая по Баумановской, шлепая подошвами осенних ботинок по мокрой мостовой и желтой листве, которую еще не успела подмести дворничиха баба Дося. Только что прошел дождь, выглянувшее солнце светило тускло, небо было цвета молока, из которого выкачали весь жир на сливки, с деревьев сыпало и капало, стены зданий промокли, по канавкам бежали ручьи. Чем ближе был его дом, тем сильнее давило отвращение.
— Майка! — буркнул он, начав подниматься по лестнице, тяжело, будто вернулся с войны, припадая рукой к перилам.
— Угу, — отозвалась девочка, делая то же самое позади него.
— Не будешь мучить учебником за второй класс?
— А ты обещаешь, что быстро поймешь, как считают системы уравнений? Сколько можно на них топтаться!
— Я буду стараться.
— Ну это же чистая арифметика, Коля! Там же простые дважды два, пять минус три, только буквы добавились.
Коля протяжно выдохнул, про себя подумав: «Ага, конечно!».
На этаже послышалась музыка — кажется, Бах, которого Коля нынче терпеть не мог. Он не понял и сам, как и когда эта простая пластинка, которую всегда ставил его дядя, приходя домой после службы, могла внушить такое отвращение к ни в чем не повинному Иоганну Себастьяну.
Нехотя Коля открыл своим ключом квартиру, музыка обрушилась на них шумным вихрем из трубки патефона. Слушал дядя, мать всегда затыкала трубу диванной подушкой. Играла вторая часть третьей оркестровой сюиты ре мажор.
Они сняли верхнюю одежду, скинули обувь. Майка чуть сконфузилась.
— Мать, что ли, дома? Не помешаем? Все-таки суббота…
Коля медленно покачал головой, отряхнул юнгштурмовку, поправил у зеркала галстук и, чувствуя, как побежали капли пота между лопаток, решительно переступил порог гостиной.
В просторной, залитой дневным светом комнате, в которой на стенах с бежевыми обоями были разбрызганы тени от рисунка кружевных занавесок, казалось, пели ангелы — до того преображала пространство музыка. Ангелы эти были пленниками, пели они ладно, не фальшивили, но будто взывали о помощи. Коля знал, что их мучают. Как и его самого.
Он старался не смотреть, выбрал для взгляда книжный шкаф, но тот был слишком далеко — не пойдет, невежливо, переместил глаза к пушистому папоротнику, разбросавшему свои ветви в углу. Но густой, деликатный кашель заставил его посмотреть прямо. Дядя сидел между окнами, в кресле-качалке, с которого свисал клетчатый плед, и выглядел он в своем синем костюме-тройке и с зачесанными набок седыми волосами и острой бородкой как испанский гранд. Заложил ногу на ногу, локтем изящно откинулся на подлокотник и покачивался, дирижируя в такт сюите рукой и ногой в тапке. Патефон — небольшой, восьмиугольный, с красной жестяной трубой, играл справа от него, отбрасывая от крутящейся пластинки к потолку бесформенный блик.
— Здравствуйте, — звонко поздоровалась Майка. — Вот уж не ожидала вас тут увидеть, Савелий Илиодорович.
— Здравствуй, Майя, — мягко отозвался Швецов. — И тебе, Коля, здравствуй. Ну-ка, подойди сюда.
Савелий Илиодорович поднялся, сам подошел к племяннику, взял за плечи, заставив Колю сжаться, словно в ожидании удара, и обстоятельно оглядел лицо, проверяя, не останется ли следов и шрамов.
— Ну и ну, — вздохнул и сел обратно. Коля расслабился, пожалев, что струсил.
Надрывались скрипки, виолончели и контрабасы. Швецов смотрел на Колю с Майкой со свойственной ему мягкой, кошачьей снисходительностью. Майка изучала прокурора, сведя брови, Коля почти не дышал, упершись взглядом в папоротник, ожидая, когда им разрешат отойти к столу, чтобы приступить к учебе. Это бесконечно долгое мгновение все тянулось, музыка парила в воздухе, не давая ему сделаться твердым от электричества, исходящего ото всех троих. Когда наконец игла на пластинке добралась до пустоты, пауза стала напряженной, а воздух — как будто разреженным.
— Ах, дети-дети, — вставая, проронил прокурор. Шаркая тапочками, он подошел к патефону, поднял иглу, перевернул пластинку. Опять грянули скрипки, виолончели, контрабасы, и Коля ощутил пробежавший по коже разряд отвращения. Он хотел было заявить, что они пришли заниматься уроками, но насупился, ком подступил к горлу — только и мог, что глядеть враждебно исподлобья.
— Что вы чувствуете, когда слышите такую музыку? — спросил Швецов вполне серьезно, Майка бросила на Колю короткий взгляд: мол, чего это он?
— Ну же, — сказал Швецов с придыханием, стоя к ним спиной, — ну же, послушайте!
Он закрыл глаза, нацепил на лицо выражение бесконечного блаженства и принялся дирижировать скрипкам. Майка выпучила глаза на Колю, а тот умоляюще вздернул брови, безмолвно отвечая ей, что он ни при чем. Сердце больно било в ребра, хотелось развернуться и бежать без оглядки до самого Ленинграда.
— Единение с миром искусства! — сам себе ответил прокурор, оставаясь с закрытыми глазами. — Чувство сопричастности к прекрасному. Ведь это писали великие люди, гении, настоящие трудяги! А вы? Вы оба готовы ли дать миру нечто великое?
Швецов открыл глаза и глянул на них через плечо, чуть развернувшись.
— Готовы ли стать настоящими людьми? Что же вы так не уважаете и не цените своих отцов? Оба проливали кровь в революцию, сражались за ваше будущее. Светлое, счастливое, полное возможней. А вы — что?
Он говорил певуче, с добрым упреком, словно журил малышей из яслей. А глаза сверкали яростью. Он даже улыбнулся в конце фразы, не зло усмехнулся, не саркастически дернул уголком рта, а с мягким привздохом растянул губы в печальной улыбке. А глаза были злыми. Коля невольно посмотрел на Майку. Не купилась ли она? Нет, эта девчонка — кремень, настоящий партизан. Она насквозь видит подлецов и прочую сволоту с кожей хамелеонов.
Швецов выключил патефон и увел руки за спину.
— Вы действительно заманили его? — спросил он, обращаясь к краю занавески. — Как дикого зверя? Как вепря? Не пробуя прежде начать диалог? И голодом морить собирались? Вам хоть известно, что это такое, избалованные, тепло одетые, сытые дети, каждый день имеющие возможность бегать в булочную… вам известно, что такое голод?
На последних словах, произнесенных ледяным тоном, он встал полубоком, бросив на них осуждающий взгляд.
— Неизвестно, — сам себе ответил он. — Потому что вы растете в довольстве, вы поставлены в такие тепличные условия, что не способны думать, соображать и отличать добро от зла. Вы паразиты, эгоистичные, бездушные палочки Коха, цель вашей жизни — собственное выживание. Что ты сделал, Коля, когда нужда поставила тебя перед выбором бить или не бить товарища? Какой ты сделал выбор?
Коля молчал, глядя в ковер.
— Отвечай! — рявкнул прокурор так, что даже Майка, слушающая с любопытством, вздрогнула.
Коля не смел поднять глаз. Он не дышал.
— Ты выбрал себя, свою шкуру, свою безопасность, — тихо проронил наконец он. — А что должен был? Чему я пытаюсь тебя научить? Вспомни заголовок статьи в «Пионерской правде», которой ты не заслужил. Сам погибай, а товарища выручай. Дети-дети, как же так? Вы же человека погубили. А ты, Коля, двух. Мишку, товарища своего подставил. Какой позор! А еще юные ленинцы! Пионер никогда бы не опустился до такой подлости. Вы лишили Киселя права на свободу совести и возможности осознать свою вину. Не по закону поступили — ни по советскому, ни по человеческому! Негуманно. Как царские жандармы, как инквизиторы, которые раскаленными клещами вырывали у невинных признание в сношении с дьяволом. Мы никогда не сможем построить социализма если продолжим поступать друг с другом таким образом. А ты, Коля, ты хоть понимаешь, как сильно ты меня подставил? Твое внезапное участие в этом деле полностью связало мне руки. Все это, — он поднял палец, — я должен был сказать на заседании в защиту Киселя. Но я стоял в зале суда, будто с ножом в спине. И всадил его ты!
Он опять отвернулся.
Долгая, наполненная колючим электричеством пауза, казалось, будет длиться вечно. Глаза Коли горели, словно наполненные магмой. О, лучше пусть он орет и ярится, чем вот так молчит. В его молчании было больше угрозы.
— А если я не смогу тебе помочь? — с горечью произнес наконец Швецов. — Кто бы знал, как мне не хочется, чтобы эта грязная история навредила вам, дети. По-хорошему, я должен был подойти в учком и довести до сведения об этой авантюре.
— Да уж знают все. Все же читали статью про Колю, — бесстрашно выдала Майка, окинув мальчика с головы до ног выразительным взглядом — делала намек на его побитый вид. В присутствии прокурора она не изменилась лицом, не тушевалась, не бледнела. Майка совершенно не боялась человека, в руках которого была сконцентрирована власть правосудия всего города и губернии!
— И что же? — поднял брови тот. — Хвалят?
— Хвалят, — подтвердила она. — Потому что мы вовсе не паразиты и не туберкулезные палочки. Мы умеем мыслить и отличить добро ото зла. Мы поступили по правилам партизанской войны, а это ум, находчивость и ловкость, брошенные против врага. Это уничтожение того, что дорого врагу, распространение слухов, переманивание на свою сторону и даже террор. Владимир Ильич Ленин писал: «Партизанские выступления не месть, а военные действия. Они так же мало похожи на авантюру, как набеги охотничьих дружин на тыл неприятельской армии во время затишья на главном поле сражения непохожи на убийства дуэлянтов и заговорщиков». Революция была сделана партизанами.
Швецов внимательно выслушал ее, покачивая головой, будто даже поддакивая ей.
— Наш великий вождь имел грандиозную цель, — проговорил он. — Он создавал боевые дружины, чтобы мы с вами сейчас жили в радости и достатке.
— Мы тоже имели достойную цель — освободить Колю и Мишку от ига Киселя, который их мучил и житья не давал. Мы всего лишь проучили хулигана. Дали ему понять, что если на его стороне сила, то на нашей — ум.
— Но после ваших игр человек покончил с собой!
— Мой папа говорит, что его убили, — возразила Майка, сведя брови.
Швецов еще раз качнул головой. Во взгляде его, мягком и незлобливом, клубились раздумья. Он с минуту глядел куда-то в пустоту чуть выше головы Майки.
— Что ж, — вздохнул он. — Не буду вам мешать. У вас, кажется, урок математики намечался.
И двинул к дверям, по-домашнему шлепая тапочками. Коля не посмел посмотреть ему вслед. В какие двери он вышел? В переднюю или к матери? Черт, не уследил.
— А что он здесь делает? — шепотом спросила Майка, когда они остались одни.
— Живет, к сожалению, — отозвался Коля, поднимая с пола свой портфель и перенося его на стул. — Он дядя мой по матери. Троюродный ее брат, прошел войну, был начальником ЧК в Рязани, а потом губисполкома, перебрался в Москву, стал в юридической части Московского отдела социального обеспечения работать, потом помощником прокурора, теперь — как видишь — прокурор губсуда.
— Ну ничего себе, я не знала, — удивилась Майка. — А я-то думала, он к отцу твоему пришел. Редко дома бывает?
— Да, — нехотя и не слишком вежливо отрезал Коля. Избегая смотреть на девочку, он искал в сумке учебник и тетрадь. — Давай начнем, а то смотри, уже сколько времени потеряли.
Все три часа, проведенные за учебником, Коля отчаянно пытался вернуть свои мысли из темных странствий к математике. Он не перечил Майке, страдальчески кривился, когда у него не выходило сложить одно с другим, а третье поделить на четвертое, рассеянно кивал и со всем соглашался. В итоге он не решил ни одного примера, за него это делала Майка, а он только записывал урывками под диктовку.
Неспешно солнце закатилось за соседний дом, опустились сумерки. Вдруг в соседней комнате что-то с грохотом упало и кто-то завизжал что есть мочи.
Майка вздрогнула, подняв голову и посмотрев в сторону двери смежной с гостиной комнаты, в которой спала сестра Коли, когда навещала семью по выходным.
— Убью, убью, когда-нибудь убью! — раздался ее визг. Майка посмотрела на Колю.
— С кем это она разговаривает? — спросила она, недоуменно подняв брови.
Тут из передней выбежала мать, черной стрелой в своем шелковом кимоно пронеслась через гостиную, чуть приоткрыла дверь, будто боясь, что гостья увидит за ней что-то страшное, и проскочила внутрь.
— Лиза, я тебя прошу, не сейчас!
— А когда?
И все стихло так же внезапно, как началось.
Некоторое время они сидели в темноте и в странной, глухой тишине. В стенах квартиры повисла угроза. Майка встала, видимо, почувствовав неловкость. Коля тоже поднялся, дернулся зажечь электричество, но девочка его остановила.
— Не надо, — снисходительным тоном произнесла она, — не трать зря ресурсы страны. На сегодня достанет.
И принялась складывать карандаши и ручки в пенал, собирать разбросанные по столу промокашки голубой бумаги, густо испещренные математическими символами. Наверное, обижается, что Коля не расскажет ей, что происходит.
— За тобой Агния Павловна придет? — заискивающе заглянул он ей в лицо с сурово поджатыми губами.
— Нет, — ответила она; и тон ее как будто был обычным. Показалось! — Я никому не сказала, что сегодня пойду после школы к тебе. Ася в институте с отцом. Вскрытие должны провести. Жуть, как интересно, сам ли Кисель умер.
Коля нахмурился, его это сейчас мало интересовало. Сердце больно билось в груди из-за странной тишины, что воцарилась в соседней комнате. Что там происходит? Он отошел к окну, осторожно откинул занавеску, глянул на улицу направо, налево. Под окнами мальчишки играли в футбол пустой консервной банкой. Пересчитал — семеро. И вздохнул. Так нельзя — Майка не должна больше приходить. С математикой придется справляться в одиночку. И это решено.
— Ну идем, я тебя провожу, — повернулся он, выжимая из себя беспечный мальчишеский тон. Хотелось реветь и стонать.
— Не надо. Я сама дойду. Трамвай за углом ходит.
Коля увязался за ней в переднюю, делал вид, что все как обычно, даже галантно, как взрослый, подал пальто… Не нужно было — она нахмурилась, вырвала его и стала втискивать руки в рукава, насупив лоб. Поплелся за ней на лестницу, чувствуя себя по-идиотски. Начинаешь стараться, и все идет кувырком. Что сделать, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу? Предложил нести портфель — она ускорила шаг. Вышли на улицу. Надо потерпеть, скоро все кончится. Он поспевал рядом, искоса поглядывая то на Майку, то на мальчишек, гоняющих по узкой улице консервную банку. Семеро с перемазанными лицами, в штанах, как паруса — слишком больших, в огромных большевистских куртках, таких протертых, что черного цвета на коже почти нигде не осталось, а только сплошные серые прорехи, и в кепках и картузах, натянутых на лбы, — они казались уменьшенными копиями извозчиков и грузчиков. Простые мальчишки скинули бы куртки и шапки на обочину. Кто ж играет в футбол в такой неудобной одежде? Впрочем, у них и мяча не было. И портфелей. Это были не школьники, а самая настоящая уличная шпана, кучка беспризорников.
Едва прошли мимо, Коля облегченно выдохнул, Майка и не заметила присутствия опасности. Она шагала молча, думая о чем-то своем и глядя вдаль, как впередсмотрящий на корабле.
Сумерки повисли серой пленкой, время точно застыло. Коле вспомнился день, когда они заперли Киселя в доме № 23. Вот он — возвышается крепкой серокаменной фортификацией на фоне осеннего неба — словно то не дом вовсе, а часть репродукции какой-то средневековой картины, натянутой плакатом посреди улицы. Вот и угол Спартаковской, здесь они вбежали в отъезжающий трамвай, который довез их до перекрестка с Аптекарской.
Коля все оборачивался назад. Мальчишки оставили играть в футбол и некоторое время шли за ними, потом куда-то скрылись. Тем временем показался трехэтажный дом бывшего Человеколюбивого общества на Ладожской улице. К Посланникову переулку Коля стал нервничать, что Майка несется как угорелая, а шпаны не видать, значит, спрятались или оббежали переулок дворами и ждут где-то впереди.
Наконец раздался звук трамвайного колокольчика, Коля облегченно с шумом выдохнул — лучше ей поспеть в вагон. Майка вскрикнула: «Трамвай!» — и сорвалась с места, побежала, как на уроке физкультуры, едва заслышав свисток учителя, завернула к Аптекарскому переулку, едва уклонилась от ломового, прикрикнувшего на нее: «Эй, чума!» Сам Коля тоже хорош, смотрел только на нее и едва не угодил под колеса подводы с углем, внезапно выползшей из ворот какого-то дома. Он извиняюще поднял ладони и вновь устремился за девочкой.
Трамвай чуть затормозил, но останавливаться почему-то не стал, проплыл прямо перед их носами. Майка не сдавалась, неслась, но вагон от нее удалялся, а она отставала все больше, пока наконец не двинулась спокойным шагом, сойдя к тротуару.
Сумерки сгущались, прохожих становилось все меньше. Внезапно из темноты распахнутых ворот, примыкающих к двухэтажному дому с пустыми нежилыми окнами, вытянулась чья-то рука и выхватила у Майки портфель.
«Гады, куда!» — шикнула она и устремилась в ворота, намереваясь ухватить обеими руками ускользающий ремень, но тотчас была втянута другой рукой во двор, вслед за своим портфелем. Коля от неожиданности отскочил на другую сторону улицы и уже прижимался к стене здания напротив, не зная, что делать. Все случилось так быстро! Подумать времени не было. Впрочем, что должно — то и свершилось.
Некстати заныли ребра и губа, напоминая болью о предыдущей стычке. Но лишь на мгновение. Через секунду ему словно кто-то в голове потушил электричество и включил какой-то другой источник энергии. И Коля сам не заметил, как оказался в гуще свалки в темном дворе, заваленным строительным мусором. Дважды в невероятной близости мелькнуло лицо Майки со сжатыми в нитку губами. Удивительно, но она и не взвизгнула ни разу за все это время. Мимо пролетали чьи-то локти, кулаки, затылки, подошва истоптанного ботинка — все это неизменно сталкивалось с лицом, грудью и животом Коли. Поначалу его окрылила воздушная уверенность в неуязвимости, он уже имел опыт в драке, не абы с кем, а с таким здоровяком, как Кисель. А тут шпана от десяти лет до пятнадцати. Но никак его кулак не находил цели.
Вдруг произошло странное — двое постарше очень ловко и быстро схватили его с двух сторон, оттащили к стене.
— Держи этого! Навались! За ноги! — писклявым голосочком командовал мальчишка на вид лет десяти, не больше, но юркий, цепкий, зубастый — он укусил Колю в плечо несколькими секундами ранее.
Толпа мальчишек рассредоточилась, а Майка оказалась распластанной на животе. Ей держали колени, локти, один оседлал спину и обеими руками прижимал голову к земле. Она и тогда не закричала — шипела, хрипела, пыталась с себя их скинуть, как Гулливер лилипутов. И это ей почти удалось.
Коля выворачивался, уже высвободил руку и готов был броситься ей на помощь, вдруг мелкий, который командовал, достал финский нож. За воротами было темно, но сталь лезвия где-то поймала луч света — видно, уже зажгли фонари. Коля перестал биться и замер, глядя на финку, кончик которой упирался в Майкин бок.
— Замри — не то зарежу, — сквозь щербатые зубы сплюнул мелкий. Майка замерла. И, убедившись, что его послушались, скомандовал опять: — Давай!
Другой мальчишка, повыше, но костлявый и плешивый, оттянул руку Майки дальше от ее лица и стал поднимать рукав пальто, оголяя кожу. Финка как-то незаметно оказалась у руки девочки — командир разбойничьей шайки прижал плашмя нож к ее запястью. По затылку Коли пробежал мороз — они что, собирались ей руку отрезать? Так ведь не договаривались!
— Только дернись — проткну, — зашипел мелкий и кивнул тому, что держал ноги. Второй шпаненок осторожно отпустил Майкины ботики и вынул из-за пазухи черный бутылек, третий, который прижимал ее голову к земле, схватил за запястье и попытался приподнять ладонь. Майка зарычала и, почувствовав свободу в ногах и голове, опять предприняла попытку сбросить ношу, нож ткнулся ей в бок, заставив замереть. Одновременно вся ватага налегла на нее плотнее. Коля мог видеть только ее руку и то, как кончик финки задел пальто и вспорол карман — значит, хорошо наточен, шутки плохи. Ей пытались перевернуть ладонь, она с рычанием сопротивлялась. Наконец ее руку одолели, перевернули на тыльную сторону, будто она весила пудов десять. И тот, что, держа в руках бутылек, дожидался раскрытой ладони, вылил черную густую жидкость на Майкины пальцы.
В то же самое мгновение их обоих отпустили, мальчишки вспорхнули, как воробьи, и понеслись врассыпную в глубь двора.
— Черная метка! Отцу передай, — крикнул последний, швырнув пузырек во вскочившую на ноги Майку.
— Стой! Не уйдешь, сволочь, — взвился ее звонкий голос, как боевой клич индейцев апачи. Мелькнула ее перепачканная в грязи фигурка. Она добежала до мусорной свалки, схватила кого-то за шею, но жертва вывернулась и поползла на четвереньках на гору мусора.
— Там хода нет! — прокричали ему из другого угла двора.
Мальчишка легко, точно не весил ни грамма, оттолкнулся и спрыгнул с другой стороны.
Это все, что мог видеть Коля через узкую расселину ворот, потому что уже стоял на улице.
Майка вышла из подворотни, утирая грязное лицо. Вид она имела, точно уличный кот после драки за хвост селедки.
— Платок дай, — вытянула она в сторону Коли черную, как клякса, ладонь. — Смотри, что сделали, паскуды. Ишь, черная метка.
— Майка, это ведь неспроста, — протянул Коля свой белый, хрустящий от крахмала, платок.
— Они не здешние. Не знали, как уйти со двора, — девочка принялась оттирать с пальцев черноту, но все тщетно, только платок испортила. Понюхала руку. — Чернила, что ли?
И зачем-то вернулась обратно во двор. Вышла с пустой баночкой из-под чернил, деловито обернула ее в перепачканный платок, потом подобрала валявшуюся у стены свою школьную сумку и сунула в нее трофей.
Мимо стали ходить люди, снова приехал трамвай, высадив человек десять, черными бормочущими и шуршащими тенями устремились прохожие в лабиринт улиц Баумановского района.
— Майка, это же черная метка, — не отставал Коля, взяв ее за плечо и затолкав обратно в ворота. — Ты разве не слышала, что они сказали?
Она непонимающе на него смотрела. Коля сверлил ее взглядом, в надежде передать телепатически то, что не мог сказать вслух. Неужели все напрасно? Неужели она совершенно лишена страха и не усмотрела ни капли угрозы в том, что произошло?
— Ты не читала «Остров сокровищ»? — вопрос прозвучал по-дурацки. Но Майка выдернула плечо и глянула на свою испачканную ладонь. Наконец в ее бесстрастном лице маленького солдата промелькнула какая-то эмоция: не то тревога, не то раздумье.
— Я задела рукой шею одного из них и оставила след. Чернила так просто не стереть. Завтра — воскресенье, школы нет, мы свободны. У меня в портфеле пузырек из-под чернил фирмы «Меркурий» Кроянса Т. А. и Цукермана С. И. На нем адрес: Александровская площадь, угол Бахметьевской, дом пятнадцать дробь один. Можно будет сгонять туда и порасспросить, кто из детворы покупал чернила сегодня или вчера.
Коля едва не вскипел, открыл было рот, но она нахмурилась, останавливая его рукой.
— Они из твоей банды? Ты это хочешь сказать?
— Да! — с губ сорвался форменный крик души. Если бы не последние капли чувства собственного достоинства, он повалился бы на колени и принялся ее умолять не лезть к ним. Но Майка ничего не хотела замечать. Ее забавляла эта партизанская война. Глупая, глупая маленькая девочка.
— Ты, Коля, уже выбрал сторону, — успокоительно похлопала она его по животу. — Тебе не в чем себя упрекнуть. Ты их заметил сразу, оглядывался, увязался за мной, чтобы защитить. Это очень благородный поступок. И дрался ты… хвалю! М-мм… Хорошо, уже лучше. Только вот… — она криво улыбнулась, опустив глаза, — научиться бы тебе уворачиваться от кулаков. А то ты, вместо того чтобы уходить от ударов, подставляешься, будто специально кулаки лицом ловишь. Вон, опять из носу кровь идет. Мать же заругает. Иди-ка домой, я — на 24-й, надо успеть в институт к родителям, там у них всяких химикатов полно, авось найдут, чем свести эту дрянь.
Она хмыкнула, опять глянув на растопыренные пальцы, разглядывая неровные края пятна.
— Тоже мне — черная метка. Детский сад! Напугать хотели? А мы не из пугливых.

Глава 8
Майка идет по следу Меченого

Трамвай, как назло, еле полз, будто переевшая листьев гусеница. Майка сидела в хвосте вагона, прижимая к груди портфель, из-под спадающей на глаза густой прямой челки поглядывая на пассажиров, сгрудившихся вокруг нее. Перепачканные в грязи волосы, застрявший в складке рукава пальто желтый листок, взрезанный финкой карман, разбитые коленки и в чем-то черном рука — ее тотчас усадили, предположив, что бедняга где-то упала. Наверное, со стороны она выглядела тем самым грязнулей из «Мойдодыра». Майка ожидала осуждений, но взрослые вокруг лишь жалостливо охали.
На многих улицах горели фонари, грязно-желтый свет проползал сквозь пыльные стекла окошек вагона, то рисуя на полу прямоугольники и квадраты, плавно перетекающие в параллелограммы и ромбы, то выравнивая линии геометрических фигур, когда трамвай ехал прямо по улице, и опять их наклоняя, когда вагон поворачивал. Однообразие движений линий на полу, входящие и выходящие из вагона ноги, прикрытые то юбками, то штанами, обутые в галоши, в ботинки, раскачивание из стороны в сторону — Майка чуть не проспала пересадку на Гоголевском бульваре. Повезло тут же запрыгнуть в другой вагон, который, не в пример первому, промчал ее по Кропоткинской улице, как на тарзанке. Майка взбодрилась.
Украдкой пройти в Институт Сербского не вышло. Ее на входе поймал сторож и, недоуменно оглядывая порванное и перепачканное пальто, держал за плечо до тех пор, пока Майка с неохотой не выложила, что подралась.
— Только, это секрет, дядь Ген. Отцу не сдавайте, заругает.
— А рука в чем?
— Чернила пролила. Вот пришла, может, ототрут.
— Ладно уж, иди, — сочувственно охнув, отпустил ее сторож.
Вечером особо никто по коридорам не ходил, было тихо и темно. Ступая на носочках, Майка направилась прямиком в лабораторию, надеясь не застать там никого и похозяйничать самой. Она шла, прикидывая, где что лежит и с чего начать. Чернила неплохо отходят от простого спирта.
Дверь в лабораторию оказалась распахнутой, из проема лился скупой желтоватый электрический свет. Но остановило Майку не это, а грозный, резкий, исходящий будто откуда-то из царства Аида голос ее отца. Тот умел быть веселым, довольным и открытым, но порой превращался в какого-то демона и начинал на всех наводить ужас одним только своим двуцветным взглядом. Майка знала наперед, если один его глаз светится зеленым огнем, а другой — чернее ночи, если он, как бык на испанской корриде, наклоняет голову набок и вниз, если его лицо и шея вдруг обтягиваются кожей, как у Кощея, оттого что он сильно сжал челюсти, — пощады не жди.
Но она его не боялась, в ней самой жило что-то такое — черное, недоступное для понимания других, какая-то магическая субстанция, которой она давно научилась управлять. Раньше ей казалось, что это волшебство или внутренний бес. Она выросла в деревне, мать ей заменяла жена милиционера, которая была знаменитой деревенской ведуньей, умела вызывать духов, снимать сглаз и приклеивать ко лбу ножи. Когда Майка подросла и стала читать книжки, она поняла, что это не магия и не бес, а сила духа, воля и ум.
— …как так вышло-то? Почему ты мне сразу не сказал, что он проведет вскрытие? — ярился отец. Шелестела бумага, точно кто-то нервно перелистывал тетрадь, книгу или какой-то отчет. — И что же он понаписал тут в заключении? Ставит самоубийство! Почему нет детального исследования на яды? Почему описательная часть внутреннего осмотра такая поверхностная? Это же липа какая-то. Совершенно очевидно, что он убит, а это пытаются скрыть.
— Константин Федорович, — раздался мычащий голос дяди Леши — старшего следователя. — Ну вы же считали, что Бейлинсон никогда не ошибается. Чего вдруг на него взъелись?
— Взъелся я на него только за два последних составленных им акта. В мои руки всегда попадали безупречные освидетельствования и экспертизы. Но последние два акта заставляют меня задуматься о том, чтобы посмотреть его старые дела. Особенно меня интересуют венгры из его дома, которые целыми семьями вылетают из квартир, как шрапнельные пули.
Фролов молчал, отец — тоже. Наверное, ждал ответа, но его не последовало.
— Боишься кого?
— Нет, никого я не боюсь. Просто… такая неловкая ситуация сложилась… Майка ваша учудила. Бейлинсона сын как будто с ума сошел. И вы тоже не рады этой дружбе — все прекрасно видят, как скрипите зубами, едва о ней заслышав.
— Не вижу связи.
— Прокурор Швецов ходит недовольный, не знает, как быть: стóит ли идти к детям в школу, обсуждать их поступок с директрисой, думал предложить на повестку дня вынести в райкоме. А потом эта странная смерть Киселя… Он и махнул рукой, мол, ладно, оставим в покое дочь Грениха и сына Бейлинсона, разберемся сначала с Киселем, и тотчас попросил Николя Ивановича распорядиться свезти тело на Мясницкую, вскрыть скорее.
— Двенадцать часов прошло? — в голосе отца послышалась надежда. Опять зашелестели бумаги.
— Да, сегодня утром, в девять и провел вскрытие. Ровно двенадцать часов, ни минутой ранее.
— Эх, можно было придраться ко времени вскрытия и попросить переэкспертизу. Можешь хоть устроить смотрины? Я одним глазом гляну и пару проб возьму.
— Ну, Константин Федорович, вы теперь, как супруга ваша, будете втихаря переэкспертизы делать?
— Все вот ваши эти правила! Лет пять назад, когда только все начиналось, можно было не церемониться с Наркомздравом, они спокойно выдавали справки задним числом. А теперь что? Чую, что убит Кисель, но узнать этого мне не дают. Чем такой подход лучше старорежимного?
— Константин Федорович! — взмолился Фролов.
— Теперь ты скажи мне, как Бейлинсон и Швецов оказались после меня в камере Киселя? Ты же меня первым вызвал.
— Так уж вышло, не знаю. Они после суда обсуждали что-то, рядом были. После вашего ухода я и им тоже сообщил.
— Я составлю претензию, ты с ней пойдешь к Швецову и попросишь, чтобы я тоже свой акт предоставил.
— Киселя уже зашили и матери вернули.
— Да что ж вы творите! Фролов, куда ты смотришь? Почему позволяешь собой крутить и так и эдак?
— Константин Федорович! — промычал тот тоном первоклассника, не выучившего урок. — Ну что вы меня терзаете? Я против прокурора пойти не могу.
— Можешь! И должен. Просто обязан. В Уголовно-процессуальном кодексе статья есть особая, что следователь, имея основания…
— Зачем вам это все? Ну пусть бы поутихло…
— Нет, Фролов, так дело не пойдет. Подгонять под правильный ответ нельзя. Смотрите, сколько у нас нестыковок. Венгры — раз, беспорядки в Баумановском районе — два, до сих пор не закрытое дело Баранова…
— Уже закрытое, — возразил со вздохом Фролов. — У него был, оказывается, сифилис, поэтому застрелился.
— И ты поверил? Его бы заметили сразу! — зловещая пауза. — Вы с женой его говорили? Что она сказала? Что полгода назад ее муж вдруг переменился, стал нервничать, потом сказал, скоро им дадут новую квартиру. Надо искать, отчего переменился и кто квартиру обещал. Не венеролог же ему жилплощадь сулил!
— Это просто слова.
— От слов идут ниточки. Итак, к Баранову добавляются гнилые отчеты Бейлинсона, странное поведение его сына и какой-то темный резон Киселя. Да, с первого взгляда все кажется объяснимым. Мальчишки что-то не поделили, один принудил другого ударить третьего. Но! Коля с Киселем вряд ли просто так познакомились бы в обычной жизни. Живут в разных концах длинной улицы, один музыкант и тихоня, школьник, другой — задира, спортсмен, учился в вузе. Что может их объединять? И опять же, Коля, как и наш Баранов, переменился. Я его знаю с 26-го, они с Майкой вместе в школьных постановках играют. Единственный мальчик, который сносит ее язвительность, — есть в нем какая-то слабина, бесхребетность. И вдруг этот образец пай-мальчика остается на второй год, ему отказывают во вступлении в комсомол, опять на второй год, потом драка, суд — одно за другим.
— Я попробую, — вздохнул Фролов.
— Уж постарайся.
Тут Майка решила, что больше ничего интересного не скажут, да и подслушивать — нехорошо. Она тихо отступила по коридору назад к лестнице, основательно потопав по ступенькам, чтобы было понятно, что пришла только что, и вихрем пронеслась по коридору. Но у дверей опять притормозила, чистой ладонью быстро потерла щеки и лоб, чтобы уменьшить последствия драки, пригладила волосы и заглянула в лабораторию, пряча перепачканную в чернилах руку за спиной.
— Здрасть, — проронила она.
— Не «здрасть», а «здравствуйте», — машинально поправил отец, отбрасывая какую-то папку на стол, на котором, свесив ноги, сидел Фролов. Увидев Майку, он нехотя сполз — нельзя детям дурной пример подавать. А вот Майке никогда не позволялось восседать прямо на лабораторном столе — там же столько кислот, щелочей и прочих едких веществ! А этот сидит — пожалуйста!
Отец сначала бросил на нее короткий взгляд, потом посмотрел пристальней. Тревожно сощурясь, подошел ближе, взял за плечо и со словами: «А ну-ка подойди!» — втянул внутрь. И оба они увидели, какую горькую картину из себя представляет его дочь.
Оглядев испорченное пальто, дыры на чулках в области коленок, Грених поднял ладонь Майки и с удивлением уставился на чернильные пятна.
— Это что-то новенькое.
Сколько было в этих словах покровительственной заботы, снисходительной доброты и свойственной взрослым кислой досады! Майка обиделась, отдернув руку. Между прочим, она над одним делом с ними работает и, может, знает побольше их. И черную метку ей дали, а не им!
— Я пролила чернила. Помоги оттереть, — молвила она, угрюмо насупив брови.
— Это Ася знает — как оттереть, но она-то дома, — пожал плечами отец, устало добавив: — Давай спиртом попробуем. Где же тебя угораздило? И почему ты так поздно гуляешь?
«Кажется, пронесло», — вздохнула Майка.
Воскресным утром она встала раньше всех, вытянула из-под одеяла руку и оглядела пальцы. Пятно стало серым, как призрак, совсем не ушло. Можно было вообразить, что это боевая индейская татуировка, но она неровная, некрасивая и ничего не означала, даже на черную метку не походила — вряд ли в школе можно похвастаться. С одной стороны — плохо, кому понравится ходить с такой отметиной, с другой — если вчера двое взрослых, будучи в химической лаборатории, не смогли удалить ее — а папа с дядь Лешей, увлекшись, средств десять перепробовали, — значит, и мальчишка, которого Майка пометила, не свел пятна с шеи. А она хорошо приложилась пальцами, сжала так, что тонкий детский позвоночник даже чуть хрустнул.
Наскоро заправив постель, Майка села на пол, сложила ноги, как это делают индийские йоги, и выполнила несколько дыхательных упражнений, которые начала делать еще год назад, с тех пор как сыскала в книжном шкафу одну очень толковую книжку Рамачараки «Хатха-йога». Йогой занимался покойный ее дядя. Хотя она того никогда не видела, но по рассказам сложила собственное суждение о нем как о человеке дальновидном, большого ума, но непонятом. Папа осуждал его пристрастие к восточной медицине, а Майка им втайне восхищалась.
Постояв у стены на голове, она сочла это достаточным для укрепления духа и тела, натянула чулки, нырнула в темно-синюю кофточку с отложным воротничком, следом в свой любимый сарафан в красно-синюю клетку с карманом на груди и покрутилась у небольшого прямоугольного зеркала, стоящего на подоконнике. В клетчатом сарафане, сшитом Асей, Майка чувствовала себя шотландским воином в боевом килте.
Тщательно оглядев пионерский галстук в поисках чернильных пятен, но таковых не найдя, она вздохнула с облегчением. Галстук был для Майки святым предметом, олицетворяющим силу, отвагу и справедливость. Она носила его с гордостью, как рыцарь шейный орденский знак, ощущая тайную радость принадлежности к большой и дружной семье и сопричастности к лиге выдающейся советской молодежи. Благоговейно повязав его и тут же глянув на часы, она решила, что до завтрака сделает все уроки на понедельник, чтобы освободить голову от лишних мыслей. Сегодня в планах важное расследование, и ей понадобится то, что йоги называют «читта вритти нирода» — свобода от колебаний ума. Об этом она узнала из другой дядиной книги французского автора Поля Седира «Индийский факиризм, или Практическая школа упражнений для развития психических способностей».
Первым делом Майка вынула из кипы книг учебник истории. Она все еще надеялась, что на осенних каникулах ей позволят перейти в седьмой класс, поэтому все время повторяла пройденную программу. Особенно ее истязали предметы, в которых требовалось делать пересказ. Брать тон, который имел учебник, было сложно, но только он звучал авторитетно, учителя страшно не любили отсебятины. А Майка ее любила безмерно, особенно свою собственную отсебятину. Приходилось тренировать на этом силу воли, ведь недовольство тоже создавало колебания ума, а этого хороший йог допускать не должен.
Завтрак прошел мирно. Майка похвасталась сделанными уроками, и никто ее не спросил, почему в воскресное утро она уже надела уличную одежду.
К десяти она уже стояла в заштопанном и вычищенном Асей пальто под окнами Коли. Заходить Майка не хотела — вся семья в сборе, еще и Лиза вернулась на выходные. Улица была безлюдна. Утреннее солнце бликами сверкало на стеклах домов, обливало лучами деревянные и каменные их стены, так что можно было разглядеть каждую трещинку на взбухших от времени и влаги досках и на капителях и пилястрах. По крышам шныряли коты, ловко огибая дымящиеся трубы. В полуголых ветвях, прикрытых местами желтыми кляксами, гулял ветер. Хороший денек, чтобы поиграть в сыщиков.
Майка нагнулась к мостовой и, сыскав среди жухлой листвы мелкий камешек, запульнула им в окна гостиной. Почти тотчас показался Коля, он поспешно влез на подоконник, открыл фрамугу и, высунув лохматую голову, крикнул:
— Не пустят!
И так же поспешно скрылся. Майка с досады поджала губы. Ему шестнадцать уже скоро, что за крепостнические устои в семье — взрослый мальчишка, почти мужчина, а его, видите ли, не пустят. Она вынула из кармана завернутый в Колин платок пузырек из-под чернил, развернула и еще раз прочла адрес: фирма «Меркурий» Кроянса Т. А. и Цукермана С. И., Александровская площадь, угол Бахметьевской, дом № 15/1. Это было рядом с новаторским зданием автобусного парка, выполненным из металлических конструкций по каким-то хитрым чертежам в стиле конструктивизма. Майка решила попытать удачу и съездить туда.
Добредя до Садового кольца в раздумьях, она спросила у кондуктора первого подъехавшего трамвая, как добраться до Бахметьевского автобусного парка, и получила ответ, что на этом вагоне она будет там ровно через десять остановок. Сойти надо на Александровской площади.
— Там столько автобусов, девочка, что не ошибешься.
И Майка не ошиблась, увидев наконец из окна вагона размашистое белокирпичное здание, вокруг которого как мухи кружили машины и люди. Под треугольной крышей ярко-алая надпись «Бахметьевский автобусный парк» повторяла двускатные линии крыши. Слева от нее было написано белым на белом «Сторона», справа — «В’езд». А под ней уточнение: «Московское коммунальное хозяйство. Гараж построен в 1926–7 г.», над каждым из ворот большая римская цифра.
Майка соскочила с подножки трамвая, огляделась и тотчас была сметена к обочине невообразимым возбуждением, царившим в это сонное воскресное утро. Всюду бегали какие-то люди, махали руками и кричали, или просто шли мимо, или что-то несли, в гараж въезжали и выезжали одни автомобили и автобусы, разворачивались на месте, меся колесами грязь, другие отправлялись по маршрутам. Почти час Майка слонялась по площади, перепачкав ботики и чулки едва не до колен, когда решила наконец, что с нее хватит, сошла в сторону, в лабиринт улиц. Набредя на огромное, как дворец, здание с вывеской на воротах «Московский институт инженеров транспорта имени Ф. Э. Дзержинского» — здесь учился дядя Леша, она села передохнуть на цоколь. Потерла жухлой листвой ботики, вздохнула и пошла искать дом № 15/1.
Это оказалось невысокое отштукатуренное, с потеками, строение, над которым возвышалась труба. К нему был пристроен флигелек с полукруглыми витражами, а над дверью имелась полустертая от дождей и едва различимая вывеска «Меркурий» — химический завод и лавка при нем. По обе стороны от двери прибиты деревянные таблички, чуть поновее: «Краска восковая, воск сапожный, гуталин, аппретура для блеска» и «Чернила, сапожная мазь, вакса», на самой двери третья табличка: «Кроянс Т. А. и Цукерман С. И. Работаем с 8:00 до 20:00 без выходных».
Майка, обрадованная, что в выходной лавка открыта, толкнула дверь, попав в типовой магазин со шкафами и прилавками по всему периметру и разнообразными плакатами на стенах, при первом взгляде неотличимый от любой булочной или колбасной лавки. Только полки шкафов тут были уставлены коробочками и пузырьками, и пахло не сдобой и пряностями, а гуталином.
На звук открывшейся и закрывшейся двери откуда-то из-подсобных помещений вышел седой старик в очках и коричневом фланелевом костюме. Майка поздоровалась и сразу, без отступлений, выложила, с чем пришла.
— Этот пузырек, — серьезном тоном взрослого проговорила она, положив на прилавок свой трофей, — я отобрала у мальчишки, который приобрел его, скорее всего, здесь. И для хулиганских целей.
Она подняла руку, показывая черную метку.
— Вы бы не могли припомнить, кому продавали чернила в таких пузырьках вчера или позавчера? На меня возле дома напала целая стая шпаны. Так этого оставить не могу. Нужно наказать разбойников. Приметы одного из них такие: глаза зеленые, волосы светлые, щербинка между зубами.
Продавец нахмурил лоб, пытаясь припомнить. Майка разглядывала его с любопытством. Кто был перед ней — Кроянс или Цукерман, — непонятно.
Почесав подбородок, тот проговорил:
— Ко мне многие заходят, разные покупатели, девочка. Но в последнюю неделю был только один мальчишка, подходящий под твое описание, и я его знаю лично, к сожалению. Я бы не хотел, чтобы его слишком бранили…
Он замолчал, склонив голову набок. Майка выразительно на него посмотрела и опять подняла испачканную в чернилах руку, давая понять, что месть не терпит отлагательств и она не уйдет, не поквитавшись.
— Да, я понимаю твое законное желание возмездия, но… — вздохнул он и опять отчего-то замолчал, не решаясь.
— Я только сделаю ему строгий выговор, — пообещала Майка. — И щелбан дам.
— Ладно, — вздохнул Цукерман-Кроянс, подтянув очки к переносице. — Не сообщай, пожалуйста, что здесь тебе сказали, как его найти. Боря Нежданов его зовут, двенадцати лет всего, ребенок совсем. Живет в детдоме № 45, здесь рядом в переулке Достоевского. Он с ребятами часто помогает нам с погрузкой.
Довольная первой победой Майка отправилась в детдом № 45 — деревянное двухэтажное здание бывшей школы, почерневшее, покосившееся и страшное, как врата ада. Сторож занимался покраской входной двери, возил вымазанной в темно-бордовой масляной краске кисточкой по голым доскам. Майка по-пионерски отсалютовала ему и потребовала встречи с директором. Того не оказалось — уехал за город. Майка потребовала зама. Им была строгого вида дамочка, говорящая с сильным немецким акцентом. Она встретила юную посетительницу в своем маленьком кабинетике с единственным окном без занавесок, сидя за конторским столом, на котором возвышались горы папок, учетных журналов и ведомостей. Она сделала жест в сторону стула, но Майка отказалась сесть. Несколько минут они смотрели друг на друга неприязненно, изучающе. Немка была сухарем на вид, спуску своим подопечным, видно, не давала, да и гостью жаловать не собиралась. Майка протянула свою чернильную ладонь.
— На шее у одного из ваших воспитанников есть вот такое пятно, — сказала она. — Требую немедленной выдачи хулигана.
Дамочка с немецким акцентом сначала взвилась, вскочила из-за стола, принявшись возражать и уклоняться, отказывалась верить словам Майки, и разговор их некоторое время выглядел так: «Ну мошет пыть…» — «Нет!», «Ну мошет пыть…» — «Нет!»
Майка стояла на своем. Все, что она могла сделать, это красочно рассказать, как ее вчера повалили на землю и облили руку чернилами, крикнув, что это черная метка.
— Но что им нушно пыло так талеко от сюта? — не унималась женщина, то и дело всплескивая руками. Она отчаянно не хотела неприятностей, однако тут же смягчилась, когда увидела заштопанный карман пальто гостьи, видно, факт порчи имущества задел какие-то глубины ее душевной организации — немцы очень помешаны на порядке. Она замолчала, походила взад-вперед, внезапно изменилась в лице, опять заломила руки и спросила таким же озабоченным тоном, как давеча торговец чернилами, что Майя намерена делать с правонарушителем. Согласившись на выговор и щелбан, зам вышла.
Через полчаса в дверях показался обидчик Майки, которого немка подталкивала в спину. Боря Нежданов — тот мелкий с финкой. Конопатое лицо вымыто, светлые, как колосящаяся пшеница, волосы тщательно зачесаны назад, глаза круглые, зеленые, как у кота. Одет он был в рубашку, темно-синий вязаный жилет поверх нее и те же серые и широкие, как паруса, штаны, основательно перепачканные черным — обливая Майку, он, оказывается, испачкал и себя. А второй пары штанов у него не имелось. Боря застыл в дверях, уперся, дальше идти не хотел, как его женщина сзади ни понукала.
— Ну что, — Майка поднялась, не по-девичьи широко расставила ноги и уперлась кулаками в бока, — я же сказала, что не уйдешь.
Мелкий глядел на нее, как на привидение, высоко подняв брови, скривив умоляющую мину и что-то пришептывая под нос. Майка разобрала только: «Я больше не буду!» и «Простите Христа ради!» Наконец немке удалось впихнуть его в кабинет, и мальчик, понуро опустив голову, прошел к столу, далеко обходя Майку и поглядывая на нее, как на хищного зверя. Осторожно сел на край стула, сложил на коленках стиснутые кулачки. Зам принялась его на все лады отчитывать, перемежая гневную речь немецкими ругательствами и восклицаниями, шпаненок прижимал подбородок к груди и жмурился.
Когда у зама кончились все силы, она подошла к двери, заперла ее, прекрасно понимая, что мальчишка неспроста посматривает на выход, собираясь улучить момент и дернуть, и села обратно за стол, устало опустив перед собой локти, уронив лицо в ладони.
— Теперь моя очередь, — Майка подошла к Боре, взяла его за плечо и чуть нагнулась. Тот инстинктивно сжался. Будучи ростом ниже своей противницы, без финского ножа, да еще на вражеской территории, он почувствовал себя несчастным и крайне уязвимым. Майка с удивлением увидела слезы, навернувшиеся на его яркие, как крылья майского жука, глаза.
— Знаешь меня?
— Чеслово, нет, — пискнул он.
— Мой отец работает в Институте судебно-психиатрической экспертизы, что в Кропоткинском переулке, гипнотизирует преступников, чтобы те сознались в своих преступлениях. Давай договоримся так, ты просто расскажешь, кто тебя попросил мне руку в чернилах испачкать, а я тебя отцу сдавать не стану.
— Друг твой и попросил. Ты с ним шла. Он потом, видно, передумал и хотел нам помешать, но было поздно, нам семь червонцев заплатили, по одному на душу, а работу надо выполнять до конца, — тихо, но с достоинством, ответил мелкий.
Майка расстроилась, услышав такую новость, но вида не подала. К тому же тотчас пришло воспоминание о том, что Коля все время пытался в чем-то сознаться, что-то объяснить, но как-то путано и непонятно. Его заставили ударить Мишку, могли принудить и мальчишек подговорить, чтобы те подкараулили Майку.
— Ты сказал, что не знаешь меня, а кричал, мол, отцу передай про черную метку, — сказала она, нагнувшись к нему еще ниже и взглянув еще строже.
— Я не знаю, что это значит. Мне велели так сказать.
— А кто? Тоже друг мой?
— Он.
— С ним был кто-то?
— Да, мужчина.
— Он платил вам?
— Он.
— Ага, это уже интереснее. Лицо опиши, рост, возраст, особые приметы.
— Лица не видел. Да и он стоял в стороне, спиной. Я говорил только с белобрысым. Белобрысый взял деньги и нам передал.
— Как одет был взрослый?
— Темный макинтош мешком, кепка на лицо, шарф.
— Полный или худой?
Боря насупил лицо, отвернулся.
— Не знаю.
Майка повторила вопрос, еще раз напомнив про гипноз.
— Ну худой.
Большего она от него не добилась. Но все же была удовлетворена уловом. Злиться на Колю не выходило. Того продолжает держать в цепких когтях какая-то неведомая шайка, похожая на «Черного ворона», или на банду Ивана Белого или, может быть, даже на «попрыгунчиков». Колю надо спасать! Но Майка не знала, как заставить того сознаться. Его шантажировали, пугали, грозили смертью отца и матери.
Выйдя из здания детдома, Майка отправилась обратно — к Коле.

Глава 9
Выстрелы

На Баумановской улице Майка была к закатному часу. Небо заволокло тучами, и с севера дул холодный ветер, волоча вдоль улицы вихри желтых листьев — частью они падали с полуголых ветвей, частью стелились по земле. С громким карканьем неслись по серому небу вороны. Наверное, было уже поздно для визита, но Майка не хотела откладывать серьезный разговор в долгий ящик. Встав под окнами дома № 13, она убрала за уши волосы, нагнулась и подобрала камешек, решительно замахнувшись, бросила.
Коля ее все-таки ждал — тут же был на подоконнике. Высунул голову в приоткрытую фрамугу, но не успел ничего сказать, Майка его опередила:
— Сейчас же спускайся, разбойник! Или я поднимусь — будет хуже.
Коля сполз одним коленом с подоконника, но замер.
— Я его нашла! — крикнула Майка, решив, что так будет понятнее. — Меченого нашла. И он мне все выдал.
Коля закрыл фрамугу и исчез из поля зрения. Майка не успела дойти до угла дома, как он выскочил из-подъезда в небольшой ухоженный дворик с кустами и молоденькими деревцами, ограниченный стеной соседнего дома.
Держа руки в карманах пальто и втягивая голову в воротник, Майка шагнула в ворота. Они встали друг против друга на расстоянии десяти шагов, как дуэлянты. Коля был в домашних штанах и легком рыжем вязаном свитере, тут же облепившем его под порывами ветра, зяб, обнимал себя за плечи и трясся, смотрел с тревогой. Майка гипнотизировала его исподлобья, хмурясь и поджимая губы.
— Я все тебе объясню, — громким шепотом начал он, протянув руки. — Я специально пошел — проследить, чтобы они тебя не слишком зашибли.
Майка презрительно посмотрела на его протянутые руки, подняла глаза к лицу.
— То же самое ты говорил, когда Мишку ударил, — процедила она. В подворотне ветер завывал особенно зло, кусал за щеки, норовил заползти за шиворот, хлестал волосами по щекам.
— У меня не было другого выбора! — крикнул он.
Колино лицо из отчаянного стало яростным. Майка молчала.
— Ты не хотела меня слушать. А я говорил, просил много раз убежать, тебя с собой звал… Да, это я придумал с черной меткой, я нашел детдомовских — этот приют находится на попечении отца. По его инициативе Наркомздрав отчисляет ежемесячно крупные суммы. И я всех там знаю давно, они за кусок хлеба пойдут на любые баррикады, — пытался он перекричать ветер.
Майка испытывала его безмолвием, наблюдала за игрой эмоций, за тем, как его красивые черты искажались при натуге, как он белел и краснел, как увлажнились и растягивались губы, а в уголках собралась слюна. Черные глаза оставались сухи, точно при лихорадке. Блеск их был почти безумный. В деревне про него сказали бы — бесноватый.
Тут он сник, видя, что Майка к его речам равнодушна, с минуту смотрел зло и тоже молчал, поджав губы, а потом опустил голову, плечи, со стоном выдохнув:
— Я боялся, что они тебе руку отрежут. Я не знал, что у них нож.
Со стороны улицы послышался шум колес, подъехал извозчик. Майка обернулась. В подворотню вбежала сестра Коли в своей птичьей шляпке и светлом модном пальто. Она что-то живо рассказывала следовавшему за ней чернявому, сильно загорелому молодому человеку, он был взволнован, кусал губы и постоянно просил Лизу не торопиться, но она не слушала, неслась вперед, помахивая ему и понукая, а вскоре исчезла в подъезде.
Молодой человек остановился против Коли и поздоровался, неловко сообщив, что приехал просить руки его сестры. Коля недовольно передернул плечами, буркнул, что не возражает и желает всяческого счастья.
Майка чуть отстранилась и слушала их, поглядывая, как на двух червей, внезапно вылезших из надкусанного яблока. Некстати подумалось, что когда-нибудь Коле придется стоять перед ее отцом вот с таким же глупым видом — он уже раз заикнулся, что собирается жениться. Но Майка упорно старалась пропускать это мимо ушей. Во-первых, Коля — преступник, и она явилась его разоблачать, а во‑вторых, они слишком малы для таких глупостей.
Жених исчез в дверях подъезда, и Майка с Колей опять остались наедине со злым ветром. Тут она решила, что пора сменить тактику и стать на некоторое время вежливой и даже ласковой.
— Почему бы тебе все не рассказать? — вкрадчиво спросила она.
— Я не могу. Все уже так далеко зашло, что мне не выпутаться. Я принял решение.
— Какое?
— Единственно верное, — Коля закрыл глаза и несколько секунд стоял, готовясь продолжить признание, но никак не находя смелости и сил.
— Ну! Какое? — наступала Майка.
— Мне дали оружие. Револьвер, — тихо и сбивчиво, от холода или страха стуча зубами, заговорил он. — Не знаю, что это значит. Думал, гадал… Шутка ли, револьвер, настоящий. Может, я должен буду им угрожать? А в случае сопротивления кого-то убить?
— Убить?! Кого? Моего отца, что ли? — Майка почувствовала, как волосы встали дыбом от этих страшных слов.
— Я не знаю! Может, и твоего, а может, своего, — он опять споткнулся. — Но я убивать не стану. Я просто… я просто сам застрелюсь. И все. Дело с концом. Мне когда скажут стрелять, а я дуло к виску и… все.
За спиной опять послышались шаги, и во двор завернул человек, тихо проскочил мимо и зашел в подъезд.
— Ты что такое говоришь, Коля? — Майка схватила его за руки. Он дрожал, как осиновый лист, озяб, перетрусил. Майке стало его жалко. — Ну ты чего, с ума сошел? Ты же не трус!
— Если застрелюсь — меня трусом не станут называть, — надулся он.
— Слушай, — Майка отпустила ладони Коли и сжала его плечи. Наверное, со стороны это выглядело странно: девочка успокаивает едва не плачущего мальчишку. В Гражданскую войну мальчики его возраста погибали в окопах и на баррикадах, а у него тряслись губы и на ресницах плясали искорки слез. — Слушай, ведь застрелиться всегда успеть можно, а еще — выпить яду. У папы в институте можно добыть цианид, например. Две минуты — и тебя нет. Без боли и мучений. Глоток и все.
Коля посмотрел на нее с недоумением.
— Я к чему говорю, а давай отложим твое самоубийство и попробуем спастись? Пойдем к папе, все ему расскажем. Он уже стал задумываться, отчего в вашем доме какие-то таинственные беспорядки происходят. Мы тебя спрячем, увезем куда-нибудь. И отловим твою банду.
Коля замотал головой.
— Ты не понимаешь, — только и сказал он, привалился к стене, сполз по ней спиной и обнял колени. Майка села рядом и осторожно погладила его по холодным, как ледышки, пальцам.
— Ты замерз, иди оденься.
— Не хочу туда возвращаться.
Они еще немного посидели, Майке не нравилось, что Коля мерзнет в своей домашней одежде, подрагивает, как под воздействием тока. Распахнулась подъездная дверь, и во двор вылетел жених Лизы. На нем лица не было, он шел пошатываясь, то и дело потирая ладонью лоб, глаза, щеки, словно желал снять какой-то чудовищный морок и прозреть, проснуться от кошмара. Вслед за ним выбежала и его взбалмошная невеста.
— Ну, Лёнечка, ну что же ты? Не уходи! Все не так плохо… — пыталась она успокоить его. Лёнечка, шатаясь, как пьяный, прошел мимо сидящих Коли и Майки и выскочил на улицу. Лиза — за ним. Вскоре послышался стук колес, звонкий ее вскрик: «Эй, извозчик!» Опять зашумели по мостовой колеса, удаляясь, унося с собой парочку несчастных влюбленных. И сразу стихло.
— Не дал он своего благословения, — мрачно пояснил Коля.
— Как это? — не поняла Майка.
— Ну не разрешил пожениться. Отец к нему, как твой ко мне, относится неприязненно — считает неженкой.
— Неправда, — промычала Майка, смутившись. — Мой — тебя зауважал после того суда. Ты тогда крикнул про дуэль, помнишь? Это было сильно.
Она улыбнулась, ткнув Колю локтем в бок.
— Иди, оденься. Заболеешь ведь. Смотри, посинел весь.
— Не хочу.
— Что, весь день и всю ночь здесь проторчать планируешь?
— Не знаю.
— Ладно, — решилась Майка, вставая и отряхивая пальто. — Давай убежим. Раз говоришь, что хочешь. Иди возьми свое пальто и надень ботинки потеплее, виолончель не забудь. И спускайся.
Коля посмотрел на нее снизу вверх, в удивлении воздев брови.
— Что, правда? Ты пойдешь со мной? Прямо сейчас? А куда… куда нам бежать?
— В Ленинград поедем. Ночным поездом, можно под вагоном зацепиться. А там притворимся, что бездомные сироты, нас определят в детдом. Никто выяснять не станет — беспризорных сейчас пруд пруди.
— А как же твои?
— Когда здесь все утрясется — вернемся. Ну, огорчу их, ну, погорюют недельку, зато ты не застрелишься, у меня под присмотром будешь.
Коля вскочил и, воодушевленный, бросился к двери подъезда, потом вдруг вернулся, подскочил к Майке, обнял, приподнял над землей и как поцелует прямо в губы. Та аж покраснела, хотела выругаться, но Коля уже поставил ее на землю и скрылся за дверью. Майка с нервной брезгливостью провела по рту рукавом.
Его не было четверть часа, полчаса. Она стала замерзать, принялась оттаптывать ботиками танец индейцев, какие те исполняли у больших костров. Потом вышел человек, что приходил час назад. Майка тогда его видела лишь вскользь, а сейчас разглядела хорошо: объемный, прорезиненный макинтош, клетчатая кепка на лицо, горло, густо обмотанное шарфом, — не видать и глаз. Он прошмыгнул на улицу. Сердце Майки екнуло — так одеваются только шпионы. А еще вспомнились слова Бори Нежданова — описание того незнакомца, который с Колей приходил нанимать детдомовских, чтобы облить руку Майки чернилами, и дал им семь рублей. Не помня себя, она помчалась к подъезду, взлетела по лестнице, переступая через две-три ступеньки. До нее донеслась музыка, льющаяся, казалось, откуда-то сверху, потом та стала ближе, ближе, тревожней. Кажется, что-то из «Времен года» Вивальди…
Дверь квартиры Коли была приоткрыта. Осторожно ступая, она вошла.
— Коля, — позвала Майка, заглядывая в гостиную. Меж окнами на маленьком столике разрывался от громких трелей патефон. Скрипки сходили с ума, музыка была похожа на метель.
Дверь смежной с гостиной комнаты распахнулась, вышла мать Коли, густо накрашенная, в знакомом черном кимоно с рукавами-парашютами, с щипцами в руках и с уложенной волосок к волоску прическе. Казалось, она куда-то собиралась, но ее отвлекли. Тревожный взгляд ее уперся в Майку, которая вошла в их квартиру без спроса.
— Что ты здесь делаешь? И что это был сейчас за шум?
— Какой шум?
— Да как будто стреляли!
— Стреляли? — удивилась Майка. — Когда?
— Да прямо сейчас.
— Где Коля? — одними губами бесцветно проронила Майка.
Они обе застыли, в недоумении и страхе глядя друг на друга, потом мать Коли спохватилась и бросилась в переднюю, в спальню, а после к другой двери. Майка за ней. Тут они оказались на пороге небольшого кабинета в одно окно — помещались лишь стол и длинный, во всю стену, книжный шкаф. И мать Коли завизжала.
Первым делом Майка увидела распластанного на спинке стула доктора Бейлинсона в потрепанном восточном шлафроке с тремя черными дырами в груди, а только потом — Колю. Он сидел сбоку от двери на стуле, красный как рак и сжимал огромный черный револьвер системы ««наган»», такой же, как у дяди Леши. Майка отметила перепачканные пороховой копотью руки — значит, стрелял он, быстро перевела взгляд на стены. Одна пуля угодила в книжный шкаф, разбила дверцу, вторая — окно, третья протаранила столешницу и отбила угол стола. Единственное окно кабинета выходило в другой двор, поэтому Майка не слышала выстрелов.
Мать Коли некоторое время визжала, потом обессилела, рухнула в кресло против Коли и, закрыв лицо руками, залилась горькими слезами. Майка стояла столбом на пороге, пытаясь понять, что здесь произошло.
Набежали соседи, передняя переполнилась людьми, Майку сдвинули в сторону, все охали и ахали, кто-то порывался к телефону, вызвать милицию. А она судорожно соображала, как поступить.
— Коля стрелять не мог, — безапелляционно заявил сосед снизу. Майка знала, что это работник Моссовета, говорил он очень внушительно. — Мальчик порядочный, музыкант. Здесь дело в семейной драме. Я видел, как спускалась дочь Бейлинсона, бежала за своим женихом. А тот трясся в исступлении. Бейлинсон ему два года дает от ворот поворот. Вот он и стрелял. Точно он.
— Оля убила, — высоким тонким голосом прокричала соседка сверху, жившая против семьи Цингеров. Мать Коли оторвала руки от лица, в удивлении на ту уставившись. — У нее да-авно шашни с кем-то.
— Да что вы — с ума, что ли, все посходили, — заявила соседка из квартиры слева, обнимая подскочившую Ольгу Витольдовну, давая ей уткнуться в свое плечо. — Вы не слышали о суде, который признал невиновным хулигана из десятой? Пока в доме живет этот беспризорник, покоя не ждите. Драки, дебоши и вот… докатились до убийства!
Она явно делала намек на Мишку. И Коля не сдержался.
— Это я убил, — поднял на секунду голову он и вновь ее уронил, сцепив зубы, чтобы не заплакать. Тут Майка и решила, что Коля невиновен. Хотя она в этом не сомневалась и раньше. Его заставили.
Она еще раз оглядела комнату, отметив, что три пули, которые угодили в окно, шкаф и стол — Колины, а три другие, что застряли в груди профессора, — того в макинтоше. Бесспорно, стрелял профессионал! Майка просияла от мысли, что все можно расшифровать и доказать. Дядя Леша с папой все распутают!
— Стоп, — прокричала она, заметив за спиной кого-то еще входящего в гостиную. Люди всё появлялись и появлялись. — Выйдете все, сейчас же! Вы натопчете здесь, испортите следы и сотрете все улики. Я звоню в прокуратуру губсуда!
Она решительным шагом подошла к телефонному аппарату, висевшему в передней, и набрала домашний номер старшего следователя Фролова, сообщив ему о происшествии таким ледяным голосом, что тот не понял, кто звонил, и ответил, обращаясь к Майке на «вы», что выезжает тотчас же. Потом набрала свой домашний номер.
— Папа, здесь убили Колиного отца, у Коли в руках «наган». Но я точно, совершенно точно знаю, что это не он убил! Папа, сделай что-нибудь! Он не виноват.

Глава 10
Залог

Грених стоял между следователем в его кабинете и сидящим против того Колей, уперся обоими кулаками в стол, с беспомощной злобой глядя перед собой. Майка сидела на подоконнике, она выступала свидетелем. Все молчали. Профессор пытался собрать в голове картину злоключений Коли и представить, что мог чувствовать мальчик его возраста, склада характера и интересов, чтобы угадать его мотивы. Но неизменно он скатывался к примитивному чувству ревности. Ему никогда не нравилась Майкина с ним дружба, но он позволял ей быть только из уважения к дочери, ее выбору и взглядам. Он был уверен в трезвости ее рассудка и старался не видеть в отношении к Коли ничего большего, чем простая детская привязанность. Но почему же так сводит зубы?
Силой воли Грених отмел злость и опять вернулся к вопросу, который сегодня задал себе десятки раз: с чего все началось? Со слов Майки, первым проступком юноши был конфликт с Киселем. Она утверждала, что именно Кисель втянул ее друга в баталию с рабочими и Михэли, якобы это было посвящением в бандиты. Зря тогда они с Фроловым не отнеслись серьезней к словам Майки. Грених чуял, что за проступком Коли стоит что-то серьезное, хотел поговорить об этом с Николаем Ивановичем. Но и с Бейлинсоном — вечно отстраненным, лениво-сонным и равнодушным — у него отношения сложились не особенно теплые. Грениху чудилось, что тому тоже не нравится дружба сына — будущего музыканта, утонченного интеллигента — с девочкой, которая провела полдетства в деревенском захолустье и хвасталась, что знахарка обучила ее колдовству, а местный поп гонялся за ней, чтобы изгнать дьявола.
Нет, Грених не стыдился Майки, напротив, отчаянно себя ругал, что не был достаточно хорошим отцом, не отправился искать ее сразу, как отгремела революция и кончилась Гражданская война, предавался отчаянию в подвалах Басманной больницы, и мысли не допустив, что дочь могла выжить. Но время назад было не вернуть. И хорошие качества в себе так сразу не выработаешь. Прошло три года, прежде чем он смог почувствовать себя человеком и только-только начал выстраивать отношения с людьми.
Но что происходит с Колей? Грених опять выдернул себя из раздумий, обведя кабинет следователя взглядом. Надо выстроить хоть какую-то версию.
Итак, стал мысленно перечислять Грених, почти сразу после суда мальчик зачем-то отправляется в детдом, курируемый Мосздравотделом, и подговаривает тамошних ребят — а это совершеннейшая дикость! — облить руку Майки чернилами. С их общих слов выходило, что расчет был на ее испуг, мол, она бы тотчас пожаловалась отцу, а тот, естественно, запретил бы ей ходить к Коле на квартиру и вообще появляться в Баумановском районе. Коле нужно было избавиться от ее назойливого присутствия, отчасти он по-джентльменски не хотел, чтобы Майка с ее упрямым любопытством и склонностью совать всюду нос нажила неприятности, — в конце концов, мальчишечьи дела не предполагали участия барышень, отчасти его могли опять принудить. Кому-то не нравилось, что дочь сотрудника Института судебной экспертизы постоянно вмешивается в его — или чьи-то еще — дела. Вот Коля и решился. Идея могла принадлежать только трусливому мальчишке, который сам бы перепугался, получи он такую черную метку. Струсил бы любой ребенок. Но не Майка. Она поднялась, отряхнулась и нашла обидчика.
На этом можно было завершить умозаключения и вынести Коле приговор: неумелая попытка хулиганства. Все выглядело так, словно отбившийся от рук юноша, попавший в дурную компанию, подстрекавший к преступным действиям других детей, тем более из детдома, которые и без того безобразничали на улицах, застрелил в конце концов своего отца. Если бы не стойкое ощущение, что он действовал не по своей воле, не мелькание на фоне некой тени в макинтоше и кепке, если бы не найденный отпечаток пальца в копоти в кабинете квартиры убитого Бейлинсона, если бы не странные слова о том, что его принуждают кому-то угрожать смертью.
Все это наводило на мысль, что мальчишку долгое время кто-то обрабатывал. Этот кто-то имеет на него большое влияние.
Прибежавший, едва заслышав о несчастье в семье, его дядя — прокурор Швецов, полчаса бушевал в кабинете Фролова, поочередно вытягивая тонкий, как у пианиста, палец то на безмолвного Колю, отказавшегося что-либо сообщать, кроме того, что он признает себя виновным, то на Фролова, который был повинным в неразберихе с этим детским треугольником и не донес до родителей важности воспитательных бесед.
К Грениху прокурор почему-то избегал обращаться, о Майке говорил намеками, мол, много в ее воспитании родительских упущений, попустительств и недосмотров, но лично Константину Федоровичу этого не высказывал, делал вид, будто не знает, что Грених и есть тот самый родитель, которого он исподволь осуждает.
Пережидая агонию прокурора, Грених поймал себя на мысли, что наблюдает за ним. Страшный трудоголик, консервативный перфекционист, неженатый, бездетный, порой ночевавший в прокуратуре, окопавшись бумагами. Серебро волос и острой бородки придавало его лицу выражение властности, почти царственной важности. Чуть опущенные уголки глаз, делавшие их вид слегка беспомощным, шли в диссонанс с тонкими, злыми губами. Швецов редко растягивал их в улыбке, и даже в покое его губы выражали недовольство. Наверное, потому он и отпустил эту испанскую бородку клинышком, как у Ленина, которая была чуть больше, чем у вождя мировой революции, чтобы спрятать под ней недобрый изгиб рта.
Одет прокурор был строго, нельзя сказать, что щеголял и являлся приверженцем нэпманской моды, но все же проскальзывало в его облике какое-то утонченное изящество, которое советский человек позволял себе редко. Иные могли это счесть породой, внутренним благородством. Но Грених знал, что дело было в хорошо пошитом у какого-то модного портного костюме, в ботинках ручной работы и посверкивающих из-под рукавов пиджака на манжетах рубашки золотых с бриллиантовыми вкраплениями запонках изящной выделки. Их никогда не было видно, если не размахивать руками, как прокурор делал сейчас, распекая племянника.
Коля получил множество упреков в том, что имел слишком «эгоцентрическую натуру». По словам дяди, все его беды произошли от самолюбия и попытки пойти против общественности.
— Кто тебе дал этот «наган»? — налегал он на Колю, больно стиснув его плечо.
— Кисель еще раньше дал, — кривился тот.
— Кисель! А тот откуда взял?
— Не зна-аю!
— Почему ты говорил, что тебя принуждают грозить кому-то смертью? Кто принуждал? Не веди себя, как имбецил. Кто еще был в квартире? Найден отпечаток пальца на спинке стула, на котором ты сидел, свежий, от копоти. Ты должен знать, чей он!
Коля сжался, из глаз ручьями катились безмолвные слезы. Лицо от напряжения стало цвета вареной свеклы, жилы опасно вздулись на висках и шее.
— Кто? Кто?! Давай говори же, трус!
— Я сам! — выкрикнул он в отчаянии. — Я сам… хотел себя проверить.
— Ты убил?
— Я! — с рыданиями выкрикнул он. Дядя с силой оттолкнул племянника от себя.
Мальчишка прижался к столу и почти не дышал, когда тот, нависнув над ним коршуном, отчитывал, пугая, что в декабре ему исполняется шестнадцать, а значит, никакой комиссии по делам несовершеннолетних ему не светит, и что пальцем о палец он не ударит, чтобы вытащить племянника из сложившихся обстоятельств, что будет рад, если его осудят по всей строгости закона, что его ждет десять лет тюремного заключения со строгой изоляцией. Несовершеннолетних по истечении шестнадцатилетнего возраста судили по тем же статьям, что и взрослых, лишь иногда смягчая приговор. И напоследок заявил, что сделает все, чтобы именно Коле срок заключения не сокращали.
Прокурор был страшно расстроен и говорил неправду, чтобы напугать племянника. Выгадав паузу, пока тот отдыхивался и глотал слюну, Константин Федорович отметил, что, как судебный психиатр, считает юношу неспособным стрелять в человека, но Швецов отмахнулся, напомнив про Михэли с размозженной головой.
— Он только что признался! — раздраженно вскричал прокурор. — Или у вас со слухом трудности?
Вышедший из себя Грених протянул руку к Фролову и попросил его табельное оружие — тоже «наган». Тот сначала недоуменно глянул на Константина Федоровича, потом понял его затею. Грених отвернулся, вынул все патроны, высыпав их на ладонь, вернул барабан на место и положил все это перед Колей.
— Собери. Можешь пальнуть в угол.
— Вы что себе позволяете? — взвинтился Швецов, округлив глаза. — Стрельба в здании прокуратуры?!
— Баллистическая экспертиза на месте, — пояснил Грених. — Берем вас, Савелий Илиодорович, губернского прокурора, в свидетели. Если парень утверждает, что застрелил отца из револьвера, пусть хотя бы докажет, что умеет им пользоваться.
— Вы, кажется, слишком изобличаете личный интерес. Не по вкусу, как погляжу, что дочь зналась с убийцей. Боитесь, что дружба с ним бросит тень и на нее? Побудьте в моей шкуре! За день до заседания суда я узнаю, что придется держать слово за преступника. Каково! Хороша ваша работа, Фролов, — он опять вытянул палец в сторону старшего следователя. Одернул полы пиджака и заговорил спокойней: — Я лично буду ходатайствовать об отстранении вас, товарищ Грених, от этого следствия. Судебную экспертизу по делу моего племянника проведут на Мясницкой. А микроскопическое и бактериологическое исследование — там же или в Центральной судебно-медицинской лаборатории Наркомздрава. ИСПЭ — это научный центр, а не… а не…
Он запнулся, сделал презрительную мину, не зная, какое подобрать слово, чтобы исключить ненавистный ему Институт Сербского из списка благонадежных учреждений судебно-медицинской экспертизы.
— Мой интерес всегда только на стороне справедливости, — смягчился Грених, чтобы назревающей ссорой не навредить Коле еще больше. — А Институт Сербского так и зовется — Институтом судебно-психиатрической экспертизы. У нас не только проводят испытания душевного состояния заключенных, но есть и хорошо оснащенная патологоанатомическая лаборатория, ничем не уступающая Наркомздравовской. Судебные учреждения в полной мере могут располагать услугами института, об этом неустанно говорится на всех краевых и областных съездах и совещаниях, ввиду постоянного недостатка в экспертах и судебных химиках в здравотделах.
Швецов, чуть оглушенный отповедью Грениха, промолчал, — тот говорил правду, прокурору нечем было крыть, он развернулся к мальчику и вновь вытянул на него палец, тряся им в воздухе так, словно его било током. Запонка бросала на стену россыпь бликов.
— Ты ставишь меня в ложное положение. Мало того что обрек позором семью… обрек на позор… — он запнулся, будто внезапно сбитый с толку, повернулся к Фролову: — Экспертизу я запрошу на Мясницкой.
И вышел, хлопнув дверью. Некоторое время все молчали.
— Не прогибайся под него, Фролов, — молвил Константин Федорович. — Ты не раб или крепостной. Сейчас его беспокоит только собственная репутация, оказавшаяся под ударом. Но ты, как старший следователь, имеешь полное право запрашивать любые экспертизы, опровергать какие угодно, кажущиеся тебе сомнительными, доводы. И вообще — вести дознание, как считаешь нужным. Швецов здесь участия принять не сможет, потому что дело касается его племянника. Так что руки твои ничем не будут связаны.
— Но что мне делать, если подозреваемый сам сознается в содеянном? — развел руками Фролов.
— Ничего это не значит. Ты же видишь, парень боится, на сестру начнут думать, на ее жениха, которые приходили буквально за четверть часа до убийства, на мать тоже покажут. Ты же за это беспокоишься? — Грених нагнулся к мальчишке, чтобы разглядеть его лицо. Тот так низко опускал подбородок, что, казалось, его шея не выдержит и скоро начнет трещать по всем позвонкам.
— А как быть с его руками? Все пальцы и обе ладони в порохе.
— Коля стрелял, видимо, под чьим-то давлением, но нарочно мимо, чтобы истратить патроны. Так? Я прав? — Грених опять предпринял попытку заглянуть Коле в лицо. Тот едва заметно дернулся при этих словах, и Константин Федорович расценил их как согласие и выпрямился. — Настоящий убийца вырвал оружие из его руки, об этом говорит синяк на указательном пальце — палец был под спусковой скобой, когда некто резко дернул. Вырвал из руки и застрелил доктора, сидящего за столом. Доктор был неповоротлив, а между столом и стеной пространство невелико, не успел подняться… Ладно, чего гадать. Завтра будет готова дактилоскопическая экспертиза, и мы узнаем, кто этот третий. Сняли со всех, кто живет в этой квартире, отпечатки?
— Да, — Фролов опустил глаза.
— С жениха тоже?
— И с него сняли.
Колю отвели в камеру, в которой покончил с собой Кисель.
— На всякий случай, — тихо попросил Грених уже в коридоре. — Снимите с него ремень, обыщите хорошенько, режущие и колющие предметы все изъять. И двойную охрану.
Фролов кивал, давя зевки. Шел второй час ночи.
На следующий день Грених вырвался из института лишь к полудню, надеясь, что уже готова дактилоскопическая экспертиза и объявлена сумма залога. И каково же было его удивление, когда он узнал, что залог за мальчишку никто вносить не собирается.
— Это как же так? — недоумевал Грених, глядя на потупившегося Фролова.
— Так. Готовим в ардом. Мать съехала из квартиры к родственнице или подруге, куда-то на Тверскую. Сестра тоже отказалась его навестить.
— А Швецов? — с надеждой спросил Константин Федорович.
— Отказался, категорически. Все еще считает его виновным, — покачал головой Фролов. — И отпечаток… не совпал ни с одним из оттисков пальцев тех, кто жил в квартире.
Не спросив разрешения, Грених взял папку с делом Коли со стола и стал ее листать, желая самолично в этом убедиться.
— Постой, а где же пальцы Швецова?
— Прокурора? — понизив голос спросил следователь, похлопал глазами и уточнил: — Губпрокурора?
— Ну да! Он ведь не особенный какой-то, он живет с ними.
— Он почти никогда не бывает дома. Тот день он провел в прокуратуре. Сторож видел его входящим утром.
— То есть он отказался давать свои отпечатки, отмахнувшись объяснением, что его видел сторож?
— Да.
— И ты опять не настоял?
— Константин Федорович, вы слишком придирчивы. Так нельзя! Ведь у всякого действия есть своя необходимость, — Фролов нервно принялся перекладывать папки с места на место. — Ну что его подозревать-то? Ну заставлю я его отпечатки свои сдать. Так ведь не совпадут. И что мне делать потом? Только уволиться со стыда.
— Фролов, ты кто, гадалка на базарной площади? Совпадут — не совпадут? Он живет в этой квартире — значит, обязан сдать свои пальцы на проверку.
Фролов сник, промямлив: «Хорошо!»
Сведя брови, Константин Федорович, некоторое время смотрел на него с ледяным недовольством. Что-то надо было решить с мальчишкой. Не везти же его в ардом, если Швецов решил играть роль разъяренного праведника, оставив своего племянника на погибель.
— Сколько насчитали залога? — спросил он.
— Смотря, кто будет его залогодателем.
— Ну так сколько?
— Учитывая, что… — неуверенно начал Фролов, постепенно понимая ход мыслей профессора.
— Леша, без этого. Сколько?
— Т-триста, — икнул Фролов. И решительно поднялся. — Я тоже в деле. Мне родители в прошлом месяце двадцать пять рублей выслали.
— Сиди, тебе нельзя, отстранят, если узнают. Не по правилам. Оформляй бумаги, и чтобы пальцы Швецова были приобщены, — махнул на него профессор и вышел.
К вечеру Колю вывели из дежурной комнаты, усадили перед Фроловым. Грених с Майкой, которая опять уселась на подоконник, прождали целых полчаса, пока старший следователь с таинственным видом бегал из кабинета в другой, принимал какие-то телефонограммы, телеграммы, подписывал бумаги, ведомости, каждый раз останавливаясь на несколько секунд, он поднимал руку и бормотал: «Сейчас, сейчас, еще минутку!»
Коля сидел, не проявляя нетерпения и жизни вообще. Из мальчишки будто всю кровь выкачали, бледный, жалкий, в помятом домашнем свитере, согбенный, лицо боялся поднять. Майка делала вид, что его не замечает, — не знала, как показать свое сострадание, не задев его чувства собственного достоинства.
Наконец Фролов, летавший мотыльком по всей следственной части, приземлился за своим столом. С сияющим лицом, точно уже стало известно, кто убил отца Коли, он положил руки на стол поверх многочисленных папок, бланков и актов.
— Весь день я собирал факты биографии убитого — Бейлинсона Николая Ивановича. Смотрел его дело, запрашивал информацию из Рязанской губернии, где он прожил с 1911 по 1921-й. Оказалось, он в 11-м переехал из Москвы после дела Кассо в женину усадьбу, которую в январе 12-го чуть не продали с молотка, какой-то родственник выручил или знакомый. Имени, к сожалению, его не осталось в анналах… А после революции твой отец пошел в работники медицинского подотдела, верно, Коля?
— Я не помню, — буркнул тот. — Мне было пять, когда произошла революция.
— Хорошо, сам момент революции ты можешь не помнить, но ведь впоследствии в семье шли разные толки, обсуждали, наверное, эту историю, — Фролов сделал выразительный акцент на слове «эту».
— Нет, я ничего такого не слышал.
— Расскажи о своем детстве, Коля, — следователь откинулся на спинку.
Грених ожидающе хмурился. Майка сидела на подоконнике, болтала ногами, смотрела в пол, делая вид, что ее совершенно не заботят взрослые разговоры, но на самом деле не упускала ни единого слова, мотая все на ус. А Коля молчал и ничего рассказывать не собирался.
— Если ты не будешь нам помогать, мы не сможем помочь тебе, — Фролов сделал свой голос до елейности доброжелательным. — Расскажи о своем детстве.
— Ничего особенного. Ходил в школу, учился на «отлично», есть грамоты.
— В школу ты пошел уже в Рязани. А мне интересно про твою деревенскую жизнь.
— Два класса отучился в деревенской школе, — с неохотой ответил Коля.
— Только свидетельств нет, школа с детьми и единственной учительницей была сожжена.
Коля сжал зубы.
— Виолончелью занялся там, в деревне? Домашнего учителя приглашали? Так ведь?
— Да.
— А об атамане Степнове тебе что-нибудь известно?
— То, что и всем.
— А что всем известно, расскажи. Ты, как рязанец, очевидец, побольше нашего знаешь. Ну?
— Я не вникал. Был такой разбойник, и все. Почему вы спрашиваете?
— Был такой разбойник? — Фролов театрально развел руками, расплывшись улыбкой, которой позавидовал бы Чеширский Кот.
Коля не ответил, следователь не выдержал, рубанул:
— Он грабил городские и окрестные дома, а ставка его была в вашем доме! И учителя музыки — пленного австрийца — он вам привел. На награбленное вы жили. Его никто не мог поймать, он был точно степной ветер. И исчез внезапно, в 21-м, тогда же ваша семья и покинула усадьбу.
Грених был удивлен таким поворотом, выпрямился, опять собрав на лбу морщину. Коля промолчал, никак не отреагировав на эту новость.
— Под флагом анархо-коммунистов, в восемнадцатом, — объяснил Фролов, обращаясь к смотрящему в недоумении Грениху, — Степнов вернулся с войны и с кучкой дезертиров организовал грабеж окрестных помещичьих усадеб, церквей, нападал и на наши — рабоче-крестьянские отряды. Много разорившихся крестьян к нему примыкали. Образованный постановлением губисполкома ЧК возглавил тогда Савелий Илиодорович. Он единственный, кто мог противостоять атаману.
— И он тоже из Рязани? — поднял бровь Грених. — Швецов из Рязани?
— Да, тоже оттуда. Из села Задубровья, как и супруга покойного ныне Николая Ивановича. Они состоят в родстве в третьем колене.
— Чекист бывший, значит, — процедил Грених, понимая теперь свою неприязнь к прокурору, но вслух ничего не сказал.
— Швецов много раз Степнова и изничтожить пытался, и изгнать из усадьбы, в которой его родственники оказались как бы заложниками, и договориться с ним. Атаман засел в тамошних густых лесах — а усадьба была ими окружена — и наводил такого страху на всю округу. Носил синий венгерский мундир с обшлагами «медвежья лапа». Как кто заметит вдали его на коне, так все по избам прятались. По 21-й в кулаке держал не только все Задубровье, но и Спасский уезд, с усадьбой расставаться не собирался, так лагерем в ней и стоял, пока ее не сожгли. То ли бандиты спалили, то ли сам Бейлинсон, не вынеся патового положения, — рассказывал старший следователь. — Наши пытались взять дом силой, Степнов лютовал, в чрезвычайку, что располагалась в самой Рязани на углу Почтовой и Астраханской улиц, прислал в коробке из-под динамита голову одного из комиссаров Рязанской губчека, который осадил его крепость.
Говоря это, Фролов все поглядывал на Колю, ожидая от него ответа на его рассказ. Коля сжал челюсти и дальше сидел с закрытыми глазами.
— Да, попортил крови Степнов и тамошним жителям, и чекистам больше, чем эсеры и антоновщина, — вздохнул старший следователь. — Но было и хорошее. Он помог прогнать из Спасского уезда царских офицеров полковника Любомирова и Козловского, которые готовили диверсию на железной дороге. Швецов и ходил к атаману в ставку просить подмоги. Можно сказать, единственный, кто его в лицо-то видел. Ух страсть какая! Настоящий подвиг — пойти к такому зверю в логово, ведь от него никто никогда не возвращался живым. А Савелия Илиодоровича Степнов уважил, тот с ним не как со зверем говорил, а вел дипломатические переговоры, уговаривал анархистов перейти на советскую сторону. Ведь цели преследовали общие, хотел объединить силы против белого движения и атамана Антонова, грозившего с границ Тамбовской губернии, обещал закрыть глаза на грабежи и убийства, если Степнов добровольно присоединится к советским войскам.
— Какие это дипломатические переговоры? — насторожился Грених.
— Дело было так: Савелий Илиодорович как раз ехал после окончания войны в Рязанский губисполком, наши ждали латышских стрелков на подмогу, а он видел белых у железной дороги — те собирались разобрать рельсы, видно, чтобы перехватить латышей. Вот и успел предупредить об этом. Но кого отправить, чтобы помешать белым? Людей мало. Швецов и предложил пойти к Степнову, у которого было полно народу с оружием. И уговорил ведь, атаман в итоге подсобил. Но потребовал за это две тысячи красных нашивок! Однако не обманул, разбил подчистую полковника, а белых, взяв в плен, всех передушил у себя в подвале. Жестокий был — страсть. Как Атилла! Когда завалы под пожарищем разгребали, нашли множество обугленных костей. Но никто не знает, куда сам этот Степнов делся, а его люди перешли на нашу сторону. Коля? — обратился к нему Фролов. — Куда делся атаман Степнов после пожара?
Коля не пошевелился. Фролов покачал головой.
— Это еще не все, — добавил он. — Первое. Кисель — какой-то родственник последнего губернатора Рязани Киселя-Загорянского, а мать его вовсе не мать, а бывшая дворовая. Наш Кисель двенадцатилетним мальчишкой вместе с ней попал к Степнову в банду. Савелий Илиодорович им, а еще управдому из дома № 13, что по Баумановской, удостоверения личности выдавал, но вот только не проверил, что дворовая Киселю не мать. Тогда ведь всем на слово верили.
— Погоди-ка… — сузил глаза Грених. — Я не ослышался? Швецов выдал Киселю удостоверение?
— Ну да, — просто ответил Фролов. — А что тут такого?
— Сам-то Швецов когда в Москву из Рязани перебрался? — усмехнулся профессор. — Чай, не после пожара в 21-м?
— Савелий Илиодорович с 19-го по 20-й отслужил в губчека, — Фролов поднял брови, обидевшись. — В 21-м уже был председателем губисполкома! Он многим выдавал удостоверения личности. Например, нынешнему заместителю Бюро нормирования труда, он тоже в доме № 13 живет, главбуху МОЗО и нескольким сотрудникам Мосгубвнуторга. Сацук вообще после него губчека возглавлял два года. А вот Николай Иванович со Степновым непонятно в каких отношениях состоял. Опять же, держал у себя австрийского солдата. Мы тут было допустили мысль, что сам Бейлинсон и был атаманом Степновым… Но нет. Какой из Бейлинсона атаман? И потом Швецов составил его портрет после своего визита. Его по всем подотделам и ячейкам развесили с сообщением о том, что под видом представителей Красной армии убивает и грабит такой-то атаман. Там такая морда — настоящий…
Повисла пауза.
— Бармалей, — подсказал Майка.
— Точно! — просиял Фролов. — Вы-ли-тый! Но остается загадкой даже для Швецова, почему Бейлинсона не выходило вытащить. Пока прокурор спасти их пытался, они могли просто спеться с разбойником, и все. Им на слово поверили, никакого расследования не было, никаких протоколов не составляли.
Следователь повернулся к Коле.
— Дядьку-то своего так подставлять — нехорошо. Вот он громы-молнии и мечет, страдает, мол, пригрели змею или даже целый выводок. Может, ты, Коля, прояснишь ситуацию? Ты ведь пионер, будущий комсомолец. Надо говорить правду.
Мальчишка не ответил.
— Коля! — прикрикнул Фролов.
— Ничего я не знаю, спросите мать.
— Я спрошу, не сомневайся. Спрошу отдельно. Но мне от тебя ответы нужны, — и Фролов положил перед ним карточку, на которой была запечатлена гостиная из его квартиры с чуть измененной обстановкой. Те же обои, но стена — то место, которое сейчас было загорожено пианино, — густо забрызгана кровью, а на обеденном столе распластан труп.
— Кого убили в вашей квартире, перед тем как вы в нее въехали?
Коля с ужасом посмотрел сначала на карточку, потом на Фролова и отвернулся, сжав рукой рот.
— Это Миклушин… или как раньше его звали — Георг Миклош. Знаешь о нем что-нибудь?
Грених подошел к столу, взял дело и стал листать.
— Убийца Миклушина не найден, и дело давно направлено на прекращение. Я его утром взял из архива, — объяснил Фролов.
Профессор кивнул, продолжая листать, разглядывать какие-то старые семейные фотокарточки, портретные и сделанные на месте преступления. Убийство произошло в квартире Бейлинсона. Планировка теперь мало изменилась, лишь добавились некоторые предметы мебели, пианино, цветок, этажерки, висели другие занавески на окнах. На стену сбоку от убитого брызнула кровь — ему прострелили голову. Было странно видеть ее на знакомых обоях и труп на том столе, на котором Коля и Майка раскладывали учебники, занимаясь математикой, там же Колина семья обедала, ужинала.
Грених отложил эту фотографию и взял другую, с подписью «1914 год», где Миклушин в возрасте под пятьдесят был изображен в униформе капитана венгерского полка образца 1908 года, такие носили офицеры резерва, при сабле, без погон, зато с узнаваемыми обшлагами «медвежья лапа», из-за металлических нашивок действительно походивших на две когтистые лапы крупного хищника, снятая фуражка была у него в руке, над верхней губой — густые кавалерийские усы.
— Не этим ли мундиром стращал Степнов Рязанскую губернию? — поднял Грених карточку.
— Да, вот в точности таким же. Миклушин был капитаном кавалерийского полка. Венгр, из мелкопоместных дворян, откуда-то с севера Венгрии, из… — Фролов запнулся.
— Из Нограда? — подсказал Грених, как раз читая одну из телефонограмм, написанных карандашом.
— Да! Он окончил военную академию «Людовицеум» в Будапеште и поступил в австро-венгерскую кавалерию, но имел чрезвычайно вздорный и неуживчивый характер, хотя как военный был просто блестящий. Сведения мы получили от его племянников, которые бежали сюда, в Москву, после падения Венгерской советской республики, тоже проживают где-то в Подмосковье — дети сестры жены. Он был хороший стратег, но из-за своей неуживчивости несколько раз его отправляли в отставку, а потом восстанавливали на военную службу вновь. Дальше капитана не продвинулся.
— Это тот, который вступил в 18-м в Красную армию и воевал на Дальнем Востоке?
— Один из многих, я бы сказал. Но первая жертва среди венгров дома № 13, — следователь повернулся к подоконнику, подхватил с десяток папок и с грохотом опустил их на свой стол перед Колей, тот вздрогнул, отшатнувшись и закашлявшись от пыли. — А это последующие жертвы. Среди них, — он стал поднимать папку за папкой, сбрасывая их в сторону, — обвинения в краже, в драках, два убийства, несчастный случай с подозрением на убийство. И все это венгры, чехи и австрийцы! В нескольких из них замешан Кисель. Раз он свидетелем выступал, дважды оказывал помощь следствию, кстати, застрелившемуся Баранову. Теперь мне придется всех, кто содействовал ему в этих делах, проверять на вшивость!
Фролов поднял глаза на Грениха.
— Ей-богу, если бы не ваша супруга, которая вызвалась помочь и собрала все эти фамилии, я бы ни за что не подумал, что так много народу стали жертвами подлогов.
Грених болезненно поморщился, захлопнул дело Миклушина, не дочитав, сбросил к другим папкам. Заметив недовольство профессора, которому совершенно не нравилось, что Ася продолжала подвергать себя опасности, занимаясь этими раскопками, Фролов повернулся к Коле.
— Что у тебя было с Киселем?
— Ничего, задирался он.
— Это мы слышали. А если правду?
— Это и есть правда. Задирался он.
— Откуда ты его знаешь?
— Он почти сосед.
— Врешь ведь. Ты с Киселем хорошо должен быть знаком, вы с ним в одном доме детство провели, в этой самой усадьбе, в ставке атамана. Ладно, это я еще с твоей матерью обсужу. А что ты скажешь про человека в макинтоше? Его с тобой видел мальчишка из детдома, а Майка заметила, как он прошел к вам домой, пока вы оба внизу стояли… ну в час убийства. Кто этот человек? Тоже из банды? Из ставки?
— Я не понимаю, о чем вы говорите. Не знаю никакого человека, никого не видел.
— Коля, мы же все равно это выясним, не надо играть в партизан. Хватит, уже наигрались. Нам известно, что с тобой связывался какой-то человек. Он тоже степновский, да? Степновский же, ну точно. Зачем ты бандитов покрываешь?
— Не знаю, о чем вы.
— Это он стрелял в отца? Чтобы тот не пошел и не сдал его в милицию?
Коля вдохнул воздуха, будто в рот воды набрал.
— Коля, не молчи. Если ты честно все сейчас расскажешь, тебя отпустят домой.
— А я, может, и не хочу домой! — вспылил Коля, резко выпрямившись. Белые его губы с синим заживающим рубцом снизу тряслись, глаза были сухими и покрасневшими. — Я здесь хочу остаться.
— Здесь нельзя. Можно только домой или в тюрьму.
— Тогда в тюрьму.
— Зачем тебе туда?
Он опять сгорбился, опустил голову.
— Коля, — жал Фролов. — Кто стрелял из револьвера?
— Я! — выдавил из себя мальчишка воинственно. На губах его заиграла ядовитая улыбка, а в глазах сверкали злые слезы.
— А этого тоже, что ли, ты? — следователь опять придвинул к Коле карточку с убитым Миклушиным.
Коля зажал руками рот и быстро отвернулся. Из-под пальцев раздался отчаянный всхлип.
— Хорош, — не выдержал Грених. — Его сейчас наизнанку вывернет.
— Ну что мне с тобой делать? — вздохнул старший следователь, сдаваясь.
Несколько минут они молчали, потом Фролов поднялся.
— Ладно, за тебя внесли залог, поэтому сейчас отвезу домой.
— Кто внес? — ужаснулся Коля, совершенно не предполагавший, что такое могло случиться.
— Добрые люди, — ответил Фролов, заметив, как Грених за спиной Коли сделал знак молчать. — Вставай, поехали домой.
Тот задрожал, затрясся, стал тяжело и прерывисто дышать, схватившись за край стола.
— Я… я не хочу возвращаться. Я лучше здесь. Здесь! Мне сказали — мать съехала… там ведь никого нет! Как я один?
— Как никого? А сам Швецов?
— Он почти не бывает дома. Он может и три дня не ночевать там.
Майка сползла с подоконника и, подойдя к Коле, покровительственно положила ему руку на плечо.
— Папа, нам ничего другого не остается. Берем его к себе.
Для приличия они все же отправились на Баумановскую улицу, поднялись вчетвером на Колин этаж и, к общему удивлению, нашли его квартиру открытой. Комнаты были пусты, в распахнутые окна врывался сквозняк, повсюду летали занавески, занесенные ветром листья, быстро стало пыльно и неопрятно. Майка сразу же сунула нос за пианино, чтобы убедиться, что там было кровавое пятно, и только потом по-хозяйски обошла комнаты и закрыла все окна.
Грених велел Коле взять самое необходимое и возвращаться в машину, развернулся и вышел. Краем глаза он успел заметить, как Майка подхватила стоящий в углу гостиной футляр с виолончелью и подтянула тяжелый инструмент своему товарищу. Коля поднял его за гриф и прижал к себе, будто живое существо. Фролов тоже потоптался у пианино, поцокал, покачал головой, потом приладил к голове кепку и натянул перчатки. Черный «Рено MT», числившийся за должностью старшего следователя, он водил сам.

Глава 11
Атаман Степнов

После ужина, на котором Коля ни к чему не прикоснулся, сидел притихший, молчаливый, Ася заботливо постелила ему на диване. Шепотом поблагодарив, он сел на самый край и, не двигаясь, так и просидел мумией до тех пор, пока Ася не перестала хлопотать, беспрестанно спрашивая, нравится ли ему подушка, достаточно ли теплое одеяло, задернуть шторы или оставить, боится он спать в темноте или нет. Майка следила из щели в ширме, что огораживала ее кровать, за всеми этими суетливыми перемещениями Аси, ждала, когда же та потушит лампы и уйдет, закрыв дверь в спальню.
Наконец раздался благословенный щелчок одного выключателя — потухла люстра, второго — исчез свет, льющийся от настольной лампы на Майкином письменном столе. Поверх ширмы был виден потолок в фестонах, высветленный уличным освещением.
Ася пожелала им спокойной ночи и бесшумно удалилась. Майка задержала дыхание, вся превратившись в слух, чтобы убедиться, что она действительно ушла, и почти не дышала до тех пор, пока не раздался тихий щелчок закрываемой двери, ведущей в родительскую спальню.
Коля продолжал сидеть, только опустил локти на колени и спрятал лицо в ладонях. Майка опять задержала дыхание, с усилием вслушиваясь, думала — тот рыдает. Но не было слышно и его дыхания. Громко тикали стрелки. За стенкой, из соседней комнаты, в которой жила семья инженера-механика, раздался бой часов. Коля вздрогнул, хотя часы отбивали каждую четверть и он уже успел познакомиться с их звуком. Обняв себя руками, он лег боком, поджав ноги, свернулся калачиком. Майка отошла от ширмы и осторожно, чтобы не скрипнула кровать, села.
Как можно спать?! Ни в одном глазу. И что это за атаман такой, про которого рассказывал Фролов? Майка ужасно хотела расспросить о нем Колю, но боялась, что ее могут услышать отец с Асей, которые наверняка тоже не спали.
Так она сидела в темноте, прислушиваясь к ночным звукам, смотрела, как тени деревьев выплясывают беззвучный танец на потолке с лепниной. Часы пробили раз, другой, третий.
— Коля, — не выдержала Майка и позвала шепотом. Поднявшись, глянув в щель в ширме, она чуть не навернулась, наступив на длинный подол ночной сорочки, которую ей тоже сшила Ася — удобная, как одеяло или плащ-палатка, но постоянно путалась под ногами. — Ты спишь?
— Нет, — вскочил тот. Он так и не переоделся в свою одежду, которую взял из дома, сидел в том же свитере и тех же штанах, в которых был в день смерти своего отца, в них его арестовали, в них он провел ночь в дежурной комнате следственной части.
Майка на цыпочках вышла из укрытия и села с ним рядом на диван.
— Чего не спишь? — издалека начала она тоном человека, который собирается выведать страшную тайну, но не знает, как подступиться, и придвинулась ближе.
— Не хочу… — буркнул он, но почему-то тут же, смягчившись, добавил: — Не могу.
Майка пытливо поглядывала на него. Ведь совершенно точно, что он ужасно хотел кому-нибудь наконец во всем сознаться и все рассказать. Майка рада будет стать таким слушателем. Но как его разговорить?
— Зачем Константин Федорович все это делает для меня?
— Он такой упрямый. Если что решил — на попятную не пойдет.
Коля тяжело вздохнул.
— Я стольких людей втянул в черт знает что.
Майка молчала, ожидая, что он начнет свою историю, и боялась помешать неловким словом.
— Знаешь, — проговорил он. — Я не смог застрелиться.
— Это очень хорошо, это очень… очень, как говорит Ася, «слава богу!», — подхватила Майка. Почувствовала, что сморозила чушь, и опять замолчала. Ее удалая бравада куда-то испарилась. Задирать Колю уже не хотелось, его родные мать и дядя вон какими оплеухами задаривают, шутить над ним — тем более жалеть его Майка не могла, потому что она была против любой жалости. Отчасти ее раздирало желание узнать тайну своего боевого товарища, отчасти она не знала теперь, как с ним себя вести. Она сидела рядом и смотрела на его профиль, выделяющийся черным пятном на фоне высветленного уличным фонарем прямоугольника окна.
— Откуда твой отец знает, что я только три раза стрелял и что у меня потом оружие отняли? — спросил Коля.
— Ну, по синяку на пальце.
— И только?
— У него чутье.
— Майка… — с придыханием проговорил Коля беззвучно, — меня ведь никто не заставлял, я ведь хотел его убить! Но не смог… Держал его на мушке, он стоял и смотрел мне в лицо, ожидая, что я нажму на гашетку. Я все-таки… безнадежный трус.
— Это он «наган» дал? — сообразила Майка. — Атаман?
— Не дал, а показал, где лежит. Сказал, что это его знак доверия мне. Но это всего лишь громкие слова. Хотя, когда я увидел его странно одетым у папы, увидел папу пьяным от эфира в кабинете, я все понял… Папа ему был не нужен, он хотел от него избавиться. Он собирался с ним что-то сделать. И я кинулся к спрятанному оружию, хотел предотвратить несчастье… Он ведь… не виноват ни в чем! Он не должен был так умереть…
Майка скривила рот, не понимая, о ком речь, но перебивать не стала.
— Я три раза стрелял. Хотел в него, а получалось вверх, вниз, в сторону… Ясно помню, как осознал, что не смогу. Не сумею убить человека. Захлестнуло отчаяние, решил, что теперь пора — надо уже стрелять себе в голову. Только поднес к виску дуло… он налетел, как ястреб, оттолкнул. И расстрелял папу, в упор… Три выстрела в грудь. Звука не было, наверное, уши заложило, я не вскрикнул даже, словно голос потерял. А в соседней комнате находилась мама…
— А зачем ты на себя вину взял?
— Не хотел, чтобы жениха Лизки осудили. Он сказал — уходи, он все так подстроит, что Лёня будет виновен. Он с самого начала знал, что Лиза его приведет. Весь дом слышал, как папа его отчитывал за неуспеваемость, за то, что в клуб поэтов записался, за то, что водит его дочь по злачным местам Москвы, и говорил, что не выдаст ее за него никогда. Он его не любит, считает вертопрахом… Не любил, — поправил себя Коля и сжал челюсти, наверное, чтобы не расплакаться. — Я ему назло не ушел, сказал, пусть меня арестовывают, я сознаюсь и сяду. Со словами: «Посмотрим, как ты сам выкрутишься» — он положил «наган» на стол. Он думал, я струшу, но я взял «наган» и сел обратно. Я сказал, повинюсь, вот — повинился. Мне лучше в тюрьме, чем жить без собственной воли.
— Кто это «он»? — спросила Майка, потому что все время путалась в словах Коли, который, стараясь не называть имен, всех подряд звал «он».
— Не могу сказать.
— Атаман, да?
— Не могу, Майка, сказать. Не спрашивай, не мучь.
— А почему ты дядь Леше соврал, что Кисель тебе дал «наган»?
— Киселя больше нет, никто не станет спрашивать у мертвого.
— Эх, ты! Покрываешь его, атамана этого своего. Он же бандит! И почему ты его не сдашь?
— Сдать — ни за что. Убить… — Коля вздохнул. — Убить было бы благороднее. Майка, он… Он был мне больше семьей, чем родные мать с отцом, он воспитал во мне любовь к музыке, искусству, брал к себе на колени и вслух читал Шекспира и Шиллера. Там, в том пустом доме, где я был все время один… Мне так не хватало… Ребенком я видел в нем благородного вельможу, изысканного дворянина, любил всей душой, каждый раз с нетерпением ждал его возвращения. Он был для меня духовным наставником, как Лоренцо Монтанелли для Артура Бертона.
— Это из «Овода», что ли? — Майка невольно возгордилась, что читала эту книгу. — По-моему, тот кардинал не очень честно поступил с Артуром.
— Мне было четыре, когда он появился впервые… Но, кажется, я его встречал и раньше, просто не помню, маленький был совсем. Пришел незваным гостем, в черном сюртуке, с тростью, прямой, статный, разговаривал со мной как со взрослым. В усадьбе я жил в другой части дома, за мной нянька смотрела, француженка, а еще старуха, которой я сейчас не помню уже, родителей и Лизу видел редко. Эти времена сейчас вспоминаются, как странный сон. Казалось, что весь дом в моем распоряжении, пустые комнаты, старинная мебель, всегда покрытая пылью и чехлами. Одновременно страшно, одиноко, но и привычно, хорошо. Зимой я сбегал на печку в кухню, так тепло и уютно было, а летом мог спать прямо в траве, в саду, запущенном, диком, — в нем у яблонь ветки аж до земли гнулись от яблок, и вечно все кругом было усеяно гнилыми плодами. Из слуг только та старуха и была, она же и готовила, и стирала, и все делала, и какой-то угрюмый старик, который не разрешал мне взбираться на поленницу — он ее складывал в аккуратную пирамиду, а я на ней любил помечтать. Это здесь, в городе, мы живем в тесной квартирке, вечер можем провести за столом, и единым словом не обмолвившись, но все же присутствие каждого ощущается остро, будто под потолком парят грозовые тучи. Это здесь мы толпимся у двери ванной по утрам, ожидая своей очереди и стараясь ни с кем взглядом не пересечься. Это здесь мы вынуждены каждый день видеть друг друга и поэтому сбегать кто куда — в школу, на работу. Лизе вот удалось сбежать в общежитие. А там, в старой усадьбе, всем хватало места спрятаться. Это был целый мир. Мой личный мир без школы, учкома и математики. Это был мой лабиринт комнат, и мой сад с гнилыми яблоками, и за садом мой лес, а за лесом моя речка Ярославка. Не советская — моя! Целый волшебный мир, в котором был я и он. Тот мир рухнул и превратился в пепелище.
Коля замолчал, тяжело и протяжно вздохнув.
— А что это был за человек в черном? — Майка придвинулась к нему еще ближе.
— Сначала я не задумывался, откуда он. Он просто приходил, беседовал, брал на руки, катал на лошади. Он знал все на свете, об этом расскажет, о том, вдруг фокус покажет или начнет рассказывать сказку. Книжки слушать было интересно, он читал разными голосами, даже женскими…
Коля втянул носом воздух, проведя под ним рукой.
— А еще он приносил разные мудреные вещицы, таких я больше нигде не видал. Например, маленькую клетку с механической птичкой, которая благодаря спрятанному органчику издавала потрясающие трели, танцующего и делающего колесо арлекина… и кота, мохнатого, из всклоченной рыжей шерсти, который играл на арфе токкату и фугу ре минор, но только ее начало. Вот эту…
И Коля со смущенной улыбкой промычал мелодию.
— Я сказал, — продолжил он, — что хочу знать, как она звучит дальше, и он принес сначала патефон с пластинками, а потом фисгармонию — маленькую, — Коля с той же улыбкой развел руки, показывая ладонями размер, — на три октавы. И книжку со значками, которые были похожи на головастиков. Так я впервые узнал про ноты и про то, что их можно читать. Только сам он музыкальной грамоты не знал, сказал, давай разбираться вместе, вот это — «до», это «ре», а это знак «бемоли» и «диеза». И мы нажимали клавиши и слушали, как они звучат. Мне было тогда чуть больше четырех, а я помню! Сидел у него на коленях, он придерживал рукой инструмент, и мы его изучали. Эти светлые воспоминания детства невозможно взять и вырвать. Они есть, они будут со мной всегда, их можно только пулей из головы высадить.
Коля отвернулся, и несколько минут они с Майкой смотрели, как на стене и потолке раскачивается тень дерева, что росло во дворе здания поликлиники напротив. Оно было высоким и ветвями оплетало фонарь, поэтому всегда в квартире по ночам для тех, кто не спит, был причудливый театр теней на фестонах. Майка видела, как по щекам мальчика сползают слезы.
— Потом он перестал приходить, — сказал он, зло утерев щеки. — Поля сказала — ушел на войну. Помню, я спросил, почему же тогда папа не ушел, остался. Мне не ответили, как всегда, меня для них не существовало. Одну только Лизу и любят, носятся с ней, как с писаной торбой. До шести лет я опять жил сам по себе, почти один на один с патефоном и четырьмя заезженными пластинками, мучил фисгармонию, пытаясь ее заставить играть. Мама, конечно, иногда появлялась. Показала «Майн либер Августин» и «Турецкий марш» Моцарта. За пределами усадьбы, где-то там у границ Европы шли сражения, о которых я узнавал только от няньки. Она была не старой и тайно влюблена в моего благодетеля, ждала его возвращения не меньше моего… — вдруг Коля скривился. — Не могу об этом! Как же он… с ней так жестоко! Как же… оставил в такой беде? Бедная Поля.
Он сидел минуту с таким лицом, будто слопал лимон.
— Все его подарки — книги, безделки, игрушки — награбленное, чье-то чужое добро, принадлежавшее тем, кого он безжалостно убивал! — вскричал Коля, совершенно забывшись, что находится в чужом доме и все кругом спят. Майка вжала голову, как воробей, но не сразу сообразила его остановить. — А он при своем благородстве и изяществе манер настоящий зверь… нет, хуже. Звери убивают ради пропитания, а он — чужими руками ради своего удовольствия.
Майка, испугавшись, что сейчас проснутся отец с Асей, стала гладить Колю по спине, приговаривая:
— Тише, тише! Ну ты чего? Не кричи, всех разбудишь же. Что он сделал?
— Убил ее, — раздраженно прошипел Коля, поведя плечом и стряхивая с себя руку Майки. — Поля ходила кормить в подвал пленных красноармейцев, они как-то изловчились и сцапали ее, держали у себя. А он не вызволил. Они грозились ее убить, если он их не выпустит. И он отказался. Она так у них и осталась до пожара…
— Каких это пленных красноармейцев? — прошептала Майка, дивясь такому резкому повороту событий.
— Ну что ты дурочку валяешь, будто не поняла ничего, — зло осклабился Коля. — Мой благодетель — это и есть атаман Степнов. У нас дома он был одним человеком — учтивым, тихим, а там, за пределами усадьбы, его звали атаманом Степновым. О нем я потом такие страшные вещи узнал, кровь в жилах стынет, что такое возможно — когда человек, который говорит о высоких вещах, о прекрасном, о музыке, с упоением рассказывает биографии Моцарта и Бетховена, так любит Баха, в то же время приказывает расстреливать женщин и детей, вешать и даже рубить головы. Иногда прямо под окнами все это происходило. И нипочем не скажешь, что он такой… лицо у него доброе, сам всегда ласков. Со мной, как он, и мать не говорила никогда.
— А откуда он взялся, ты это выяснил?
— Сначала я думал, что он жених моей няни, а ко мне прикипел из жалости. Она была не старая еще, ну как мама.
— А с учителем знаком, что ли, был?
— Он, когда вернулся с войны, привел учителя, чтобы я мог приступить к музыкальной грамоте. Учитель с простреленными коленями был, австриец. Мой благодетель как бы его пожалел, к нам привел, чтобы его мать выходила. Сказал, вот, совершим обмен. Вы ему — кров и уход. А он вашего мальчика нотам обучит, он на родине до призыва на войну в оркестре виолончелистом был и музыку сочинял, пьесы для спектаклей. А потом я узнал, что он его здорового привел, а ноги прямо на крыльце нашей усадьбы прострелил, чтобы не убежал.
— А виолончель где взяли? В военном оркестре нет виолончелей, только барабаны и литавры.
— Нашли. Это, ты думаешь, почему я на виолончели играю? Достали бы барабанщика, я был бы барабанщиком, наверное.
— Значит, твои родители были не п-против? — с осторожностью спросила Майка.
— Против! Еще как! Родители постоянно ругались с ним, но потом делали по его. И принимали от него награбленное, позволяли в доме жить всей его банде… Но все же втайне много раз пытались передать о своем бедственном положении кому-нибудь из соседей или красноармейцам. Но безуспешно. Тех, кого атаман поначалу к себе впустил на переговоры и выслушал, он сразу запер в подвале.
— Это же не мог быть твой дядя Швецов, да? — насторожилась Майка.
— Нет, это были другие красноармейцы, — Коля отвернулся. — Они с ним тоже договариваться пытались. Он от них даже какие-то бумаги получил… требовал, чтобы его людей не трогали. А в доме расселилась тьма его солдат… Некоторые были одеты в русскую форму, кто-то в австрийскую, потом начали крестьяне присоединяться. В конце концов их стало очень много. Я не припомню времен, когда видел столько людей в одном месте. Они сами себя кормили, жарили краденых кур на самодельных вертелах, жгли костры, некоторые в саду палатки расставляли. Все было по-военному. За три года они вырубили весь наш сад на дрова. Иногда я слышал страшные крики женщин… Не хочу говорить, что они с ними делали. Ты еще маленькая.
— Насиловали, — рубанула Майка. — И я не маленькая вовсе.
Коля стыдливо опустил голову.
— А он всем этим заправлял. Ходил как царь в своем узком темно-синем мундире без погон, с тремя золотыми полосами на манжетах. Такого ни у кого не было. Я потом искал в книгах, к каким войскам относится эта униформа. Это была одежда венгерских офицеров.
— Как у того убитого Миклушина на старом фото?
— Я не стал смотреть. Мне, знаешь ли, хватило кровавого пятна там, где у нас пианино, я о нем не знал… — Коля поморщился. — Но атаман очень гордился своим синим мундиром, преображался, когда надевал его, точно он был волшебный, меняющий личность, как плащ-невидимка. Только, надевая его, он не исчезал, а превращался в убийцу. Грабил, убивал, вешал, жег деревни, пока я, ни о чем не подозревая, занимался музыкой с австрийским беженцем, который страшно мучился от боли в ногах, но терпел, был мне хорошим учителем. Герр Вальтер его звали. Он умирал от воспаления, последний месяц лежал и не двигался, только очень тяжко стонал. Степнов его пристрелил… из жалости. Я не видел, он велел выйти. Но слышал… Один глухой выстрел и… все.
— Как же вам удалось спастись?
— Папа… его все-таки уговорил сдаться красным. Объяснил, что сопротивляться новым временам нет смысла. Без нас или с нами они наступят. Папа хотел отдать дом для артели, но Степнов воспротивился. Дал нам уйти, а дом все-таки спалил. Ты же, наверное, поняла — зачем? Чтобы разом уничтожить тех, кого в подвале запер… И няня моя… тоже тогда и сгорела. И мы переехали в город. Нас пожалели, потому что считали, что разбойник нас в заложниках держал. Конечно, никому ни мама, ни папа не сознались, что отчасти мы были с ним заодно. Мама тогда лихо придумала сказать, что я учился в деревенской школе… и мне два класса засчитали. Я ведь и вправду… я не учил математику второго года обучения. Ты меня раскусила… Теперь презирать будешь, да?
Майка не ответила. Сначала она опешила. А потом решила, что сделает вид, что ее это не волнует нисколечко. Но лоб ее невольно собрался гармошкой — подумать только: обманом перескочил два класса, в то время как она вынуждена была честно отработать с первоклассниками азбуку, не спать ночами и догонять школьную программу, мечтая поскорее попасть в один класс со своими сверстниками.
— А Савелий Илиодорович вас устроил в Рязани? — спросила она ровным тоном.
— Да.
— А в Москву он зачем перебрался? Этот атаман Степнов?
— Потому что всюду стал воцаряться порядок и грабить открыто было уже нельзя. Вот он и решил пересмотреть свои взгляды. Огляделся и стал проворачивать дела по-другому: тихо и незаметно. Он в Москву больше ста человек перетащил постепенно. Сам теперь занимает высокую должность…
— Какую это?
— Не могу сказать. Но у него везде свои люди: в Орготделе, в Моссовете, в жилищных советах и районных комитетах и даже в ГПУ и ГУСе. Ту статью помнишь про меня в «Пионерской правде»?
— Ну?
— Оказывается, это он ее выхлопотал. Ужасно боялся, что меня осудят за то, что я в подвале держал Киселя. Журналисту большие деньги заплатил, чтобы тот меня героем выставил. Теперь этот газетчик, комсомолец, между прочим, ему безотказно что хочешь напишет. И ГУС ему нипочем — Государственный учетный совет тоже им кормится. Он и своих ввел, и новых притянул, расплачивается чистым золотом, награбленным, но каждой золотой монете и всякой ювелирной безделке он придумывает такую легенду, что почти никто никогда не попадался. Возможно, он просто частью награбленного с кем-то очень высокопоставленным поделился, вот его и покрывают. Так что поймать его невозможно. Все нити, что он сплел, как паук, и развесил всюду, разбросал, уходят, исчезают, как в песках. Ты посмотри, какую махинацию он провел с Цингерами из квартиры над нами? Никто ничего и не заподозрил бы, если бы он не велел мне «драку понюхать», не поручил Киселю меня воспитывать, а Кисель не стал командовать. Он думал в квартиру въехать, чтобы к нам поближе быть, а я ему все испортил.
— Ему никто не позволит, — фыркнула Майка. — Знаешь ведь правило: один человек — одна комната. А он один в четырех жить собрался?
Коля лишь ухмыльнулся.
— Позволят, еще как! Я знаю кучу людей, которые живут в больших квартирах с кабинетом, с большой ванной. Писатель Горький, например, в Ленинграде занимает весь этаж в две квартиры. У Зощенко шесть комнат. Мама с ним знакома, и я однажды был у него в гостях. Атаман Степнов только об одном и мечтал, чтоб так жить. Теперь вот убил отца, мать заставил съехать… и наша квартира ему скорее достанется.
Майка недоверчиво хмыкнула.
— А чего он от тебя хочет? Зачем вот это? — она протянула ему свою ладонь, перепачканную черным.
— Это я сам придумал, — Коля бросил беглый, смущенный взгляд на ее руку. — Я же уже говорил. Хотел, чтобы ты перестала ко мне ходить. За жизнь твою, вообще-то, боялся. Он от меня не отстанет теперь. Зациклился на воспитании. Сначала он хотел, чтобы я рос честным человеком и знал только хорошее в жизни, занимался виолончелью, стал великим музыкантом и непременно был передовым пионером, комсомольцем, в партию вступил. Каждый день только об этом и твердил. Еще в усадьбе начал. «Никогда не становись таким человеком», — и показывал на своих бандитов. Но надолго его не хватило. Видно, заскучал по временам, когда верховодил своей собственной маленькой армией, и по своему синему мундиру и оттого переменился. Подозвал раз к себе…
Коля замолчал, скривил губы и долго ничего не говорил, уставившись перед собой пустым взглядом, очевидно, вспоминая какую-то неприятную подробность.
— И? — не выдержала нетерпеливая Майка.
— Ничего, — отвернулся Коля, передумав говорить, но тут же спохватился: — И сказал, что музыки и пионерства недостаточно, чтобы выжить, грядут тяжелые времена и я должен уметь за себя постоять.
— И что, для этого нужно было ударить человека?
— Когда руки в крови, душа черствеет, сердце становится холодным, а ум — острым.
— Это он так считает?
— Да.
Майка запыхтела, как чайник, возмущение переполняло ее и готово было вырваться из ушей горячим паром.
— А как же совесть? Она честного человека замучает.
— Вот меня и мучает, — с горьким вздохом ответил Коля. — Я, наивный, некоторое время считал, что меня никогда не коснется вся эта грязь, в школе учился, в театре играл, музыку сочинял, поэмы. Забылся совсем… Но день расплаты пришел.
— Я, я… — начала она. — Да я бы его сдала! Ты же столько ценного знаешь, во всем разбираешься. Пойди да открой весь этот его заговор.
— Не сдала бы, — возразил Коля, посмотрев на Майку как-то странно, с холодной уверенностью человека, знающего, что смертельно болен, и уже смирившегося с этим. — Ты своего отца хорошо знаешь? Вся его жизнь тебе известна? Скольких он людей на войне убил? А может, он тоже грабил? В те годы все грабили, у кого было оружие. Ты бы его сдала, что ли, если б узнала про него что-то ужасное?
— Нет, не говори ерунды. Папа никого не грабил. И ему не нравилось… убивать на войне, — обиделась Майка.
— Не обижайся, — вздохнул Коля. — Я об одном только и думаю — убежать, спрятаться.
— Это только трусы бегут и прячутся. Ты же не трус. Ты это доказал, когда вызвал Киселя на дуэль. Надо найти в себе силы и все это открыть.
— Ничего ты, Майка, не понимаешь! Как мне с этим всем быть? — громким шепотом вспылил Коля, отстранившись от нее. — Я его кражами всю жизнь живу, его воровством, даже статью стерпел.
— Раньше ты был бессознательным ребенком!
— А сейчас? Есть во мне такая черта, когда что-то неприятно — глаза закрывать и притворяться, будто все хорошо. Ты меня три года знаешь. Хоть раз подумала, что я вовсе не обычный школьник, что в душе не пионер, что я воспитан разбойником, а?
— Честно, нет.
— То-то и оно. Я — лживая тварь, и на моих руках кровь. Притворщик! Мне сказали быть хорошим человеком и пионером, я им был.
— А сказали убивать — будешь убивать?
Коля потупился.
— Не выходит.
— И не выйдет. Ты хороший, и не потому, что тебе быть таким велели, а потому что ты такой и есть. Я же вижу. Не стала бы дружить с убийцей. А этот Степнов, он как выглядит? Он молодой или старый? Страшный, как Бармалей и Атилла, как дядь Леша говорит, или все-таки красивый?
— Он… он всякий… — Коля отодвинулся. — Майка, нет, не спрашивай, и так столько рассказал.
— А он в море выходил там, на войне, или только в сухопутных войсках?
— Майка, это нечестно, ты как следователь себя ведешь. Нет, на море он не выходил, пиратом не был, если ты об этом…
Майка еще долго расспрашивала, Коля рассказывал о своей жизни в усадьбе, что стояла недалеко от села Задубровья, о странном покровителе. Если бы он не был слишком жесток, расчетлив и переменчив, то Майка нашла бы его очаровательным и благородным разбойником. Но что-то проскальзывало в нем двуликое, лицемерное, он менял принципы как перчатки — так себя благородные разбойники не ведут. Невольно она стала замечать, что видит эти качества и в Коле. Он был преданным товарищем, хорошим и верным другом, мягким, незлобливым, только иногда нервным из-за того, что жить приходилось как бы меж двух огней и притворяться. Но в то же время он будто одной ногой оставался на стороне зла, признавал его власть над собой, смирялся с ним. В его близости таилась какая-то чернота, непредсказуемость человека, который столько убийств по детству видел. А вдруг в конце концов пойдет по стопам своего благодетеля? Ведь атаман от Коли именно этого требует.
К пятому часу ночи дверь отцовской спальни внезапно распахнулась.
Майка едва успела сигануть за диван. В темноте, как привидение, мимо проплыла Ася, которую неподвижно сидящий и почти не дышащий Коля проводил взглядом округлившихся глаз.
— Ты чего не спишь? — сонным голосом проговорила она, убирая за ухо прядку взлохмаченных и торчащих по сторонам волос, и, не дождавшись ответа, ушла куда-то, наверное, в общую кухню за водой.
Утром, еще не рассвело, явился Швецов и Колю забрал.

Глава 12
«Малинка»

Управдом Филипп Семенович Сацук толкнул подъездную дверь и шагнул во двор. Хлестал дождь, с улицы дохнуло сырым, промозглым воздухом, за воротами пронесся, раздавая во все стороны брызги, извозчик с крытым верхом. Сацук поежился, подняв воротник куртки повыше, хотел было идти, но тут на него, словно откуда-то с небес, свалилась эта студентка с растрепанной светлой косой через плечо и васильковыми глазами. Чего она опять хочет? Чего все вынюхивает? На суде свидетельствовала против Киселя и, видно, продолжает копать. Убрать ее нельзя, муж — судебный медик, владеет гипнозом, въедливый, противный, всю душу за жену вытрясет, если узнает, что ее хоть пальцем кто тронул. И пока не придумалось надежного способа удавить, чтобы тот не догадался.
— Товарищ Сацук! — взвизгнула она и оступилась, рухнула прямо в лужу, недотепа. Пришлось помочь подняться.
Сацук нагнулся, сгребая ее за подмышки и ставя на ноги, как ватную куклу. Пальто было перепачкано теперь, чулки мокрые, она разодрала себе в кровь ладонь. Да и под дождем, видно, шла без зонта — волосы и плечи сильно намокли.
— Драсть, пожалста, — вырвалось у него. — Знову вы? Знову задание от ИСПЭ?
— Да, — она встала под козырек и принялась стирать с пальто грязь тыльной стороной раненой ладони, но только размазывала все по подолу. — Вы меня извините, я вам надоела уже, наверное.
Он хотел ответить, что очень, но только усмехнулся, достал из кармана папиросы «Червонец», зубами подцепил из пачки одну, чиркнул спичкой, закурил, надвинув на лоб свою кепку так, чтобы не было видно отметины, вторую руку сунул в карман куртки. Все же он испытывал неловкость в присутствии дамы. А эта была еще такая большеглазая, розоволицая, миниатюрная. Закурить поспешил, чтобы не выдать волнения.
— Я хотела бы еще раз с вами поговорить, — она расстроенно оглядела полы пальто и оставила их наконец в покое, подняв на него свое кукольное личико с фарфоровой кожей. Нежный румянец был словно кистью нанесен. Но краски все как-то быстро стали исчезать — куколка замерзала.
— Про що? Вы изучили все домовые книги и выписали кучу имен, хотя я миг би не дозволяти вам этого делать, ви ж не милиция, не угро и не следователь, — выпустил он вверх большое облако дыма пополам с паром — было холодно. Студентка дрожала осиновым листом.
— Да, понимаю. Но дело серьезное. Мы пытаемся понять, почему наши венгерские соотечественники никак не могут подружиться с… ну, с москвичами, с вами, например. Вы ведь их тоже, как я погляжу, не жалуете.
— Ишь, яка сметливая, глядеть она умеет, — сказал он, затянувшись и начиная нервничать еще больше. Губы у нее синели на глазах, того и гляди станут, как у трупа, ладошка вся в ссадинах.
— Тут новые сведения поступили. Кажется, в Москве скрывается атаман Степнов.
— Да неужто, — равнодушно пожал он плечом.
— А вы тоже ведь из Рязани и наверняка о нем слышали?
— Я с Житомиру. — Сацук не выдержал. — Слухайте, гражданочка, у вас же зуб на зуб не попадает, шо цуцик. Холодно на улице.
— А давайте в подъезд зайдем?
— Ну зайдем, — он с неохотой повернулся, рывком потянул на себя тяжелую, разбухшую и скрипящую парадную дверь с кое-где еще сохранившейся резьбой. Не пропустив студентку, шагнул первый, затылком чувствуя, как она пытается удержать в руках сумочку, локтем закрыть дверь и не задеть ладонью в ссадинах ничего кругом. Со вздохом он повернулся и придержал дверь.
— Спасибо, — выдохнула она, скользнув под его локтем внутрь.
В передней они столкнулись с Марьей Петровной, соседкой Сацука по квартире, которая, ахнув на вид студентки, завела ее в кухню, сказав, что торопится куда-то и поручает ее «нашему великодушному управдому, который мастер на все руки».
— Повесьте пальто на стул у очага, — махнула она царственным жестом и ускакала.
Хорошенькое дельце! Именно это он и собирался сделать, только как следует разбежится.
Они оказались в кухне одни; стояла какая-то не свойственная домам в Москве тишина, только в окно стучал дождь. Основная масса жильцов на работе, в школах и институтах. И Сацук почувствовал себя спокойней, ему не нужно было больше ни перед кем притворяться. Вот, студентка в его кухне, пригласил ее сюда не он, больше в квартире никого — все складывалось ладно. Зажать рот и отволочь в подвал, а там уж…
— Давайте ваше пальто, — сказал он, небрежно махнув рукой.
Студентка принялась расстегиваться с сумкой в руках и с покалеченной ладонью. Пыхтя, она сражалась с верхней пуговицей минут пять, никак не могла вытолкнуть ее из петли, тяжелая сумка оттягивала руку вниз, пальцы в крови не слушались.
— Да ви сумку бы поклали, — вырвалось само собой.
— Ага, — выдохнула она, опустила сумочку рядом с сапожком на пол и опять принялась пыхтеть.
— Давайте сюды, надоело смотреть, — проворчал он и быстро пронесся пальцами от воротника до колен, справившись за три секунды, стянул с девушки пальто, грубо вытряхнув ее из рукавов, подтащил стул к кухонному очагу, развесил. Возникла неловкая пауза, Сацук замешкал с пальто, стал зачем-то выворачивать рукава, расправлять складки и стряхивать капли дождя с воротника. Когда повернулся, студентка все еще стояла на прежнем месте, переминаясь с ноги на ногу и комкая ремешок сумочки. Одета она была в твидовый жакет, юбка в складочку чуть прикрывала колени.
— Спасибо, Филипп Семенович, вы очень великодушны, это правда, — звонко молвила она. Он поморщился от ее пронзительного голоска. Зачем так кричать? Говорит, будто читает речь в актовом зале на комсомольском собрании. Но студентка была девочкой сметливой, сразу догадалась, в чем дело, и, захлопав глазами, продолжила громким шепотом:
— Мы прервали беседу на том месте, где я спрашивала, не из Рязани ли вы?
— Ну жил там два года. И що?
— А атамана Степнова видели?
— Его нихто не видел.
— Вот никто-никто, совсем? Так ведь не бывает, — застрекотала она. — Кто-то же должен был. А откуда вы знаете, что никто не видел? Может, все-таки…
— Всих, кто попадался ему, он тут же расстреливал, сжигал или вешал.
— А может быть так, что на самом деле его никогда и не существовало? Ну вроде местной легенды?
— Може. Я не знаю.
— А следователь сказал, что его Савелий Илиодорович видел, — она пытливо заглянула ему в лицо и замолкла, вытаращив свои невозможно огромные глазищи. Кожа ее от домашнего тепла опять разрумянилась, губки заалели, но она все еще подрагивала и терла пальцы.
— Наливки хочете? — спросил Сацук. А чего тянуть? Соседка могла быстро вернуться, так надолго их вдвоем не оставят. В шкафу у него еще оставалась клюквенная водка разлива «Севжелдортрудкоопа» и порошок хлоралгидрата. — Надо согреться, а не то схлопочите мне тут воспаление.
Продолжая дрожать, она закивала.
— Да сели би уже, — раздраженно буркнул он и отвернулся к большому буфету из светлого ореха с матовыми стеклами на дверцах. Надо незаметно всыпать в одну из рюмок снотворный порошок.
Пальцы у нее продолжали дрожать, когда она протянула руки, чтобы взять рюмку, посверкивающую прозрачно-алым, как разбавленная кровь. Он выпил свою стоя, налил вторую и поставил на стол, сел, уронив локоть рядом. Студентка пригубила, устремив свои огромные глаза в пол. Но тут ее сумочка, которую она поставила на колени, скатилась на пол. Она ахнула, поставила рюмку и бросилась собирать разлетевшееся на тысячи каких-то разнообразных предметов, бумажек, коробочек содержимое сумки. Там были кусочек глицеринового мыла в ярко-красной обертке из бывшего магазина Брокера, зеркальце, синяя коробочка пудры «Имша», гребешок, тетрадки, перья, кисточки, баночки с гуашью, тетрадь для рисования с набросками, целая пригоршня конфет «Шары-Шуры», множество цветных ниток, пуговиц и бусы, которые рассыпались мириадами белых стекляшек. И все это раскатилось по всей кухне.
Сацук тяжело вздохнул и присел на корточки, стал помогать сгребать в одну кучу весь этот женский хлам, искоса посматривая на ее рисунки, но стараясь взгляд свой скрывать.
— Ах боже, пудру рассыпала! — вскочила студентка. — Где у вас раковина?
— Вона, — махнул головой управдом.
Та на миг ринулась к крану, но вскоре вернулась и принялась быстро-быстро сгребать все в сумку, села на стул, обняв ее, и виновато улыбнулась.
— Простите меня, я такая неловкая — все полы перепачкала пудрой. Давайте ототру? Есть тряпки, метла?
— Не надо, — разозлился Сацук, поднявшись и хлопнув клюквенной водки, чтобы успокоить нервы. В горло закатился огненный шар, опалил легкие, по рту разлилась ужасная горечь. И его окатило холодным потом. Он только что выпил хлоралгидрата — ровно два грамма, которые всыпал гостье. Именно столько нужно, чтобы жертва не билась в нервном припадке, а сладко уснула. Глаза его округлились так, будто его проткнули насквозь копьем. Он посмотрел на большеглазую девицу с растрепанной косой через плечо, та смотрела в ответ испуганным взглядом человека, который только что нажал на гашетку ружья.
Они молчали долгую минуту. Сацук схватился за горло, ожидая, что сейчас упадет. Он сотни раз использовал хлоралгидрат, но никогда сам его не принимал. Он сотни раз видел, как жертва, валясь почти сразу же, засыпала на глазах, но никогда не падал сам.
Схватившись за стол, он покачнулся, не понимая, это что, уже кружится голова? Так должно быть? Стены поплыли куда-то набок — сомнений быть не может, началось.
— Неужели вы думали, я не почувствую запаха? — спросила девица.
— Нихто никогда… — начал он и осекся, понимая, что сейчас себя сдаст с потрохами.
— Я — студентка факультета судебной химии и знаю, как пахнет хлоралгидрат. Хлоркой! А еще я знаю рецепт этого коктейля, который называется «малинка». Водка с хлоралгидратом. Им опаивают незадачливых девушек с целью ограбления.
— Чертова видьма ты, а не студентка, — выдохнул Сацук, осторожно опускаясь на стул.
— Вам сейчас станет хуже, — поднялась она, подтягивая сумочку к локтю.
— Когда подменила-то?
— Когда поднялась помыть руки от пудры. Я перепачкала рюмки белым, а вы и не заметили.
— Сумку уронила нарочно?
— Нарочно. Я себе жизнь спасала, — покачала она головой и протянула ладонь. — Идемте, я вас доведу до вашей комнаты, до кровати.
— Не надо, — прохрипел управдом.
— Но ведь явятся ваши соседи по квартире и застанут вас лежащим на полу. Минут через десять вы начнете терять сознание.
Он упал лицом на стол, безжизненно вытянув обе руки на столешнице, заметив, однако, как девица ловко переставила рюмки от него подальше, чтобы те не разбились. Потом она бесстыдно сунула руку в его куртку и достала связку ключей.
— Какой ключ от вашей комнаты? Не бойтесь, я не собираюсь вас обворовывать. Я просто провожу до кровати.
— Видьма, — в тоне его скользнуло отчаяние.
— Не говорите так, вы же меня обижаете. Я честная советская женщина. И это вы собирались меня опоить.
— Тот, що с лепестками. А дверь — вон, — он с трудом оторвал руку от стола, насилу сложил пальцы, чтобы указать ей, куда идти. Он не хотел, чтобы его увидел таким кто-то из жильцов, он и без того достаточно рисковал и подставлялся в последнее время. Что будет, если узнают, как он оплошал с этой девицей? Позорище!
От этих мыслей его развезло окончательно. На глаза навернулись самые настоящие слезы — это было следствие действия хлоралгидрата, но в душе все колыхалось от отчаяния и нежелания умирать. Студентка помогла приподняться. Хватаясь за стол, буфет, стены, он добрел до двери, позволил ей открыть замок. Едва держась на ногах, ввалился в комнату и рухнул плашмя на пол, больно ударившись лицом о паркет.
Подтянув свои руки, точно тяжелые канаты, пришитые к одеревеневшим плечам, он сделал усилие, первым делом проверив, не слетела ли кепка, и только потом оттолкнулся от пола. Едва поднял себя на колени, почувствовал у подмышек ее пальцы. Общими усилиями они дотащили его неподъемную тушу до кровати.
— Вы не расскажете мне напоследок про атамана? — нагнулась она к его лицу.
— Уйди, уйди по-хорошому, — едва ворочал он языком.
— Что ж вы прямо в куртке и кепке спать будете? Давайте я помогу их снять?
— Не надо, помогла ужо, спасибо. Иди.
Она присела рядом на кровать. Он ясно видел, как ее рука поднялась, плавно опустилась ему на голову, будто рука священника для крестного знамения, и начала стягивать с него туго сидящую кепку.
— Не надо, уйди, а!
Но кепка слетела с головы, и теперь он предстал перед ней страшным уродливым чудовищем. Мало того что не мог двигать ни руками, ни ногами, не мог остановить поток постыдных слез, теперь она еще и обнажила его увечье. Хотел отвернуться, но выражение ее лица приковало взгляд. Она даже подскочила, увидев его ужасную отметину.
В 17-м, перед тем как дезертировал, он долго лежал в лазарете с тяжелым ранением головы — крепко приложил прикладом ротный командир за неуставное обращение, за отстаивание прав солдатского комитета. Доказать поступок офицера он не мог — не было свидетелей, да и сам на рожон лез, не надо было дразнить капитана перед атакой. Тогда только пришли вести о Февральской революции, образовании Временного правительства и отречении царя, казалось — все, новая жизнь, новые времена, все теперь друг перед другом будут равны, но на деле стало еще хуже, офицеры расстреливали за любое недовольство, за попытку возразить и отстоять свои права. Война до победы, а простой люд погибай — вот что такое было это Временное правительство.
Началось заражение, доктора спасли ему жизнь, оттяпав добрую часть мозга и оставив уродливую отметину синюшного шрама на лбу над левым глазом и внушительную вмятину в черепе величиной с бильярдный шар, которую невозможно было прикрыть и волосами, приходилось всегда быть в шапке.
— Ах, простите… Я не знала!
Он зажмурился в глупой до детскости попытке отгородиться от неприятного, но чувствовал ее присутствие — девчонка стояла над ним, не уходила. Чувство унизительной беспомощности встало комом в горле.
— Прошу вас, не надо меня стесняться, — она опять присела рядом. — Этого не стыдятся, этим гордятся! Ведь вы были на войне, защищали родину от врага! Это делает вас таким мужественным.
Она мягко гладила его по щеке и улыбалась. Сначала было противно ощущать ее теплое прикосновение, и он только и думал, как сбросить с себя ее пальцы, а потом — то ли дело в наркотике, и он проваливался в сон, как в глубокие темные воды, то ли в ее голосе, который стал приглушенным, грудным, больше не звенел будильником, но Сацук стал оттаивать.
— Вы ведь знали атамана Степнова? Вот сердцем чую. Может быть, это он с вами такое сотворил? Вы должны все рассказать! Если вас, как и семью Коли Бейлинсона, принуждают к соучастию в преступлениях…
На этих словах сердце заколотилось сильнее, в ушах засвистело, и он ничего не мог слышать, он даже дышать не мог. Откуда она это знает? Откуда? Неужели следствию так давно обо всем известно, что уже и такая недотепа-студентка обо всем ведает?
— …зачем вы обижали бедных иностранцев? Я ведь уже догадалась, что вы нарочно вызывали агента угрозыска Баранова, чтобы тот оформлял протоколы так, как вам было выгодно. А потом его до смерти загнали. Его жена говорила про вас следствию. Вернее, она говорила про человека со шрамом, но никто на вас и думать не смеет, потому что вы не снимаете ваш головной убор и прячете лицо. Вы знали, что наши венгерские соотечественники храбро сражались на Дальнем Востоке? Знали, что много их за советскую власть погибло, что интервенты их зверски убивали, когда они грудью защищали нашу с вами родину? В легендарном интернациональном полку «Легион» было восемьсот человек иностранцев, половина из них — венгры. Ваш сосед сверху Эндре Штевик сражался с войсками атамана Семенова за освобождение Забайкалья. Отец Михэли получил тяжелую травму на Уссурийском фронте и умер от нее, он никогда не увидит, как вырастут его дети. Разве заслужил он, чтобы его сына безвинно осудили и посадили в тюрьму?
Она слишком много поглощает политинформации, подумалось не к месту. В ушах звенело, сердце клокотало от близкой опасности, которая затаилась уже давно, только ждет, когда себя проявить. О, неужели смерть его явилась в лице этой маленькой комсомолки, пришедшей читать ему нотации?
— Мало ли людей со шрамами? — страшно заплетался язык. — После войны каждый второй мужчина со шрамом.
— Это верно. Но вы сами… вы сами не хотите ли сознаться? Я обещаю, что буду просить вам смягчения приговора из-за вашей боевой травмы.
— Я не розумию, про що ви говорите, гражданочка, — голос его был такой слабый — слова звучали ужасно неубедительно и жалко. И ничего нельзя было с этим поделать, ни уйти, ни спрятаться, ни оттолкнуть ее — хлоралгидрат связал по рукам и ногам. Подумать только, его опоила комсомолка! — Вы только що подсунули мне отраву в водку!
— Неправда, — студентка чуть повела бровями. — Это не я вам подсунула, а вы меня хотели усыпить. И зачем, спрашивается? Потому что я защищаю венгров?
— Та що ви про них знаэте? — разозлился он, но выходило только шептать, едва ворочая непослушным ртом. Тьма уже сгущалась над ним, не было видно и ее фарфорового лица с алыми губками. — Это настоящие звири, як волки, жестокие, хуже немчуры. Я знаю одного такого, он дитё свое в лесу к дереву привязывал, нож дал, говорит, якщо ты чоловик, убьешь звира, если размазня — разрежь веревку и иди до дому. Я против них со штыком ходил, против венхерской кавалерии. Никогда такие не смогут стать нам ровней. Звири, истинные звири…
Ее лицо то ли отодвинулось в сторону, то ли растворилось, он не мог понять, ушла она, кто в комнате, один ли он или есть еще люди? Стало темно.
— Ничого больше ты не узнаешь, — одними губами проговорил он прежде, чем полностью провалиться в темную, вязкую трясину сна.

Глава 13
Нападение

Расследование дела об убийстве Бейлинсона протекало тяжело и муторно. Грениха не допустили к освидетельствованию Коли, вскрытие доктора тоже произвести не позволили. Швецов как-то исхитрился отправить запрос в Наркомздрав раньше нерасторопного Фролова.
Константин Федорович совершенно не ведал, как все продвигалось, пока вдруг не явился жених Колиной сестры, Леонид Соколов, и не заявил, что убийца — он.
Обвинений с Коли сразу не сняли, и в этом отчасти был повинен сам Грених, который заставил Фролова потребовать повторную экспертизу вменяемости нового подозреваемого. Тот корчил из себя нервного больного, причем очень тонко играя, будто кто-то его научил, что, как, когда говорить и каким образом себя подать, чтобы можно было отделаться психлечебницей, подведя дело под одиннадцатую статью. По ней меры социальной защиты не могут быть применены по отношению к обвиняемому, действовавшему в состоянии душевного расстройства. Но вот алиби у молодого человека не имелось вовсе. Даже Майка видела его входящим и выходящим из дома Коли как раз в то время, когда был убит доктор. Слов девочки следствию не хватило, Фролов нашел извозчика, который подвозил сестру и ее жениха, тот назвал точное время.
Это обстоятельство и подписанное признание полностью закрывали дело, и жениха Лизы собирались отправить на принудительное лечение. Но влез Грених, заявивший, что видит в его поведении сплошную фальшь. Суд экспертизу Грениха принял, и дело опять повисло. Обоих подозреваемых посадили под домашний арест.
Тем временем Швецов не сидел сложа руки, к Коле он переменился, поостыв, наконец проявил заботу и принялся оформлять бумаги на попечительство. С матерью не было никаких проблем — она сама его о том попросила, да и по причине, что они не являлись родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии (он был племянником мужа ее троюродной тети), тотчас зашел разговор и о будущем браке. Константин Федорович был удивлен скорости принятия прокурором решений, но его, Грениха, это не касалось, тем более залог, который он внес за Колю, вернули, поскольку показания мальчика о признании собственной вины были объявлены следствием психической травмы.
День за днем дело это все отдалялось, забывалось. Только Майка ходила мрачнее тучи, и Ася все никак не могла отпустить несправедливости в отношении венгров в домах Баумановского района, вечно пропадала в той части города, собирала какие-то сведения, читала домовые книги, выписывала фамилии, что-то сравнивала, сверяла, а потом несла Фролову. Константин Федорович и так и эдак намекал ей, что лучше не мешать следствию, что это сопряжено с опасностью, но Ася настаивала, мол, не по-комсомольски, не по-товарищески бросать венгров в беде. Запрещать что-либо ей он не мог — не имел морального права.
Пока в один из вечеров не случилось несчастья.
Для Грениха было истинной мукой посещать театры. Он и ранее не любил скопления людей для чуждой ему цели — просмотра нелогичных, глуповатых сцен с нарочитыми диалогами или, того пуще, унылыми завываниями певиц и певцов опер, оперетт или варьете. Балет для него был темой болезненной и запретной, даже Ася это знала. Смерть бывшей невесты, экс-балерины, в театре Мейерхольда превратила Грениха в человека, всем сердцем презирающего всякое искусство. На балет они не ходили никогда. Но ради Аси он терпел все остальное: оперу в Большом, разные постановки в театрах — имени Россова, Художественном, классической оперетты, молодом Экспериментальном и бывшем театре Корша. За сценой Грених не следил, улетая мыслями к работе, лишь изредка поглядывал, запоминая те или иные детали, чтобы сделать потом убедительный вид, что был внимательным, и, если Ася вздумает спросить его мнение, поддержать разговор. Ему доставляло больше удовольствия поглядывать на ее восторженное личико во время просмотра, следить за тем, как бегают глаза, как меняются черты лица, взлетают брови, растягиваются губы в улыбке, как она порой вздыхает, поднося платок к уголкам глаз, или покрывается румянцем.
В тот день давали какую-то суетливую драму Леонида Андреева с девицей со странным именем Оль-Оль в главной роли. Они сидели на первых местах бельэтажа, и Грених скользил рассеянным взглядом по партеру, разделенному двумя рядами, стараясь не вспоминать, как играла свой первый и последний спектакль в ГосТиМе Рита, ее распростертое на мраморной лестнице тело, похожее на куклу в нелепом костюме Коломбины, ее лицо с простреленным виском.
Но то ли предчувствие беды, то ли извечное беспокойство от нахождения в замкнутом пространстве, набитом до отказа людьми, и невозможность подняться и уйти, заставляло Грениха нервничать. Он то и дело проваливался в прошлое и, вздрагивая, выныривал. В воспоминания врывались какие-то черные картины, где вместо Риты с простреленным виском лежала на мраморных ступенях Ася. И он невольно тянулся в темноте к ней рукой, находил ее колени, следом сжимал теплые тонкие пальчики, которые тотчас отвечали взаимным пожатием, и говорил себе, что больше ему не придется пережить такой потери, что дважды боги не посылают молнию в одно и то же дерево.
В этот раз дожидаться конца было особенно тяжко. На последнем издыхании пережил Грених взрывные пятнадцатиминутные овации и долгие комплименты публике актеров, колотил ладонь об ладонь вместе со всеми, думая лишь об одном — выбраться наконец на улицу, к городскому простору и прохладе, — скорее, скорее вдохнуть запах прелой листвы и бензина, воздуха, воздуха. Все поднялись. Он, разумеется, не помчался, как при пожаре, вон, а придержал Асю за локоть, предложив дождаться, когда основная масса зрителей схлынет с кресел и утечет к выходам. Ася вздыхала, улыбалась, пытаясь вытащить из Константина Федоровича впечатления о спектакле, тут же переходила на пересказ своих мыслей. Она всегда так оживленно говорила после спектаклей, будто обсуждала настоящих людей и живые чувства, а не вымышленных персонажей. Грениху почти не приходилось притворяться, будто он что-то понял в постановке. Он слушал, покрывая неуютные чувства заинтересованной улыбкой, иногда вставляя между длинными пояснениями Аси многозначительные «м-мм!» и «а-аа!».
Вот в зале стало свободней, меньше черных пятен человеческих тел, больше красного — материала, из которого были пошиты чехлы кресел. Можно идти. Грених крепко держал Асю за руку, мысленно подсчитывая, сколько времени уйдет на то, чтобы пересечь фойе и спуститься в вестибюль. Ну что сейчас может произойти? Зачем так колотится сердце? Обрушится потолок? Выскочит убийца из-за колонны?
Фойе, лестница… ступени, ступени. Грених оступился, на площадке кто-то выронил платок, а показалось — это лужа крови. Досада! Ступени, ступени, вестибюль, три полуарки-двери, ведущие на выход, и море голов, стойкий гул голосов.
Черт! Ведь надо забрать в гардеробной пальто.
Вернулись. Ася смеялась, спрашивая, не забыл ли чего на работе Костя. Нет, все замечательно, просто у Кости рябит в глазах от лестниц и людей.
Медленно, чтобы не выдать тревоги, он помог жене вдеть руки в ее светло-кремовое пальто, купленное только вчера вместо того, что она испортила, упав в лужу с мазутом, заботливо застегнул пуговицу у горла. Ася опять рассмеялась, отстранилась, сказав, что она не маленькая. Сам он одевался на ходу и все никак не мог попасть рукой в рукав, потому что тот был вывернут наизнанку, Ася задорно хохотала, прыгая то справа, то слева, пыталась помочь, но Грених, не понимая, с какой стороны принять ее помощь, вертелся юлой и тоже смеялся, потому что испытывал облегчение, покидая это неприятное для него место. На крыльцо они выбежали возбужденно-раскрасневшиеся, и ему казалось, что он помолодел лет на двадцать, опять студент, вновь влюблен и даже немного несерьезен. С Асей так легко дышалось, точно она сама была свежим ветром.
Теснота помещений осталась позади, в свои объятия их приняли шумные улицы Москвы, как в старые добрые времена, заполоненные у театров на время окончания пьесы извозчиками, а теперь и таксомоторами. Возницы бились с шоферами, первые горланили, едва не хватали за локти, приходилось обороняться, вторые — жали на клаксоны и выкрикивали цены ниже извозчичьих. Было достаточно светло, горели светильники на фасаде театра, ярко алели, как советское знамя, под бледным светом газа его стены в русском стиле с полукруглыми окнами и куполками на крыше. Светились и окна здания напротив — это была Мексиканская миссия. Народ толпой валил в сторону Большой Дмитровки и к Петровке. Подхваченные людьми, они двинулись к Нарышкинским палатам. Ася что-то начала рассказывать про индейцев майя, когда кто-то выдернул из ее руки сумочку.
Самой огромной ошибкой Грениха было податься импульсу и кинуться в сторону вора. Тот не пробежал и десяти метров, как бросил трофей и исчез за углом. Всюду раздавались возмущенные вскрики, кто-то понесся за обидчиком, кто-то окликнул постового милиционера, но темной фуражки с красным околышем нигде не было видно. Сумку поднял высокий человек в объемном прорезиненном макинтоше, висящем мешком на сутулых плечах, и в большой клетчатой кепке и уже протягивал ее владелице. Видно его было только со спины. Ася с благодарностью в лице принимала сумочку. Грених торопился вернуться, не понимая, чего хочет больше, чтобы этот человек отошел от нее или увидеть его лицо. О том, что с сумочкой была проведена хитрая комбинация — иначе зачем было ее бросать? — он уже догадывался, еще не понимая целей мошенников.
Вдруг ни с того ни с сего Ася покачнулась, сложившись пополам, и под всеобщий вздох повалилась на тротуар. Человек, отдавший ей сумку, испарился. Конечно же, тотчас, как в поле зрения попало светлое Асино пальто на тротуаре, Грених упустил его из виду. Расталкивая людей, он бросился к жене, видя, будто во сне, как она страдальчески кривится, прижимая руки к животу.
Повалившись перед ней на колени, он торопливо ее развернул с бока на спину, ожидая увидеть нож. В голове помутилось, перед глазами поплыл туман. Неизбежное — кровь, всюду кровь, бледное лицо Аси, ее закрытые веки. Люди взяли их в тесный плен кольца, бесконечно что-то выкрикивали, советовали, вопрошали, есть ли в толпе врач. А Грених так и остался на коленях, поднял жену, прижал к себе и кричал: «Ася! Ася!» — пока помутнение, длившееся всего лишь секунд пять, но показавшееся прорвой времени, целой эпохой, не схлынуло и он не положил ее обратно и не начал расстегивать пальто.
Не было ни ножа, ни крови. Но Ася не могла сделать вдоха, открывала и закрывала бесцветные губы, совсем как тогда, в Зелемске, когда они встретились и она потеряла дар речи, увидев своего дядю выползшим из могилы. Через какое-то время она перестала кривиться, чуть расслабилась, неловкой рукой нашла плечо Грениха, подтянулась за него и попыталась подняться.
— Что? Что случилось, Ася?
Она замотала головой, поджимая рукой живот. Грених боялся, что она опять не станет говорить, замкнется. Пульс ее упал, лицо становилось бледнее. Тут она отвернулась, содрогнувшись. Грених увидел потекшую изо рта кровь и все мгновенно понял! Этот в макинтоше и кепке нанес короткий, профессиональный удар под ребра, вызвав разрыв внутренних органов. Подняв жену на руки, Грених в отчаянии заметался — где сейчас искать такси, извозчики все, наверное, разъехались. Кто-то кричал, что сейчас вызовут карету «Скорой помощи». Раздался цокот копыт — извозчик нашелся. Не зная, на какой больнице остановить выбор, Грених машинально назвал Басманную, в морге которой проработал два года.
Пролетка, дребезжа, помчалась по Петровской улице, возница нещадно колотил лошадей, раздавая нагайкой направо и налево, выкрикивая прохожим: «Посторонись! Человек при смерти!» Вылетев стрелой на Петровский бульвар, который был пошире и не так запружен людьми, они покатили по Бульварному кольцу.
Грених прижимал к себе жену, стараясь не давать ей подпрыгивать вместе с пролеткой, ловя себя на мысли, что должен был прощупать ребра и оценить тяжесть травмы, но впервые в жизни потерял контроль и все, что мог — держать ее крепко, словно от одного только этого зависела ее жизнь.
Темная трехэтажная громада с рустованным цоколем, коринфскими капителями и гипсовыми розочками между рядами прямоугольных окон тотчас пробудила массу неприятных воспоминаний. Грених видел это здание со стороны только один раз — когда покидал его в 22-м — и хорошо запомнил фасад, потому что специально постоял подольше под воротами — хотел на всю жизнь запечатлеть в памяти место, где едва не был расстрелян. Он прекрасно ориентировался в подвалах, в которых провел, прячась от чекистов, два года, но совершенно не знал, что располагается на этажах и где искать хирургическое отделение.
В приемном покое его встретили медсестры. Он ворвался в больницу с Асей на руках и первую минуту метался как ужаленный не позволяя никому к ней прикасаться, хотя санитары уже принесли носилки и предлагали Грениху переложить больную на них.
К тому времени Асе вдруг полегчало. Она порозовела, попросила опустить себя на ноги, отказалась от носилок.
— Все хорошо, уже лучше, слава богу, — сказала она придушенно и, улыбаясь через силу, сделала шаг. Грених смотрел на кровавое пятно, расплывшееся на ее плече, и понимал, что все вовсе не хорошо, что ее рвало кровью, а это разрыв внутренних органов, наверное, пострадал желудок или легкие.
Явился дежурный врач из хирургического отделения, опросил Асю, устало глядя на нее, выслушал Грениха, который обеспокоенно указывал на бурое пятно на плече жены, уверяя, что начнется перитонит. Хирург покивал, повскидывал бровями, два раза зевнул, сообщив, что выпишет каких-то таблеток, и уже собирался выпроводить шумных пациентов, как Ася осела в руках Грениха, на губах ее выступила розовая пена, и ее начало крепко рвать кровью.
Хирург нахмурил лицо, тотчас начал отдавать приказания. И Ася исчезла на носилках в дверях хирургического отделения.
Для Грениха время опять замерло, остановилось, казалось, он бесконечно долго стоит посреди приемного покоя, окруженный медсестрами, и наблюдает медленно удаляющуюся на носилках жену, закрывающиеся за ней остекленные белые двери и возникающий перед глазами туман. Он мог поклясться, что в эти секунды был свидетелем рождения и гибели планет Солнечной системы. Сердце пронзило — она умрет, непременно умрет, она — такой нежный цветок, не переживет перитонита.
Он попытался прорвать эту блокаду.
От дверей его оттащили два санитара, говорили, как с маленьким, велели сесть на деревянную скамью сбоку от дверей. Грениху стало стыдно, он присмирел. Но сидеть не мог, стал ходить по приемному покою, мешал медсестре, которая принесла ведро и швабру и принялась стирать с пола кровь, опять посидел, попросил ее сходить узнать, как обстоят дела. Та отставила швабру, ушла, быстро вернулась, сообщив, что переживать не о чем, готовят операционный стол и эфирный наркоз. Грених опять сделал круг по приемному покою. Ноги сами потащили его к лестнице. И он спустился в морг.
Все тот же кафель на полу и плитка, выложенная до половины стен, выше ее выкрашено белой масляной краской, раньше стены были почти черными от газовых рожков, теперь кафель вычищен — холодно-белый под светом лампочек. Электрический свет неприятно подрагивал, наполняя чем-то напряженным привычно ледяной, пропитанный формалиновым духом и гниением тел воздух. Вот несколько в ряд стоящих каменных столов. Грених узнал изящно изогнутые кованые их ножки и краники. Он шагнул за порог и замер, внезапно осознавая, что в нем нет прежнего мужества. Он всегда относился к мертвым как к материалу. Теперь все изменилось. В каждом из несчастных, недвижимо вытянувшихся на ровных плоскостях секционных столов, он видел бедную хрупкую Асю. Мороз пробегал по коже. Ей здесь будет плохо!
Сделав шаг в сторону от двери, он понял, что не может пройти дальше, и привалился к стене. Почувствовав опору, стал терять силы, колени подогнулись. И Грених медленно скатился по стене к полу и сел. Голова уткнулась в колени. Свет его жизни, его Ася, его спасение, его воздух, источник небесной энергии, возродивший в нем жажду жизни, — не прошло и года, как они женаты, и ее отняли, отняли какие-то уличные карманники, паршивые негодяи, бездушные твари…
Он закрыл глаза, провалившись в горестные, наполненные стенаниями раздумья. И вздрогнул, услышав, как по кафелю коридора громыхают шаги. Торопливо перекатился на колени, вскочил и, чуть ли не падая, вылетел навстречу — а вдруг ищут его, чтобы сообщить страшную весть.
Узкий, метра в полтора коридор с покатым потолком, освещенный желтым электрическим светом, уходил куда-то далеко в темноту, как тоннель в ад. Те же прежние санитары, что бесчеловечно оттащили его от двери, согнулись под тяжестью носилок, покрытых чем-то белым, следом шли еще двое и хирург, понурившийся, в перепачканном кровью халате, он еще не успел снять перчаток, в одной руке нес какую-то бумагу.
— Держите, — бесцветным голосом сказал он, протянув Грениху лист. — Главврач подписал. Можете сами провести вскрытие. Ее убили.
Осунувшееся личико Аси с синими губами, с глубоко запавшими закрытыми глазами, ее разметавшиеся и свисающие с носилок белыми змейками волосы заставили его содрогнуться. Ноги Грениха налились свинцом, все тело одеревенело, онемел язык, и долго он не мог ни пошевелиться, ни сказать ничего. Асю пронесли мимо него в секционную. Санитары, как механические куклы, скинули на пол одного из покойников, грубо взяли Асю за плечи и ноги и уложили на стол. Неведомо откуда появился столик с инструментами. Нож мозговой, грудинореберный, ножницы кишечные с крючком и пуговкой, пила листовая, одна широкая, другая узкая, скальпели, металлические катетеры, поодаль стояли весы на восемь килограммов и спиртовая лампочка.
Хирург похлопал Грениха по плечу.
— Мои соболезнования, не успели спасти. Если вы не сможете… — он кивком указал на покрытую простыней Асю, — то у нас здесь есть прозектор.
Грених покачал головой, стал снимать пальто, чувствуя в теле ужасную тяжесть, будто его очень давно лихорадит. Подошел к столику с инструментами, натянул резиновые перчатки, долго стоял, пустым взглядом уставившись в тысячу раз перестиранное больничное покрывало, повторяющее хрупкость крохотного, как у ребенка, тела. Потянулся за скальпелем, заметил, что рука дрожит. Ноги стали тяжелыми, он опустился на колени, нашел под покрывалом ее руку, лбом уткнулся в холодную, неживую, уже начавшую коченеть ладонь, пальцы другой руки сжимали сталь скальпеля. Никогда прежде он не задавался мыслью перед вскрытием, что плоть, которую он режет и потрошит, прежде дышала, думала, о чем-то мечтала и куда-то стремилась. Последние слова Аси, обращенные к нему, были о майя. Она думала об индейцах, когда преступная рука оборвала ее жизнь.
Сзади кто-то подошел и стал теребить его плечо.
— Эй, э-эй, — послышалось у самого уха, — вы чего?
Грених не мог оторвать головы от руки Аси, если он это сделает, придется ее резать. А как? Как резать бедную, маленькую Асю, которая ему в дочери годилась, а он ее не уберег?..
— Эй, товарищ, — раздалось настырное. Запахло потом и луком. Грених поморщился и открыл глаза, резко дернув головой назад и тотчас больно ударившись об стену. Он сидел на полу, подогнув под себя одну ногу, другую вытянув. А над ним нависло чье-то лицо и дышало так, словно до того проглотило баллон с отравляющим газом.
— Ну вы, товарищ, даете, — во весь рот улыбался санитар, рисуясь неровным частоколом желтых зубов. — Уснуть прямо в морге! На полу! Чего вы здесь-то забыли?
С дрожью в теле, какая бывает спросонья или после пережитого потрясения, Грених стал подниматься, неловко цепляясь за стену. Это был сон, всего лишь сон. Но ощущение случившегося несчастья не покинуло его, он не разделял радости работника больницы и того, что видел мертвую Асю лишь во сне. Сны имели обыкновение сбываться.
— Как она? Как жена моя? — выговорил Грених, наконец поднявшись. Непослушный, распухший язык еле ворочался. Всего пару часов назад он чувствовал себя молодым, смеялся, а теперь — он вновь древний, дряхлый пень, который не справился с отчаянием и заснул прямо на полу или впал в помрачение. Черт знает что с ним сегодня происходит.
— Ее прооперировали, жить будет, — хлопнул его по плечу санитар так, что Грених чуть осел — упасть помешала стена, за которую он схватился.
— А что с ней… было?
— Разрыв тонкой кишки вследствие тупой травмы. Ее что, ударил кто? На улице? Сейчас с такими травмами часто привозят. Бывало и похуже. Она еще от наркоза не отошла. Олег Иваныч велел вам сказать, что можно зайти и глянуть, но только одним глазком. Я ищу по всей больнице! В приемном покое сказали — вы не выходили из здания. Куда, думаю, делся? А вы тут, в морге! Повезло, прозектора нашего нет, а то бы отругал.
Грених поспешил наверх и успел увидеть, как такую же бледную, как в его кошмаре, с запавшими глазами Асю, но только в косынке, под которую убрали ее густые волосы, переносили на носилках в палату. И горькое чувство из сна его не отпускало. Умрет, умрет, умрет — стучало сердце, этот дежурный хирург что-то не так сделал, неправильно сшил, криворукий, Грених сам бы мог сделать в тысячу раз лучше. Он сел в коридоре, опустил глаза к рукам, потрогал сетку тонких шрамов между безымянным пальцем и мизинцем, вспомнил о своей службе полевым хирургом. Да он столько людей перерезал, стольких с того света вытащил, мог бы и сам свою жену прооперировать. Негодование собой, целым светом и дежурным хирургом, который с первого взгляда не смог понять, что дело было серьезным, отбушевало и схлынуло. Он смотрел на тонкие шрамы на своей руке, и на него накатило то же чувство, что и тогда в дежурной камере следственной части, когда нашли мертвого Киселя. Остро запахло гарью.
Но от воспоминания оторвала медсестра, позвавшая Грениха в палату. Не чувствуя ног, он сорвался со скамьи и промчался по коридору быстрее ветра, тяжести как не бывало, ушел морок предчувствия смерти, словно небо расчистилось. Даже как-то ярче засияли лампочки под потолком.
В выкрашенной белым палате на двенадцать коек почти все тихо и неподвижно спали под разноцветными, какие кто достал, одеялами, только в самом дальнем углу кто-то жалобно постанывал. Асю положили у самой двери, она уже начала просыпаться, мотала головой, разлепляла сухие потрескавшиеся губы, порой бесконтрольно приподнимала руки, беспомощно шевелила пальцами, из-под полуприкрытых век скользил пустой, стеклянный взгляд. Пришла медсестра, положила ей под ребра пузырь со льдом, обернутый полотенцем, спросила Грениха, останется ли он с больной на ночь, тот обрадовался — он не смел об этом и мечтать.
В последний раз зайдя в палату со стулом для него, медсестра сонно похлопала глазами и убежала спать в какое-нибудь помещение для хранения матрасов, страшно довольная, что есть кому поручить новенькую.
Грених сел, опустив локти на колени, вновь принялся разглядывать свои ладони.
«Странно работает человеческая память, — подумалось не к месту, — вот почему я пялюсь на свои руки и кажется, что вот-вот что-то вспомню? Но оно ускользает, стоит только перевести взгляд куда-то еще».
Белыми змейками вилась тонкая, едва теперь заметная сетка беспорядочных шрамов между безымянным пальцем и мизинцем — след осколка, полученного в июне 1917-го, зацепило, когда заняли первые линии неприятельских окопов неподалеку от Збаража. Тогда ведь по глупости едва не потерял левую руку, еще бы неделю протянул, и началась бы гангрена.
Грених с силой зажмурился, пытаясь ухватиться за тонкую, призрачную вуаль воспоминания, и оно вдруг явилось с ясностью фильма на киноэкране.

Глава 14
Июль 17-го

Это была долгая, полуторачасовая ампутация бедра. Из-за боли он только на распиливание кости потратил столько времени, сколько обычно требуется на всю операцию. Осколок шрапнели застрял меж пястными костями Грениха, рука ныла до самого плеча, пальцы дрожали, не слушались. Не было никого, кто бы помог, и сам он не мог вытащить осколок, пробовал — не получалось, расковырял только, наделал надрезов, приходилось скрывать ото всех, чтобы целая дивизия не лишилась единственного хирурга. Врачей не хватало, эпидемии выкосили почти весь медицинский персонал. Терпел, прятал руки в карманах, а на операциях натягивал две пары медицинских перчаток, чтобы не было видно сквозь полупрозрачную белую гуттаперчу кровавую, загнивающую рану.
Поначалу, только прибыв в августе 1914-го на фронт старшим врачом первого дивизионного лазарета, Константин Федорович сразу набил руку — хорошо, когда сестры толковые и умеют быстро кровь убрать, дренажи и турунды вовремя подсунуть, когда эфир быстро действует, тогда что живое тело, что мертвое. Только бы не смотреть им в глаза, не запоминать их лиц, тех, кого приходилось резать, не говорить с ними, не слушать их ора. Иначе никак. Иначе можно сойти с ума. Мужество, отданное по цене сердца.
А теперь это ранение отравляло ему жизнь — мелкая пакость в сравнении с контузией, которую он получил у Жолкевки, сущая пустяковина, но делала его руку нетвердой.
Русская армия Юго-Западного фронта генерала Корнилова, в числе которой с июня 1917-го была и 3-я гренадерская дивизия Грениха, пережившая успешную атаку, а потом отступление и дезертирство нескольких частей, сменившая несколько дислокаций, потрепанная митингами, которые устраивали воодушевленные большевиками солдатские комитеты, осела наконец вдоль реки Збруч. Первый дивизионный лазарет расположился в нескольких избах села близ Збаража.
Раненые прибывали в геометрической прогрессии, лазареты и госпитали не справлялись с нагрузкой, разразились эпидемии сыпняка, брюшного и возвратного тифов, холеры, дизентерии, появились жертвы газовых атак, медперсонал таял на глазах, рук не хватало. Грених, бывало, занимался и розыском раненых по окопам, и выносом их с поля боя, выполнял и разную другую доврачебную работу.
Кость все не поддавалась, фельдшер, пританцовывая, оббегал стол, жалобно пищал: «Не давите так!.. Пропил довольно глубок, помедленней!» — и просил самому закончить. Но фельдшер был страшный неумеха, способный только советы раздавать. Грених злился. Да надо было отдать ему эту чертову пилу, но ведь свою руку он ему доверить не желает — так почему бойца подставлять? Оба взмыленные, пот стекает на ветошь и простыню, которыми укрыт раненый, белая кость, как водопроводная труба меж красной мякотью мяса и металла, походивших на музыкальные тарелки ретракторов.
Когда мышцы, фасция и кожа были сшиты, фельдшер придирчиво провел пальцем по швам на культе.
— А вы, батенька, однако, мясник, — раздалось откуда-то сбоку: один из больных, ковыляя на костыле от двери, сделал шаг в сторону, чтобы пропустить врача.
Грених не ответил, отойдя от ведра с водой, в котором сполоснул руки, — в избе не было водопровода, и двинул в сени, на ходу снимая перчатки. Казалось, под непроницаемой плевой резины занялся настоящий пожар. Он тогда едва взглянул на любопытного солдата с обвязанными головой и коленом, а надо было его как следует разглядеть — может, сейчас он узнал бы эти слегка опущенные уголки глаз и злой изгиб рта.
Грених распахнул дверь и тут же наткнулся на живописную картину: сестра милосердия Верочка на коленях у старшего унтер-офицера Швецова. Развалились на лавочке, милуются, он ногу в сапоге вытянул, одной рукой задрал барышне юбку, другой держит папиросу.
— Вера Гавриловна, марш в палату! — гаркнул Грених.
Та вспорхнула птичкой, отряхнула с белого передника пепел и убежала в избу.
Пока части стояли без дела, месяц минул с последнего сражения, солдатам нечем было заняться, начались бесчинства, разврат, и попахивало анархией. Невзирая на постоянные перетряски среди командующих, выговоры, запреты сборищ и митингов, угрозы расстрелами, среди младших офицеров, рядовых, нестроевых участились случаи дезертирства, самовольный уход с позиций, пьянство, воровство. Крали оружие и лошадей, убегали грабить деревни, не жалели женщин и детей. Рядовой дерзил унтер-офицеру, унтер плевать хотел на распоряжения капитана и валялся в обнимку с девкой из соседнего села в сарае, взводный разглагольствовал об анархии, заявляя, что может брать все, что найдет по дороге, Корнилова осуждали в самодержавии, пророча ему отставку. И все это происходило, пока в Петрограде большевики вели тайную борьбу против Временного правительства. Революция сама не знала, кто она — справедливость, равенство, правда или просто необъезженная лошадь, которую рвали друг у друга представители разных партий.
Унтер-офицер Швецов с вызовом смотрел на Грениха, продолжая, развалившись, потягивать папиросу. По имени это был Савелий Илиодорович Швецов, а внешне совершенно другой человек, с коротким ежиком черных волос, длинными усищами и наглыми маленькими глазками. Константин Федорович стал таким же белым, как и его халат, боль, пульсирующая в руке, достигла головы и принялась отбивать тяжелой канонадой в висках. Стиснув челюсти, он сгреб унтер-офицера за шкирку и выволок из сеней.
Тот не успел осознать, что произошло, как уже валялся в пыли перед крыльцом. В одно мгновение вскочив на ноги, он был подле Грениха и вцепился в ворот его халата.
— Считаете себя старшим по званию? — сквозь крепкие белые зубы прошипел Швецов, приблизив свое перепачканное лицо к носу Грениха. — Недолго осталось ждать, когда эта хрупкая грань между нами растает. Большевики, анархисты или кто-нибудь еще поставят вас всех, задирающих нос, считающих себя белой костью, на место.
Грених сбросил с себя его руку, развернулся и молча ушел в избу.
Будучи экстраординарным профессором судебной медицины с юридического, Константин Федорович стыдился того, что он не совсем тот, за кого себя выдавал. Стыдился перед ранеными бойцами. Те жизнями рискуют, а их оперирует патологоанатом! Суеверные бы, чего доброго, отказались от его услуг. Офицеры, быть может, посмеялись и только, а вот из мужиков рядовые и младшие унтеры точно на уши бы весь перевязочный пункт подняли. Никогда прежде никому он не сообщал своей профессии, а никто, слава богу, и не спрашивал. Но чувство неловкости заставляло его быть в стороне, помалкивать, не выпячиваться. И так все три года службы. И вот к концу 17-го он позволил себе воспользоваться правом старшего по званию и поплатился за это.
Савелий Илиодорович Швецов не простил старшему врачу его жест и, почуяв вольный воздух революции, задумал месть. Но прежде решил узнать, с кем имеет дело, выбрав для этого способ самый подлый. Грених всегда держался ледяной горой, особняком, и про него никто ничего не знал, кроме того, что требовалось по службе. Унтер-офицер втихаря вскрыл его чемодан, прочел переписку, документы и прихватил трофей — учебник судебной медицины, который Константин Федорович увез с собой на фронт, чтобы совсем не позабыть тонкостей своей профессии.
На следующий день, когда Грених осуществлял обход раненых, Швецов влез в распахнутое окно избы и уселся на подоконнике.
— Приветствую, профессор, — с издевкой обратился он к Грениху. Тот глянул на него через плечо, отметил веселое расположение духа младшего офицера, держащего его учебник в руках, понял, что в его вещах основательно порылись, но ничего не сказал, вернулся к больному. Скандал поднимать — себе дороже. Повыделывается унтер, скучно станет — уйдет. Еще драки не хватало в перевязочном пункте. На кровати рядом расположился пациент с обвязанными головой и коленом, на которого Грених опять не обратил внимания, о чем пожалеет спустя одиннадцать лет.
— А вы не сказали нам, что вы, оказывается, профессор, — Швецов был настроен саркастически, собираясь вывести в конце концов врача на драку. — Однако почему же решили идти на фронт? Напортачили там у себя в Москве, да? Оттого и бежали сюда? Ну не просто так же люди отправляются на передовую, под пули, в окопы, когда в столице жизнь налажена, все есть, жена, дочь, родители, общество, служба в университете. Поделитесь своей тайной, профессор?
Тот закончил с одним больным и перешел к тому, что был с обмотанной головой. Затылок его был в ожогах второй степени после взрыва мины, но раны уже затягивались.
— Что скажете, пан доктор, останусь я лыс как черт? — растянул тот губы в улыбке.
— Нет, разве только несколько рубцов будет, — вместо него встряла Верочка, которая ужасно не хотела, чтобы ее ухажер и доктор подрались. — Волосы отрастут, верно я говорю, Константин Федорович?
— Отрастут, — буркнул Грених.
— За это спасибо, — облегченно вздохнул раненый.
— Эй, рядовой «как тебя там!», — крикнул с подоконника унтер-офицер. — Неужели ты доверяешь словам прозектора? На покойниках волосы уже не растут. Почем он знает? Эй, все вы, разлеглись тут, расслабились. А меж тем вас шинкует да пользует судебный медик, — Швецов потряс в воздухе книгой. К его словам никто с вниманием не отнесся, все знали, каким он был мастаком трепаться.
Швецов не сдавался.
— Между прочим, мы с вами, Константин Федорович… Могу я вас по имени-отчеству? Ведь вчера мы с вами у крыльца почти побратались. К чему теперь расшаркиваться друг перед другом. Вы — старший врач по военному ведомству, я — простой взводный. О чем я сказать хотел? А мы, между прочим, с вами почти что коллеги. Я на юридическом отучился, пятого года выпуск. Собирался в адвокатскую контору пойти, но война. Вот эту вот книжку тоже изучал. И, знаете ли, какое у меня насчет нее мнение сложилось?
Больные с любопытством разглядывали унтера, кто, лежа на боку и подперев рукой голову, кто сидя, кто прохаживаясь или стоя, тихо переговаривались, хихикали, но встревать в перепалку никто не собирался.
Грених делал свое дело и не обращал на разглагольствования унтера никакого внимания.
— Это самое настоящее собрание сочинений по преступлениям, учебник по убийствам. Такое не то чтобы вот так с собой носить я бы не разрешил, а запретил вообще к использованию. Вы же только гляньте, что тут у нас. И список всех возможных и даже невозможных ядов, — он с наигранно заумным видом прищурился, стал листать, — и как женщину обрюхатить и не попасться, и как младенчика кокнуть, удушить правильно, чтобы потом не дознались. Вот тут любопытное место есть. Послушайте!
И он стал зачитывать вслух:
— «…пришлось однажды исследовать труп старика-крестьянина, который, будучи огорчен потерею небольшой суммы денег, покончил с собою таким образом: снял с себя пояс, обмотал вокруг шеи, затем просунул под пояс свой посох и выкрутил его, постепенно стягивая наложенную петлю…»
Унтер оторвал голову от книги и посмотрел на Грениха.
— Что за литературу вы с собой возите, профессор? — с нарочитым гневом он повысил голос. — Запрещенная литературка-то. Получается, что каждый, кто хочет, может вооружиться этим учебником, пролистать, найти убийство по вкусу и обставить его так, чтобы ни один дознаватель не смог его раскрыть? Так выходит? Я правильно, рассуждаю, профессор? А сами-то небось и тело спрятать можете, так что ни один сыщик не найдет.
Грених распрямился, обернувшись к нему, глянул исподлобья черно-зеленым взглядом. Все затихли. Они минуту глядели друг на друга.
— А ежели завтра вот на этом подоконнике вдруг обнаружится сидящим труп, удушенный точно таким же способом, как здесь в учебнике описано, не подумают ли люди добрые и честные, что это ваших рук дело?
Грених отвел руку в сторону, стянул скальпель с подноса, который держала подле него Вера Гавриловна. Металлический инструмент зловеще звякнул в тишине, сестра милосердия ахнула.
— Ну что, что, что вы сделаете, а? — усмехнулся унтер Швецов. Профессор сделал резкий шаг, топнул, даже замахиваться не пришлось — унтера как ветром сдуло.
Следующее утро началось с истории. Еще не было четырех часов, едва пропели петухи и начало светлеть небо, когда перевязочный пункт сотрясся от истошного визга Веры Гавриловны, шумного топота, хлопанья дверей.
Грених тут же проснулся, думая, что на них напали, выбежал из горницы, которую делил с фельдшером, едва успев накинуть свой военный китель на голые плечи и схватить револьвер. Палата была необычайно в этот час оживлена, все повставали со своих коек, кто мог ходить, подошел к сестре милосердия, чтобы глянуть, что же ее так напугало. С разметанными волосами, в одной ночной сорочке, рукав сполз с плеча, она стояла против того самого подоконника, который вчера оседлал унтер Швецов и, зажав рот руками, тихо выла.
В окне синело небо с темной полосой леса у горизонта, можно было различить белые перистые облачка, дул тихий утренний ветерок с запахом мокрого от росы сена. А унтер по-прежнему сидел на подоконнике, только как-то совершенно иначе. Да и зачем ему было являться в такую рань? Небось опять сестер милосердия по ночам приходил тискать? Но не было в его позе прежней удали, не петушился, не уселся вразвалочку, а как-то по-детски, угрюмо свесил ноги внутрь, виском притулился к косяку, будто в раздумьях. Спьяну уснул, что ли?
В предутренних сумерках Грених не заметил на его шее удавку и уж тем более не сразу углядел за его затылком наискось торчащий штык от винтовки Мосина. Сначала Константин Федорович подумал, что штыком ему проткнули шею. Но нет. Штык был продет под удавку и, как было сказано в учебнике, с силой выкручен. Труп Швецова аккуратно прислонили к косяку окна, уместив конец штыка так, чтобы не раскрутило веревки.
Грених молча подошел к Вере Гавриловне, взял ее за плечи, усадил на койку позади. Та с рыданиями плюхнулась на смятое покрывало рядом с раненым. Грених повернулся опять к окну и замер, пытаясь понять, кто мог такое сотворить со взводным. Но ничего спросонок не приходило в голову. Стоял он так перед мертвым, пялился на его лиловое от асфиксии лицо с запавшими глазами и перекошенным ртом. Швецов Савелий Илиодорович положительно был мертв — это все, что мог срезюмировать мозг в тот утренний час.
— И что же теперь делать? — спросил фельдшер, точно так же ничего не понимающий. Он сонно хлопал глазами и все никак не мог умостить на носу очки в тонкой оправе, то они криво сядут, то за ухо не зацепится дужка.
— Зовите фельдфебеля, — выдавил Грених. — Или ротного командира.
— А вы не боитесь… — тихо сказал фельдшер, бросив косой взгляд на кружок собравшихся за их спинами раненых. — Что на вас покажут? Вы с ним… не ладили.
— А это тут что такое? — спросил кто-то сзади и отвлек Грениха.
— Откуда здесь банки из-под тушеной говядины? Здесь этого не лежало.
— Не трогайте! — раздался чей-то испуганный вскрик, и перевязочный пункт первого дивизионного лазарета вдруг засветился, содрогнувшись от взрыва.
Грениху повезло стоять напротив распахнутого окна. Взрывной волной его бросило прямо на тело Швецова, и они оба вывалились за подоконник. Во всеобщей какофонии криков, стонов, треска ломающихся бревен и шипения огня Грених отчетливо услышал, как раскололся череп унтера при легком соприкосновении с обломком какого-то темного предмета, лежащего в пыли под окнами: то ли камня, то ли куска бревна, он не разглядел, успел лишь подумать, что взрыв и убийство Швецова были частью запланированной кем-то диверсии. Наваленные кучей у стены банки из-под тушеной говядины, скорее всего, были начинены взрывчаткой, или от них вели провода к импровизированной мине, сработанной из артиллерийского снаряда, спрятанной под досками пола. Кто мог так варварски нарушить Женевскую конвенцию и уничтожить перевязочный пункт, Грених подумать не успел, потому что на него посыпалась сверху горящая кровля.
Позже, оказавшись в санитарном поезде, он узнал, что взорваны были несколько изб, некоторые раненые исчезли, их тел не нашли, уничтоженными оказались и документы, в том числе паспорт и другие бумаги Константина Федоровича. Восстановить данные, кто находился в тот день в этом перевязочном пункте, кто погиб, а кто мог уйти, не представлялось возможным.
В санитарном поезде из его руки вынули проклятый осколок, успели пресечь начавшееся заражение. И, оказавшийся безымянным, Константин Федорович записался в Рабоче-крестьянскую Красную армию рядовым. Этот случай со взлетевшим на воздух перевязочным пунктом он почему-то никогда не вспоминал. Возможно, взрывной волной тогда что-то было повреждено в механизме его памяти, и он не запомнил ни этого последнего дня, проведенного в дивизионном лазарете, ни старшего унтер-офицера Швецова, ни рядового с головой в ожогах и улыбкой нынешнего губпрокурора, ни нелепого удушения на подоконнике.
Но теперь, чуть не потеряв любимую жену, Грених стал раскапывать завалы памяти. И этот случай, будто разбухший труп, всплыл и показался на поверхности.

Глава 15
Грениху предлагают взятку

Три прямоугольных окна одной из палат хирургического отделения Басманной больницы стали светлеть, по стенам поползли ржавые полосы рассвета. Грених не спал всю ночь, частью проведя ее в прошлом, в деревеньке под Збаражем, частью глядя на постанывающую во сне Асю. Из наркозного дурмана она мягко провалилась в сон, лишь изредка прерываемый тревожными сновидениями. Иногда она начинала хмуриться, ворочаться, пытаясь сбросить обернутый полотенцем резиновый пузырь со льдом, который ей уложили на швы для скорого сужения сосудов.
Больница просыпалась. Прибежала медсестра, шепотом попросив Грениха удалиться — днем нельзя сидеть, увидит главврач, станет браниться. Константин Федорович нагнулся к Асе, убрал влажную прядку со лба под косынку.
— Я найду, кто это сделал, — прошептал он.
Потом повернулся к сестре и тихо попросил:
— Никого не пускайте к ней. Никаких посетителей, кроме меня. Ее хотели убить. И боюсь, могут прийти, доделать начатое. Есть у вас свободный санитар или сиделка? Нужно оставить кого-то при ней, пока я не вернусь.
Медсестра слушала Грениха с расширенными от ужаса глазами.
— Убить? Это невинное дитя? Да за что?
— Это мы выясним. Так есть свободная сиделка? Я оплачу.
— Дочку позову, — сообразила та. — Рядом живем, прямо напротив, в бывшем доме Перовских. Сейчас сбегаю, пока она в школу не ушла.
Грених надеялся, что Ася проснется в ее отсутствие, опустился на колени, пытался разбудить, звал, руки целовал, но нет, сон был крепким.
Медсестра привела бойкую пухленькую девочку лет одиннадцати, которая несла под мышкой кипу книг и тетрадей, — она уселась на оставленный Гренихом стул, положила на колени книгу, открыла тетрадь по чистописанию и, сосредоточенно насупив лоб, принялась выводить буквы. Красный галстук, повязанный под широким кружевным воротником платья, вселил в Константина Федоровича уверенность, что его жена в надежных руках.
Он вышел на Новую Басманную и первым делом глубоко вдохнул свежий утренний воздух. День обещал быть солнечным. Рассветные лучи золотили грязные стены фасада больницы, высвечивая гипсовые розочки и кудрявые капители со множеством сколов и пылью в складках. В открытые ворота с серыми колоннами по бокам въехал автомобиль «Скорой помощи». Грених повернул в сторону Красных Ворот, солнце светило ему в спину, приятно грело, гуляло лучами по оконным стеклам, вспыхивая веселыми искрами и слепя глаза. Он шел, взвешивая, как поступить. Сначала пойти к Фролову, в следственную часть, и все ему рассказать? Или же напрямик к Швецову, лжепрокурору, и разоблачить его прямо при свидетелях? Не испортит ли этот горячечный поступок всего расследования, ведь этот лже-Швецов натворил столько бед, опутал своей сетью стольких людей, запустил столько мелких механизмов, что пугать его нельзя. Но все же сражение надо с чего-то начать.
У Сретенки профессор сел в трамвай «А». И, когда вагон подкатил к остановке близ особняка Смирнова, он уже знал, что должен, обязан припереть этого человека к стене, застав его врасплох, бросить ему обвинение в лицо. Швецов, похоже, считал, что Грених его ни в жизнь не вспомнит. Он был тогда обрит, лицо искажено ожогами, перебинтовано — всего лишь один из тысяч раненых, которые нескончаемыми потоками проходили через руки дивизионного врача.
Грених сошел у Мосгубсуда и повернул к Столешникову переулку.
Коридор перед кабинетом Швецова был пуст, приемные часы еще не наступили, но старший секретарь уже оказался на служебном месте и отправился глянуть, не занят ли его начальник, как всегда проведший за работой всю ночь. Через минуту он вышел, сообщив, что губпрокурор готов его принять.
— Здравствуйте, товарищ Грених, — проронил Швецов, не глядя на Константина Федоровича. Он стоял за своим столом, перекладывал с места на место какие-то бумажки, сортируя их. Выглядел свежим и бодрым. Сложно было поверить, что он провел ночь в этом кабинете. — Проходите, пожалуйста. Чем обязан в столь ранний час?
Грених подхватил один из стульев, шеренгой выстроенных у стены, перенес к двум т-образно поставленным столам и сел сбоку от прокурора, опустив локоть на столешницу. Несколько минут он наблюдал его пустопорожнее перекладывание бумаг, а потом ответил:
— И вам здравствовать. Отросли-таки волосы, не остались чертом лысым?
— Прошу прощения? — поднял тот брови. Обомлел, в лице совершенно естественное удивление. — Не понимаю, о чем вы.
— Все вы прекрасно понимаете, — с усталым вздохом ответил Грених. Бессонная ночь сделала его голос безучастным, и со стороны казалось, что ему совершенно все равно, о чем говорить и чем кончится эта обещавшая стать феерическим разоблачением беседа.
Швецов отбросил бумаги в сторону, сел и, откинувшись на спинку стула, скрестил на груди руки. Потом его взгляд от Грениха скользнул к двери, он медленно поднялся, прошелся к ней, открыл, выглянул, закрыл, повернув ключ в замке два раза. Звук этот в тишине государственного учреждения прозвучал угрожающе, но Грениха было не испугать.
— А вы что, полагали, что я никогда не вспомню? — сделал он пол-оборота к прокурору.
— Нет, что вы, я очень боялся, что вспомните, — мягко отозвался Швецов, опустив плечи. — Увидев вас в 22-м, я перепугался и не знал, что делать… Помню, проводили какое-то опознание в морге Басманной больницы, я тогда только поступил помощником прокуратура, а вы стояли рядом, плечо к плечу со мной, покачивались, от вас разило спиртом, вы меня в упор не видели. Но до чего страшно — повстречать человека с того света! Как вы выжили? От того перевязочного пункта не осталось ни бревнышка.
— Как выжил — понятия не имею. Но вот в чем уверен, так это в том, что заложить артиллерийский снаряд или набить консервные банки взрывчаткой — наверняка ваша придумка, как и идея убить настоящего Швецова способом, описанным в моем учебнике по судебной медицине, и держать в страхе Рязанскую губернию, будучи одновременно атаманом разбойничьей шайки и комиссаром губчека. Вы определенно человек большого и хитрого ума, раз смогли провернуть такую комбинацию и дорасти до прокурорского места. Прямо живой герой Ильфа и Петрова, турецкоподданный Остап Бендер, собственной персоной.
Швецов на мгновение прикрыл глаза, издав тяжелый вздох. Он обошел стол с другой от Грениха стороны и осторожно сел, будто стул был заминирован.
— Константин Федорович, я… точно так же, как и вы, жертва того взрыва.
Грених смотрел и молчал.
— Это была немецкая диверсия, скорее всего, — продолжил Швецов вкрадчиво. — Ведь это я тогда крикнул, чтобы не трогали банок. И успел выскочить в дверь.
Молчание.
— Я был удивлен, что вы выжили, — Швецов сцепил пальцы на столе, изо всех сил стараясь смотреть прямо, — только потому, что, когда очнулся среди обломков, никого из живых не обнаружил вокруг. А потом прихватил чей-то чужой вещевой мешок и просто бежал, оглушенный, не понимая, что делаю. Мешок, оказалось, принадлежал нашему взводному Швецову, он его, видно, держал у сестры милосердия. Под собственной фамилией мне было страшно возвращаться в русскую армию, могли приписать дезертирство… и я записался в красноармейскую по паспорту унтера.
— А в Рязань зачем отправились?
— Швецов был из Рязани, — прокурор испытал облегчение, когда Грених задал ему вопрос, и заговорил скорее: — Когда я прибыл туда, там вовсю гремела Гражданская война, лютовал ревком. Комиссары грабили и убивали как самые отчаянные головорезы, а не представители свободного народа. Я не нашел ни одного родственника Швецова во всей губернии, кроме Ольги… Ее усадьба подлежала конфискации, но оказалась оцеплена отрядами атамана Степного. Это было как раз перед последним заседанием губисполкома, в Рязань прибыл Ленин. Он тогда сказал: «Вот здесь, недалеко от Москвы, в Рязанской губернии, я наблюдаю такого рода явление. Совет есть. Помимо Совета есть военно-революционный комитет. Военно-революционный комитет считает себя автономным от Совета… не подчиняется Совету, а поэтому и Совет ничего не может сделать для центральной власти». Решено было… я скажу дословно, как… решено было…
Швецов насупил лоб, вспоминая. Удивительную он демонстрировал переменчивость, как хамелеон. На суде у него было холодное, непроницаемое лицо, с Фроловым он говорил язвительно и резко, а когда Коля сознался в убийстве — являл собой олицетворение громовержца Зевса. Теперь корчил из себя непорочную девицу. Смешно зажмурился и принялся говорить так, точно читает по какой-то невидимой бумажке давно заученное оправдание:
— …решено было «заклеймить перед всем населением губернии деятельность Военно-революционного комитета, накладывающего без разрешения губернского Совета контрибуции и преступно покусившегося на советскую власть; предать суду членов Военно-революционного комитета и всех лиц, которые оказывали содействие в их преступных действиях…» — прочитал он, как молитву, и открыл глаза. — В тот день ревком прекратил свое существование, и была образована губчека с теми же полномочиями — отнимать земли. Набирали людей, у меня был диплом юриста, и меня взяли. Я получил задание освободить усадьбу у Задубровья. Но это было невозможно. Они дали мне десять человек и хотели, чтобы я разбил с ними атаманский полк. Я и предложил, что чем биться с атаманом, может, попробовать его переманить на свою сторону, дать ему эти красные шевроны и втихаря свалить грабежи на него. Меня выслушал сам Владимир Ильич… Он, как никто, понимал, что народ не пойдет за красноармейцами, которые повели себя как головорезы, что надо, простите за каламбур, обелить Красную армию… Людям был нужен тот, кто взял бы на себя часть преступлений ревкома.
— То есть Степнов все-таки не вы? — усмехнулся Грених.
— Вы сами себе это как представляете? Я же не Фигаро! Я всего лишь предложил оставить его в покое и растрезвонить по всей губернии об ужасе, что он нес. Люди тотчас бы кинулись искать защиты у советской власти. Меня поддержали, потому что советской власти были не нужны такие громкие убийства, которыми успели прославиться комиссары революционного комитета. Они расстреливали, вешали, жгли заживо, грабили усадьбы и богатые избы… Атаман не совершал больше одной вылазки в месяц. Беспредел творили красные. Место, куда я попал, было сущим адом. И порой мне казалось, что я все еще барахтаюсь в огне того взрыва, а все это — кошмар предсмертной агонии. Люди, которые состояли в этом органе, сплошь были из матросов и солдатни, дорвавшихся до власти. Камеры губчека… в гостинице Штейерта на углу Почтовой улицы напротив бывшего Дворянского собрания… были переполнены людьми, ожидающими расстрелов. Положение советского правительства о «красном терроре» позволяло каждого брать под подозрение. И гребли всех без разбору. Помимо ревкома существовала еще тьма других полномочных представителей, которые косили всех подряд: реввоенсоветы, президиумы исполкомов, следственные комиссии… всех не перечислишь. И никто не вел учет всем этим убийствам. Кто приходил расстреливать вас, боюсь даже спрашивать… чтобы не заставить ненароком вспомнить те минуты ужаса, которые вам пришлось пережить в подвале Басманной больницы.
Грених сидел неподвижно, слушал, устало глядя в край стола. Кем бы ни был этот человек, но про дни красного террора он говорил правду.
— Я действительно ходил в усадьбу Ольги и говорил с атаманом. Я честно признался ему, что я — самозванец. Видно, этим зацепил… И ей сказал об этом. Прямо попросил помощи. Нужно было убрать с железной дороги белых. Обещал, что советская власть его не тронет. Только не сказал, почему перед ним дрожит весь уезд, будто перед Чингисханом. На поверку он не был так опасен. Страшным его сделала молва… Ольга восприняла меня как спасителя, ей было уже все равно, что под видом ее кузена явился совершенно другой человек. Война путает все карты, перестаешь чему-либо удивляться. Мне удалось убедить ее и Бейлинсона, что лучше это участие в фикции, чем расстрел. Нужно было лишь продержаться, пока не кончится Гражданская война…
Грених некоторое время молчал. Швецову удалось главное, он заставил себе сочувствовать и почти поверить. Но нельзя было терять головы.
— Кто убил Киселя? — поднял профессор на него взгляд исподлобья.
Швецов облизнул губы и дважды качнул головой, торопясь согласиться.
— Я понимаю, что вы видите в убийстве настоящего Швецова и смерти Киселя некую схожесть, — начал он и замолчал, еще раз качнув головой, собираясь с мыслями. — Но тем не менее Кисель наложил на себя руки сам. Его выставили трусом и дураком… Он не вынес. Он знал этот способ удушения и всегда говорил, что воспользуется им, если придет нужда.
— Кто же ему показал его? Тот, кто совершил убийство унтера? — усмехнулся Грених.
— Я не могу выдать вам его имя. Да и надо ли — прошло уже одиннадцать лет. Этот человек… он был не вполне здоров. Но дорог мне. Как брат! У него очень обостренное чувство справедливости. Да, он был там, в перевязочном пункте и убил взводного из чувств. Не смог смотреть, как настоящий Швецов издевался над вами — над человеком, который вытаскивает людей с того света. Послушал ваш спор и воспользовался примером из учебника по судебной медицине. Я не одобрял его поступка! Но… он был болен.
— Значит, он тоже выжил?
— Да. Но он уже не представляет опасности, совершенно. Уверяю вас.
— Кем вам приходился Кисель?
— Он… да так… Он был еще мальчишкой, когда я вытащил его из деревенской нищеты, выдал удостоверение и устроил в школу. Привязался ко мне и ревновал к семье Бейлинсон, с которой я так и остался жить, оставшись их полноправным родственником… Он ревновал к Коле и втянул его в драку с венгерцами.
— Вы по-прежнему считаете, что венгры повинны в тех вечных беспорядках?
— Я ничего не считаю. Люди просто не могут ужиться друг с другом.
— Кисель принимал постоянное участие в исторических событиях этого дома.
— Он не мог смириться, что я живу в доме с мадьярами. Они ему не нравились.
— А вам?
— Я их очень уважаю за участие в революционных движениях на Дальнем Востоке.
— Коля уверял, что атаман Степнов в Москве, что у него здесь банда.
— Это все проделки Киселя, он забил мальчишке голову этими мыслями. Степнов убит при пожаре. Коля был слишком мал, чтобы все помнить и правильно истолковать.
— Какие были у атамана отношения с доктором Бейлинсоном?
— За короткую беседу этого было не понять… Я верю, что они были его заложниками.
— А все же кто его застрелил?
— Я не знаю, — вздохнул Швецов. — Это произошло в мое отсутствие. Но я прикладываю все усилия, чтобы найти убийцу.
— Не вышло, — безотрывно гипнотизировал его Грених. — Убедить меня у вас не вышло.
— Не верите?
— Нет.
Швецов надолго замолчал. В лице его застыла странная смесь злобы, усталости и отрешенности.
— Это потому, что я предложил Ленину свалить бесчинства ревкома на атамана Степнова? Да, я прогнулся под них. Я случайно украл паспорт, случайно попал в Рязань, случайно встретился с Лениным… И теперь я — хранитель государственной тайны. Более того, многих государственных тайн.
— Я все еще считаю, что Киселя убрали вы, он навредил вашей профессиональной репутации. А убийство настоящего Швецова было спланированно вместе с диверсией — вы не могли отправиться в Рязань, не заручившись уверенностью, что никто не вспомнит старого Швецова.
— Тогда почему я сохранил жизнь вам? — прокурор сложил перед собой руки со скрещенными пальцами, поменявшись в лице и став вдруг серьезным и обстоятельным. — Потому что я не убийца! Это по моему предложению вас пригласили работать в Кабинет судебной экспертизы — спивающегося старого вояку, которого, несмотря на то что он служил в рядах Красной армии, все равно продолжали считать «бывшим» и едва не расстреляли. Вы были таким забитым, жалким существом, что я рискнул посчитать вас не опасным и даже решил помочь устроиться.
Константин Федорович скрежетнул зубами, но тотчас дернул рот в полуулыбке. Приятного мало — быть обязанным такому человеку.
— Грених, — обратился Швецов, смягчившись. — Давайте поговорим как взрослые люди? Я не стану отнекиваться и юлить перед вами. Я совершил то, что совершил. Но я бы не советовал ворошить воспоминания о том дне. Тогда фельдшер сказал верные слова: вы не поладили с убитым. А если всплывет, что его убили способом, описанным из вашего учебника? Вижу по вашим глазам — нет желания, чтобы это случилось. Вот и мне не хочется ворошить такое далекое прошлое. Согласитесь, мы оба в нем наследили порядочно, не отмоемся.
Грених невольно выпрямился. Это шантаж?
— Я предлагаю вам денег, — продолжил Швецов. — Достаточно, чтобы сменить квартиру или вернуть всю вашу. Всю целиком с бумагой «вправе уплотняться по своему усмотрению». И никто ее больше не отнимет! Оборудуете там кабинет и библиотеку. Домработницу нанять в помощь вашей жене, опять же, сможете. Я предлагаю вам и способы, благодаря которым вы будете пользоваться деньгами, не привлекая ничьего внимания. В прокуратуре, которая имеет некое отношение к изъятиям, конфискациям, есть возможность честных фальсификаций.
— Честных фальсификаций? — не поверил ушам Грених.
— Вы совершили ошибку, заплатив залог за моего племянника, теперь к вам могут явиться из налогового управления Наркомфина. Это, конечно, очень щедрый жест, вы сделали то, что должен был сделать я. Но… понимаете ли… нельзя было так. Я, наверное, не случайно Колю оставил в… потому что разбрасываться такими деньгами — это верный способ подвести себя к монастырю. Следовало бы чуть подождать, оформить имущественное поручительство… Кто же так сразу шашку-то вынимает? Вы не в Европах там всяких живете, вроде неглупый человек. Или храбрости хоть отбавляй, не всю растеряли в Гражданскую войну? Вы, я посмотрю, себя считаете передовиком-ударником, костюмчик, ботиночки, жена ваша ходит в модном пальто рублей за пятьсот, хоть и комсомолка… Это пока вас не трогают, потому что вы нужный специалист, знаток своего дела, держите марку Института судебной экспертизы, который не стыдно западному гостю показать. А как придут на ваше место юные выпускники, которых вы сами же учите, так вас тронут — мало не покажется. И вот здесь вам пригодится крепкий тыл. Я буду вашей защитой.
Он говорил торопливо и доброжелательно, боялся не успеть сделать хорошее дело. С этой ленинской или даже скорее калининской бородкой и чуть опущенными уголками глаз Швецов невольно располагал, а не отталкивал. Загадочный, очень загадочный тип!
— Я научу вас обходить эти краеугольные камни.
— Вы сами не получили никакого образования? — спросил Грених, очень внимательно слушавший своего собеседника. Он пытался понять, что это за человек. Что составляло его нутро?
— Что? — смутился тот.
— Вы хотели сказать «обходить подводные камни», наверное? Не краеугольные. И «подвести под монастырь» — так вроде говорят. Эти мелочи выдают в вас человека, нахватавшегося вершков.
Прокурор застыл, глядя на собеседника неподвижным, ничего не выражающим взглядом. Грених пошел дальше, стараясь задеть еще больнее. Обида — как рвотный корень, заставляет собеседника вываливать все, чем забиты потаенные закрома души.
— А фамилию эту — Степнов — выбрали случайно с ошибкой, без буквы «а», или нарочно? Наверное, хотели «Степáнов»?
— Нарочно, — выдавил Швецов с тем же неподвижным лицом двухтысячелетней мумии. И это «нарочно» вылетело у него случайно. Бинго! Грених расплылся в улыбке.
— То есть Степнов — это все-таки ваше детище?
— Зачем вы меня обижаете?
Грених замолчал, нужно сменить тактику. Он действительно не должен обидеть это пугливое и осторожное животное, сущность которого еще не изучена, чтобы затащить его в свои силки. Он уставился на край стола, делая вид, что израсходовал весь яд и смиренно ожидает слов противника. Швецов хотел договориться, он сам выведет в нужное русло диалог. У него не было в планах ссориться с Гренихом.
— Я уже давно остепенился, живу по советским законам, — начал опять Швецов. — Да, у меня есть финансы, и я умею ими пользоваться правильно. Я не учился в университетах, у меня не было семьи, которая бы радела за мое образование. Но я учился у самой жизни. И хорошо понял законы и волчьи, и человеческие, пожил в нескольких странах, знаю, как к кому подойти, и какие слова подобрать, и что предложить. Я делаю свое дело хорошо, поэтому я здесь, в этом самом кабинете и в этом кресле. Люди все те же, что и раньше, при царе, сто лет назад, тысячу, они хотят вкусно есть, носить ладно пошитую одежду, жить в меблированном уюте, курить хорошие папиросы и чувствовать себя в безопасности. Люди хотят роскоши даже при коммунистическом строе. И этого из нас никакими революциями не вышибешь. Сам Сталин пьет дорогое шампанское и все его окружение — тоже, выставляя себя примером той жизни, к которой должен привести социализм. Но этот пример — не революция, нет, он накрепко связан с тем же самым, что и монархия, капитализм и что еще там есть, с потребительством. Оно было и остается синонимом самой жизни.
— Приспособленчество, — усмехнулся Грених.
— Вот видите, вы все сами понимаете. Со всем согласны, — почему-то обрадовался прокурор, разулыбавшись. Наверное, тот факт, что Грених не принялся грохотать на предложение взятки и спокойно отвечал, вселило в него немалую надежду. — Сначала приспособленчество, а потом потребительство. Без первого нет второго. Одно вытекает из другого. Закон сохранения энергии! На самом деле грядут новые времена. Советское общество близко к тому, чтобы обзавестись собственной элитой. И в вашей власти сегодня сделать выбор, окажетесь ли вы в числе первых, кто войдет в этот круг. Ведь никто не знает, как будет он широк, хорошо бы успеть в счастливый вагон. Мы покажем, какой прекрасной жизнью должен жить человек при советском социализме, мы будем распивать дорогие вина, шампанское польется рекой, банкеты сделаются повсеместными. Мы станем для всего мира примером счастливой жизни после победы революции!
Грених сжал зубы, чтобы не дать лицу испортить момента. Кислая мина спугнет в Швецове расслабившегося сурка.
— У меня, как и у вас, — продолжал он благожелательно и доверительно, — есть любимая женщина и дорогое дитя. Коля мне давно почти как сын. Давайте жить в согласии и не мешать друг другу?
Грених стиснул челюсти так, что стало больно зубам, но теперь в тисках приходилось держать не только лицо, но и язык, с которого чуть не сорвалось, что он прекрасно понял, зачем был устранен доктор Бейлинсон, весь остаток своей жизни проведший под игом этого лже-Савелия.
— Зачем вам война? Вот ваша дочка любит играть в партизаны, а ведь до добра ее это не доведет. Она в подвале держала заложника! — Швецов поднял палец, сделав глаза круглыми, как две буквы «о». — И никто не почел важным этот вопрос поставить на повестку. Я уж было собирался сходить в школу и настоять, чтобы на заседании учкома обсудили этот вопрос… Замешкал, протянул. Да и жалко детям жизнь калечить, могут ведь их и исключить. Вам совершенно не нужно, чтобы опять начали ворошить это неприятное дело. А жена ваша? Лежит теперь в больнице, на грани между жизнью и смертью. Хотя несчастья можно было избежать. Я вас, Грених, не трогал, хотя и не спускал глаз и всегда держал под присмотром. Ваша жена, дочь — я слежу и за ними.
Отлично, вот в ход пошли и Майка с Асей. Грених почувствовал, как его прошиб холодный пот, и невольно он выпрямился, сжав кулак, — сдерживать ярость становилось физически невыносимо, она теснила грудь и сжирала весь кислород в помещении.
— Вижу, вам совсем ни к чему эти трудности. Тогда давайте все оставим как есть? Сколько вы хотите за свое молчание?
— Ася пыталась самостоятельно разобраться в беспорядках дома № 13. Вчера ее чуть не убили.
— Да, знаю. Мне очень жаль, — склонил голову Швецов. — Вы же не хотите, чтобы это повторилось? Позвольте мне самому во всем разобраться. Говорю вам, берите деньги и не лезьте. И семью вашу сразу же оставят в покое.
— Тогда уж и семью Бейлинсон не трогайте, — вырвалось у Грениха, который сам от себя не ожидал, что попадется на удочку этого комбинатора и вступит в торги.
— Нет, этого я вам пообещать никак не могу. Это ведь и моя семья тоже. Я уже сказал вам, что они мне дороги. Своих детей у меня нет, и я планирую передать все, чем владею и чему научился, сыну Оли, моей будущей супруги. Поверьте, мои чувства — искренни. Я не желаю им зла.
Пора было уходить, но прежде совершить самое неприятное в этом деле, самое гадкое и отвратительное — согласиться на взятку за молчание, чтобы выиграть время. Грених уже собрал в голове, с чем явится к Фролову, но этот план подразумевал несколько ходок в Центрархив, в МГУ, поездку в Рязанскую губернию, может, еще куда-то.
— Я подумаю, — выдавил Константин Федорович после долгой паузы.
— Подумайте, Грених, подумайте. Никто вас не торопит. Вы можете сами открыть дверь, я ключа не убирал, — и, натянув на лицо маску служащего, Швецов опустил глаза к бумагам.

Глава 16
Тысячи улик и один мертвый подозреваемый

Выйдя в Столешников переулок, Грених оглянулся на здание прокуратуры, в окне кабинета Швецова метнулась тень. Кто этот человек? Чего он хочет? Чем живет? Почему он выбрал того унтера, чтобы стать им? И как он связан с атаманом? Было очевидно, что он сейчас стоял у окна, чтобы посмотреть, в какую сторону повернет Константин Федорович: может, пожелает вернуться в следственную часть, чтобы подать на лжепрокурора заявление, или все же примет деньги в обмен за молчание?
Нет, Грених не собирался брать взятку. Но теперь он должен действовать осмотрительней — за ним, за Асей, даже за Майкой, небось и за Фроловом тоже установлен постоянный и неусыпный надзор.
Грених повернул в сторону Басманной больницы, ему не терпелось увидеть, как Ася откроет глаза, убедиться, что ей больше ничего не угрожает. Но мыслями он постоянно скатывался к прокурору, пытаясь нащупать сущность этого хамелеона. Почему он выбрал унтера Швецова? Проворачивал ли ранее с другими людьми подобные махинации, воровал ли прежде чьи-то чужие жизни? Кто такой Степнов? Усадьба, в которой у того была ставка и которую потом сожгли, принадлежала родственникам Ольги Витольдовны… Грених вспомнил мать Коли — холодную красавицу с серыми глазами, белой, как китайский фарфор, кожей, светлыми волнами волос, стройную и модную. Не грех на такую глаз положить. Может, они были знакомы до войны? Надо начать с ее родственников, из-под земли достать хоть одного, кто бы мог знать настоящего Швецова в лицо, найти его фотокарточки. Так не бывает, чтобы не нашлось никого, кто мог бы его опознать. Мучаясь этими мыслями, Грених доехал до больницы.
Ася лежала с открытыми глазами, на щеках алел румянец. Ее все еще охраняла маленькая школьница. Грених поблагодарил девочку, извинился, что оторвал от уроков, пообещал, что в следственной части ей выдадут в школу справку, что она охраняла важную свидетельницу.
Присев на постель, Грених взял руку жены, та оказалась подозрительно горячей. Она мягко сжала его пальцы.
— Ты горишь, — с тревогой сказал он.
— Это ничего, врач сказал, будет небольшая температура, — ответила Ася слабым голосом, изо всех сил делая вид, что ничего особенного не случилось.
— Не должно! Если удалось полностью устранить последствия травмы, воспаления и лихорадки быть не должно.
— Небольшая же, — возразила она с улыбкой: губы дрожат, веки тяжелые, кожа бескровная. — Не обижайся, но твои пациенты никогда не температурят, ты ничего в лихорадках не понимаешь.
Грених невольно вспомнил, как забрел в морг, и слова Аси не обидели его, а напугали.
— Костя, я должна тебе кое-что рассказать. Вчера… все завертелось каруселью. Темно, столько лиц, этот уличный воришка… Сегодня еле проснулась… а потом вспомнила, что ночью меня еще успели и прооперировать. В голове такой сумбур, события перемешались. И мне кажется, что сначала меня прооперировали, а потом ударили… Мне поначалу не было так больно, а теперь внутри точно кто раскаленной кочергой ворочает и пить ужасно хочется, но мне не дают.
Грених слушал ее с тревогой, все сильнее стискивая пальцы. Поднялся, как только она замолчала, и со словами «схожу, поговорю с врачом» уже шагнул было от койки, но она удержала.
— Подожди. Я не договорила. Управдом Сацук… вчера это был он… я совсем замучила его вопросами… какой-то он уклончивый… ведь это он вызывал агента угрозыска Баранова, когда в доме беспорядки начинались… и всегда почему-то его одного… Почему именно его? И почему он был в тот день у театра? Такие по театрам не ходят. Таким искусство скучно… Он поднял сумку и протянул мне. Его, наверное, сзади толкнули… или мне показалось. Но он упал на меня, и что-то острое вонзилось в живот… я начала задыхаться…
Она замолчала, притомившись. Грених опять присел на край постели, глядя на нее с недоумением.
— Сацук? Управдом? Это точно он был вчера?
— Точно он.
— И ударил он?
— Я не знаю… Я не хочу на него наговаривать. Он человек… несчастливый, у него травма. Но все же… вы бы взяли и его отпечатки пальцев, чтобы сравнить с тем, который нашли в Колиной квартире.
Грених помолчал минуту, обдумывая ее слова.
— Ты горишь, мне это не нравится. Я должен сказать врачу, — он поднялся и быстрым шагом, чтобы Ася не успела его остановить, вышел.
Обнаружив вчерашнего хирурга за обходом в соседней палате, он с излишней тревогой, с нервной резкостью рассказал ему о горячих руках и слишком ярком румянце жены. Врач посмотрел на Грениха с усталым недовольством и прошел в палату Аси. Константину Федоровичу казалось, что хирург был недоумком и с первого раза до него не дошло, что начинается гнойный перитонит и надо что-то делать! Поэтому он повторил это еще раз, а хирург еще раз терпеливо выслушал, заверив, что никакого гнойного перитонита нет, все страхи напрасны, пациентка под контролем. Сказал это противным однотонным голосом и повернул к двери. Грених дернул за ним в коридор. Как можно быть таким идиотом! Насилу удержался, чтобы не схватить за грудки, не припереть к стене, уже сжимал и разжимал кулаки, следуя за ним, как сомнамбула. Врач неумолимо удалялся. Не зная, что предпринять, Грених сердито крикнул, что, если жар не спадет к вечеру, он будет требовать другого доктора.
Тот бросил за плечо равнодушный взгляд и исчез за дверью. Эту фразу хирург слышал по сто раз на дню от взволнованных родных и близких своих бесчисленных пациентов. Грених не был первым и не будет последним. Да, он сам точно так же равнодушно смотрел бы на истеричного посетителя, у которого была бы больна жена, мать, отец, ребенок… Делать нечего, придется довериться его спокойствию.
Остановившись посреди коридора, Грених сжал пальцами глаза. Не терять головы! Действовать, найти Сацука раньше, чем тот успеет бежать.
Возвращаться тотчас в следственную часть не стоило. Грених понимал, что у лже-Швецова в здании на Столешниковом переулке наверняка несколько человек соглядатаев, кого он втайне прикармливает. И ему сразу доложат о приходе Грениха к Фролову — это стало бы для прокурора сигналом, что Константин Федорович на сделку не пойдет. Пришлось выдумать конспиративный способ выманить Алексея, воспользовавшись телефоном в приемном покое. Нависнув над трубкой и чувствуя себя персонажем детективного романа, Грених вызвал Фролова, попросил его быть через полчаса на Чистых прудах, никому об этом не сообщать. А чтобы тот не успел опомниться, сразу дал отбой.
Погода к началу октября стояла ясная и хрустально-свежая, дождя не было несколько дней, сухая желтая листва вихрилась под ногами, пахло влажностью стоялой воды, ртутная поверхность водоема отражала бледно-голубое небо, серые здания, этажи облаков и точки-тире несущихся по нему воробьиных стаек. По дорожкам важно вышагивали вороны в черно-серых сюртуках.
Грених дважды обошел пруд кругом и уже думал, что старший следователь не придет, но тот наконец появился со стороны недавно снесенного уродливого памятника Грибоедову.
— Что-то с Агнией Павловной? Ей стало хуже? — запыхавшийся и раскрасневшийся, держа свою кепку в руке, подбежал он. Грених смотрел не на него, а на его головной убор. Сжалось сердце — вчера на напавшем был точно такой же. Он уже обжегся на доверии раз. Был у него стажер, предавший его и подставивший, и теперь невольно он ожидал подвоха отовсюду.
— Откуда тебе известно, что с Агнией Павловной?
— Так вся следчасть на ушах стоит, говорят, она в больнице. Я названивал вам все утро, всех ваших соседей по квартире перезлил. Майка отвечала, что вас нет до сих пор дома и она не знает, где вы и когда вернетесь.
— Кто сказал тебе о том, что с Асей? — сквозь зубы процедил Грених, схватив за локоть Фролова и впившись взглядом в его лицо, наблюдая изменения мимики и пытаясь поймать на лжи. Фролов, обескураженный и все еще отдыхивающийся, смотрел в ответ и хлопал глазами.
— Наш секретарь, — спокойно ответил он, — Лидия Павловна. А кто ей — понятия не имею, женщины всегда откуда-то все узнают. У них есть какой-то общий осведомитель.
— Никто не знал, что на Асю напали.
— Напали? Но мне сказали, что она в больнице. Только это.
Грених отпустил его локоть, сделал два шага в сторону и сел на лавочку.
— Наверное, мог видеть кто-то из знакомых. Вчера на Петровской было полно народа, вызывали «Скорую помощь», но мы уехали на извозчике, — проговорил он, следя за легкой рябью на поверхности пруда.
Фролов смахнул со скамейки листья и тоже сел.
— А что случилось?
В двух словах Грених поведал о вчерашнем злоключении, добавив и то, что Ася опознала Сацука.
— Ну тогда надо сейчас к нему пойти и прижать к стене, — предложил старший следователь.
— Подожди. Я еще не все тебе сказал, — со вздохом ответил Константин Федорович.
— А что еще случилось?
— Случилось, — невесело хмыкнул Грених. — Готов услышать? Точно? Потому что к такому надо заранее быть готовым.
— Ну? — нетерпеливо нахмурился Фролов.
— Швецов Савелий Илиодорович умер в конце июля 1917 года. Его убили точно так же, как Киселя, — удушили веревкой, закрутив ее штыком от винтовки Мосина.
Фролов открыл и закрыл рот, недоуменно уставившись на Грениха.
— Что? Как это? А кто тогда в прокурорах сидит?
— Понятия не имею. Но он точно как-то связан с Киселем и… атаманом.
— Не-ет, нет! Не может быть, — помотал головой следователь.
— Тебя совершенно не удивляет, что прокурор, будучи чекистом, ходил в ставку Степнова договариваться, а?
— Ходил! И свидетельства есть. Как входил к нему без оружия, подняв руки, и выходил так же. А благодаря сведениям, что он добыл, потом диверсию белых предотвратили… Ну помните, про полковника Любомирова, который разобрать железную дорогу у села Мосолова собирался?
Константин Федорович усмехнулся, проведя рукой по лицу. И стал рассказывать старшему следователю историю о своем конфликте с унтером Швецовым, о том, как унтер украл у него учебник и, размахивая им, как какой-то гимназист-задира, разглагольствовал, мол, в книге описаны способы убивать. А на следующий день, едва он был обнаружен мертвым на подоконнике, взлетел на воздух весь перевязочный пункт.
— Вот откуда у вас на спине и руке… — Фролов невольно правой рукой обхватил левое плечо.
— Я только из постели вылез, одеться не успел. Опалило.
— Дела! А тому, кто убил настоящего Швецова, получается случайно, что ли, подали идею удушить по учебнику?
— И он это повторил с Киселем.
— Кто это, по-вашему?
— Тот, кто был в перевязочном пункте в тот день. Я не знаю, кто тот человек, что сейчас сидит в кабинете прокурора, но унтера Швецова он выбрал заранее. А идея убить подвернулась случайно. Но что, если он только и ждал удобного момента уничтожить человека, чье место собирался занять? А заодно весь его взвод, который на тот момент находился после июньских сражений в лазарете. Усадил покойника на подоконнике, как чучело, чтобы мы стояли и пялились, пока за нашими спинами готовились взорваться начиненные взрывчаткой банки из-под тушенки или еще что.
— Старший унтер-офицер Швецов… — медленно произнес Фролов и призадумался. — Он носил это звание до революции, потом вернулся в Рязань к родственникам, записался там в Красную армию, его назначили начальником чрезвычайки. А… у него еще было письмо от одного из командиров революционного отряда, там тоже какие-то заслуги были перечислены. Он был ярым большевиком.
— И хорошим пройдохой.
— Да как мы это докажем?!
— Мне уже были предложены деньги за молчание.
— Константин Федорович! — ужаснулся Фролов.
— За кого ты меня принимаешь? — ответил Грених любимой фразой дочери. — Ситуация, однако. Так просто не заявишься с обвинениями, у которых одно лишь доказательство — мимолетное воспоминание…
— А вы… у-уверены? — осторожно начал Фролов.
— Что это мне не приснилось?
— Что это Шве… ну тот, который сейчас себя Швецовым зовет… перевязочный пункт взорвал? — спросил Алексей. Фролова снедали сомнения в достоверности этой истории. И Грених понимал, что выстраивать версии на столь хлипкой субстанции, как воспоминания одиннадцатилетней давности, дело неблагодарное.
— Надо все же с чего-то начать распутывать этот клубок, — предложил он. — На самом деле у нас просто тьма улик, тысячи нитей. Убийство агента угрозыска…
— Самоубийство, — уточнил Фролов машинально.
Грених поморщился — в сифилис Баранова он не верил.
— Итак, — с настойчивостью продолжил он, — у нас есть Баранов, Сацук, напавший на Асю, застреленный Бейлинсон, у нас есть дом № 13, венгры, список жильцов, их подлинные истории, которыми Ася исписала несколько тетрадей. Они, кстати, все еще у тебя?
— Да, конечно.
— Конечно, — передразнил Грених. — Теперь мы не можем быть уверены, что вещдоки в безопасности у вас там, в следственной части. Быть может, вы делите квартирку с самим атаманом Степновым.
Накатили черные мысли об Асе, он сжал голову кулаками, процедив сквозь зубы: «Черт-те что!» — но тут же выпрямился. Фролов смотрел на него извиняюще-опасливо, как смотрят на больных и дурачков. Эх, не поверил!
— Ладно, — сам себя успокоил Грених. — Что есть еще? У нас имеется отпечаток пальца, который мы никуда не можем пристроить, и Кисель. Кто был в здании в день его смерти? Вечер пятницы, приемные часы кончились, народу немного. Кого ты помнишь? Может, кто подозрительный?
— Был Сацук. Он явился с новой жалобой, требовал принять, хоть день уже закончился. Опять ему чем-то венгры досадили.
— Надо с него взять отпечатки пальцев.
— Как он мог зайти к Киселю? Того под охраной держали. Если уж на то пошло, к нему спокойно мог попасть только прокурор, да он и был у него. А последним заходил я, и Кисель был жив-живехонек.
— Значит, каким-то образом Сацук зашел в камеру.
— Каким? Он что — Гудини? Или тоже гипнозом владеет?
— Хорошо, — Грених на мгновение зажмурился, оставив эту нить и пытаясь схватиться за другую. — Майка утверждает, что в день убийства Бейлинсона видела входящим и выходящим человека, одетого, как тот, что вчера напал на Асю. И кстати, он почему-то носит вот такую же кепку, — он взглядом показал на предмет в руках Фролова. Фролов тоже посмотрел на свою кепку, а потом на профессора.
— Вы что, меня подозреваете в чем-то?
Константин Федорович отвернулся. Ему стало стыдно, что он набрасывается на мальчишку, который уже триста раз доказал и свою честность, и почти детское прямодушие.
— Прости, не хотел… Все еще не забыл ножа в спину от Пети, приходится быть начеку. Вчера чуть не убили мою жену.
— Понимаю. Хотите, я выкину? — старший следователь замахнулся, чтобы запустить головным убором в пруд, но Грених его остановил.
— Не надо. Ерунду не делай. Но, думаю, совпадение это — неспроста. Сацук носит такую кепку?
— Нет, ни разу не видел. И макинтоша он не носит, ходит в старой затертой черной кожанке, а кепка у него тоже из черной кожи, ручной работы, он ею вмятину в голове прикрывает — военная травма. — Фролов решительно поднялся. — Но он пытался убить Агнию Павловну! А если еще и связан с атаманом… то он и Бейлинсона мог застрелить. Вот я знал, знал, что отец Коли не был заложником, он этих бандитов вокруг себя собрал, чтобы не отдать советской власти усадьбу. А Сацук — один из них, если не сам атаман. И убил доктора, чтобы тот не проговорился, а Колю подставил.
— Почему Коля упорно его покрывает? — хмурился Грених, увлеченный версией Фролова. — Ты видел, как он боится, что к нему применят гипноз. Чуть тогда шкаф не снес. Ему есть что скрывать.
— Вот это загадка. Но, чтобы узнать, был ли Сацук в квартире доктора в день его убийства, нужно сверить его отпечатки с тем, что у нас лежит в деле сиротой. Нанесем ему визит?
Сацук, как истинный советский гражданин, занимал только одну комнату. Жил в квартире на первом этаже дома, что сам и курировал. Соседка, которую Фролов и Грених встретили на общей кухне, вылила на них целый ушат сведений, мол, председатель домкома он замечательный, выхлопотал отопление, как в доме Нирнзее — по последнему слову техники, скоро проведут, нашел лучшую в Москве дворничиху, лично проверяет каждую печь в квартирах и приводит трубочистов, сам чинит краны жильцам, никому никогда не откажет, на все руки мастер, честный, а уж как за порядком следит — ни одному хулигану спуску не дает. И поведала историю о мальчике с третьего этажа, который недавно драку устроил, даже «в суд попал». Грених тяжело и протяжно вздохнул, дивясь тому, как люди быстро подхватывают слухи и как порой неправдоподобно выглядит правда. В этом доме спокойного житья Михэли не видать.
— А их семья на прошлой неделе объявила, что собирается съехать. И слава богу! Слышала, что займет квартиру губпрокурор, но тот заявил, что такая большая ему ни к чему — отказался.
Конечно, он ведь уже освободил от мужа-рогоносца свою. Грениху надоело слушать стрекотню любительницы слухов, он оборвал ее на полуслове, попросив показать дверь комнаты Сацука.
Фролов постучал. Но никто не ответил. Постучал еще. Соседка неспешно, с какой-то неестественной медлительностью заваривала чай. Постоянно что-то рассыпала и проливала, а потом долго вытирала, краем глаза следя за сотрудниками следственного отдела.
— Да ушел, наверное, — сказала она, — дел-то много, за трубами и отправился. Или в подвале.
— А ключей у вас нет от его комнаты?
— Все дубликаты он хранит у себя.
Фролов постучал вновь.
— Ломать будем? — опасливо и очень тихо, едва слышно, спросил он.
— Разумеется! — фыркнул Грених.
Третий стук, и четвертый, и пятый были безуспешны. И оба на раз-два навалились плечами на дверь, высадив замок.
В комнате никого не оказалось. Пустая заправленная кровать, строительные инструменты на выстеленном бумагой столе: стамеска, молоток, гвозди. На подоконнике единственного окна несколько книг. Грених стал перебирать: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный, Гражданский и… учебник судебной медицины.
Обомлев, Константин Федорович открыл его, пролистал. Неужели это был его старый учебник, который выкрал настоящий Швецов, задиристый молодой петух, вечно прижимавший в сенях перевязочного пункта молоденьких сестер милосердия? Не дыша, Грених пролистал несколько страниц — нет, это третье переиздание того учебника, страницы еще свежие, только запачканные от частого листания. Однако главы, рисунки, текст — почти все было прежним.
На мгновение у него потемнело в глазах от такого привета из прошлого. Иногда казалось, что память начинает процесс самоочищения, и уже с трудом вспоминались дни его молодости, мобилизации, военные действия являлись лишь как болезненные вспышки, и не было никаких четких картинок, а только цвета — красный, огненно-желтый, серый. Он плохо помнил два года, проведенные в морге, благодаря тому, что травился денатуратом, пытаясь забыться. Оставались только те сведения, которые были нужны для работы. И, когда вот так ярко являлось какое-нибудь давно утерянное воспоминание, к горлу подкатывала тошнота, темнело в глазах, будто принял яду. А самое страшное и неприятное — это, наверное, взгляд Фролова ему такую мысль внушил, — он не был уверен в достоверности этих воспоминаний.
Стоял сейчас посреди сумрачной полупустой комнаты, а перед глазами вновь и вновь возникали картинки: вот взводный Швецов оседлал подоконник, вот он обнимает сестру милосердия, а вот сидит удавленный. Тут же являются и другие лица, но смутно, расплывчато. А если он ошибся? Вдруг тот, с ожогами, не атаман? Поди теперь вспомни.
Машинально листая книгу, Грених заметил, что некоторые листы имеют загнутые углы. Одна из таких меток попалась на странице параграфа «Смерть от телесных повреждений. Повреждения, причиняемые тупыми орудиями». С болью в сердце он оглядел рисунок с подписью: «Разрыв печени у молодой девушки, которую переехал извозчик», а рядом были приведены несколько случаев из практики — истории людей, которые получали удар в живот тупым предметом, их находили уже холодными, без видимых внешних повреждений, но все они неизменно умирали от разрыва кишечника, раздробления печени и селезенки и внутрибрюшного кровотечения.
Этот негодяй тщательно планировал смерть Аси. Она его измучила своими вопросами, и он решил ее устранить. Сминая нервными пальцами страницы, Константин Федорович заново переживал вчерашнюю ночь: сутолоку на углу Петровского переулка, бледное, страдальчески скривленное лицо Аси, кровь на ее пальто, здание Басманной больницы, то, как Ася приходила в себя после эфира.
— Что там? — вывел Грениха из мучительных раздумий Фролов и взял учебник из его рук. Оттуда выпала вырезанная из страницы картинка. Алексей поднял ее, ужаснувшись.
Грених невольно глянул ему за плечо, и сердце ухнуло куда-то вниз. Этого рисунка в его старом учебнике не могло быть, потому что описанный случай произошел в 1924 году. «Самоубийство влюбленной пары посредством самоповешения в одной петле в лесу». На рисунке у дерева полусидя, полуповиснув на одной веревке изображались мальчик и девочка возраста Коли и Майки.
Грених зло сжал в кулаке вырезанный листок, отбросил его в сторону и выругался.
— Идем спросим соседку, где подвал.
Та была все еще в кухне и с готовностью отвела их вниз.
В хорошо вычищенном помещении, загроможденном трубами разновеликого диаметра, банками с краской, ящиками и всяким хламом, отсортированным и собранным в аккуратные стопки и башни, было темно и сыро. Соседка, неся свечу, провела их коридором к небольшой каморке. Дверь ее оказалась не заперта, Фролов толкнул, сразу пахнуло стойким винным духом, будто здесь выпивали человек десять.
Осторожно войдя, они остановились — кто-то стоял за прислоненной к стене стремянкой, держался за нее одной рукой, плотно сжав пальцами перекладину, другая рука свободно свисала. Фролов взял свечку из рук соседки, посветил на него. Казалось, то был какой-то рабочий, собравшийся вынести лестницу, а может, он только ее принес и зачем-то встал с обратной стороны наклона. Лицо его было слепо, голова в черной кепке неестественно свесилась набок, от шеи шла туго натянутая и подвязанная к верхней перекладине веревка.
— Это тоже из учебника, — выдавил Грених.
— Вот прямо так и было изображено? — обернулся Фролов.
— Филя, ах, господи, Филя, ужас! — внезапно завизжала соседка и выскочила вон.
Грених бросил на нее короткий взгляд, аккуратно снял с трупа кепку, обнажив шрам на лбу и огромную вмятину, возникшую при ударе тяжелым предметом. Такие остаются после вдавленного перелома черепа.
— Ого! Я знал, что у него увечье… но чтоб такое! — ахнул старший следователь. — Чем это его так?
— Жена Баранова говорила, что ее мужа часто встречал человек, у которого из-под шляпы выглядывал шрам. И Ася тоже на него намекала мягко. Я значения не придал… — Грених вздохнул. — А ведь я его знаю, он тоже был в перевязочном пункте, оперировал его не я, но он с марта 17-го лежал у нас, его транспортировку все откладывали, боялись, что дороги не вынесет. Операцию перенес хорошо, но месяцами держалась лихорадка… Черт, он ведь мог грифель жрать, сукин сын, и притворяться. Кажется, он был одним из тех, кто организовал солдатский комитет, его ждал трибунал.
— Имя его помните?
— Откуда? — Грених безнадежно покачал головой. — И лицо его всегда было в бинтах… Я из тех лет немногое помню, вспышки какие-то, фрагменты. Знаешь, сколько сил стоило начать это забывать?
Несмотря на то что дело это стало еще более непонятным и запутанным, Грених почувствовал облегчение — человек, покушавшийся на Асю, мертв, он больше не опасен, он не явится к ней в больницу. Он убивал, вооружившись учебником по судебной медицине. А идею ему эту случайно подал тот, у которого нынешний губпрокурор украл имя. Оставалось доказать, что они были заодно.
Прошли дальше, стали делать обыск каморки. В глубине на ящике стояла до дна опорожненная бутылка водки, рядом стакан, огарок свечи, тарелки с нарезанными крупно луком и солеными огурцами, почти не початыми, под бутылкой несколько листов, исписанных самим Сацуком — Фролов узнал его почерк.
Твердой рукой, не без грамматических ошибок и с вкраплениями украинского управдом писал письмо, почему-то обращенное к Асе, сознаваясь, что Баранов и Кисель были его пособниками в создании беспорядков, что агент угро заносил в протоколы откровенную ложь, что брал за это деньги и ждал квартиры в этом доме, а потом передумал. Сознавался, что принудил Баранова к самоубийству, а также убил Киселя, когда тот оплошал, судмедэксперта доктора Бейлинсона, начавшего о чем-то догадываться, и страшно раскаивался в нападении на Асю. Он писал, что она его раскрыла, и просил у нее прощения… В планах трех товарищей было обзавестись квартирами, выжив из них венгров, за которых никто бы не стал вступаться. Сам Сацук хотел вывезти в Москву семью своего брата и старых родителей, оставшихся в Житомире.
— Ну все теперь ясно, — вздохнул Фролов, — получается, сначала он составил предсмертное признание… видно, Агния Павловна его совсем застыдила… Потом с горя напился, или чтобы придать себе смелости, и повесился.
— Выбрав способ удавиться тоже из учебника. Там есть иллюстрация, полностью повторяющая его смерть… — кивнул Грених. — Но только записка — липа.
— Где вы видите… что это липа? — насторожился Фролов.
— Потому что все это слишком просто, — Грених призадумался. Швецов упоминал о каком-то своем товарище, говорил, что он, мол, болен, имеет обостренное чувство справедливости и потому убил Швецова. Это он, значит, имел в виду Сацука, уже тогда готовясь его подставить.
— Все перечислено, ничего не упущено, — добавил Константин Федорович. — Кроме одного. Доктор Бейлинсон — он уж точно не был заинтересован в расследовании… Разве ты не видишь? Он хочет замести свои последние следы, но от семьи Бейлинсон удар отводит.
— Кто — «он»? Вы все-таки думаете на… п-прокурора?
— Ход конем, подставил ради мата собственного ферзя.
Фролов выдавил тяжелый вздох, озадаченно почесав макушку.
— Что нам теперь делать?
— Что делать, что делать! Понятых звать и оформлять, — разозлился Грених — из головы все не шли мысли о Швецове. Как же доказать его связь с управдомом?

Глава 17
Торжество дактилоскопической экспертизы

Кто этот человек? Где он жил? Чем он занимался до того, как отправился на фронт? Он был призван? Или же, как и Грених, пошел добровольцем? Мог ли этот приспособленец, что сейчас занимал кабинет губпрокурора, быть атаманом Степновым? Или же эту роль за него играл кто-то другой? Сколько человек помимо Киселя, Баранова и Сацука у него были в подельниках? Не фальшивая ли у Сацука фамилия и биография? Это можно было бы выяснить из военного архива, но тогда перевязочный пункт взлетел на воздух со всеми документами.
Поздним вечером Константин Федорович сидел на полу в секционном зале Института Сербского, на одном из столов лежал готовый к вскрытию управдом. Грених не нашел ни единого внешнего подтверждения, что тот был убит. Смерть наступила от механической асфиксии вследствие сдавления шеи петлей. Имелась всего одна странгуляционная борозда, и она указывала на самоповешение. Он знал, что напрасно потратит время, копаясь во внутренностях этого человека, и уже не испытывал к нему ненависти — Сацук стал его материалом, который мог бы вывести на главного преступника, на Швецова, на его личного теперь Мориарти.
Грених сидел на полу, на колене лежал учебник по судебной медицине, взятый из квартиры Сацука, поверх него — тетрадный лист. Битый час он пытался сделать набросок лица человека, которого встречал одиннадцать лет назад, того, что спросил его, не останется ли он лысым. Затылок его был покрыт островками ожогов в темных коротко стриженных волосах. В призрачных чертах терялось что-то очень схожее с лицом прокурора. Но оно то появлялось в голове Грениха, то исчезало.
Дверь открылась, и неожиданно, словно джинн из лампы, явился Швецов. С бумагой в руках.
— Вот, — сконфузившись, протянул он бланк. — Решил занести вам разрешение на вскрытие лично.
Грених не поверил своим глазам и ушам.
— Я все же не сторонник того, чтобы вскрытия делались здесь. Не из-за вас, нет… — продолжал доброжелательно Швецов. — Здесь все-таки научный центр, стажеры, студенты, вечно куча народу вертится, мешает. Больше доверия к спокойной и строгой лаборатории Наркомздрава. Но у вас к покойному особый счет. Как, кстати, поживает Агния Павловна? Жар спал?
Яркой вспышкой Грениха захлестнула ярость. Теперь он ясно видел в его словах угрозу жене. Рука было поднялась над рисунком, но безжизненно упала — он едва не позабыл, что не должен терять маски сдавшегося игрока. Навалилась какая-то невероятная усталость, закололо в висках, стал тяжелым воздух. Бумаги, протягиваемой прокурором, брать не стал.
Тот наклонился, глянул на рисунок.
— Вы позволите? — он быстрым и неожиданно ловким, как у карточного шулера, движением стянул лист с колена. — Нет, — елейно заметил он, разглядывая свой портрет. — Не похож ни капельки. Посмотрите, какие впалые щеки и перекошенный рот. И если хотите знать, Константин Федорович, у меня нет и никогда не было никакого изображения. Ни фотокарточек, ни портретов художников. Так вышло, что я с самого рождения почти призрак. Никто и ничей. Бесплотный дух. Без личности. Пустая оболочка. Но… однажды я совершенно случайно захватил с собой чей-то чужой вещевой мешок. И теперь у меня есть семья, дом и служба. Я обрел себя. Не лишайте меня этого. Что вам стоит?
Прокурор положил разрешение на вскрытие вместе с рисунком перед ним на пол.
— Вы не теряли ваших запонок в квартире Сацука? — спросил Константин Федорович словно невзначай именно в ту секунду, когда Швецов наклонился.
Скулы прокурора напряглись, он невольно замер, впился глазами в Грениха, тот смотрел, изучающе наблюдал короткую, едва заметную агонию под толстой коркой льда, внезапно покрывшей лицо прокурора.
Медленно Швецов распрямился, все еще глядя сверху вниз на своего противника, жалея, что явил слабость, струсил.
— Не забудьте заполнить анкету по учету самоубийств, — холодно выдавил он и удалился.
Грених не находил на месте преступления ничьих запонок, но надо было изловчиться и выяснить, был ли прокурор вчера у управдома. Может быть — раз так перепугался. И наверняка, едва вышел из секционного зала, тотчас принялся проверять, на месте ли его запонки.
Грених посидел еще недолго, дожидаясь, пока Швецов покинет институт, поднялся. Пройдя по пустым в вечерний час коридорам и лестницам до своего кабинета, снял трубку телефона, набрал номер следственной части.
— Фролов, он был там. Приступай. Следы и контуры рук тоже сгодятся. Но, если найдешь отпечатки, это будет твоим триумфом. Пришли кого-нибудь для присутствия на вскрытии. Никого нет? Тогда стажеров… Да, придется поработать ночью.
И дал отбой.
Теперь предстояло провести ночь за делом, которое ему не принесет ничего, кроме опустошающей усталости. Он с радостью отправился бы к Асе, посидел бы у ее постели. Но то ли упрямство и несгибаемая принципиальность, свойственные всем в роду Грениха, побуждали его сделать все возможное, чтобы найти хоть малый намек на присутствие в теле Сацука признаков насильственной смерти, то ли сработал его давний защитный механизм, приобретенный в морге Басманной больницы. В те два года он занимался вскрытиями только затем, чтобы не сойти с ума от отчаяния. Близкое явление смерти было своего рода намеком на библейское: «Все пройдет». Это давало ощущение покорности перед вечностью.
Профессор дождался стажеров. Окинув усталым взглядом троих будущих следователей, усевшихся рядком на стульях, он указал на тело, готовое ко вскрытию, огромное количество пробирок и градуированных склянок, поставленных рядом.
— Убитого, возможно, просто споили, мертвецки пьяным подтащили к лестнице, надели удавку. Но человеку, с которым убитый выпивал в подвале, он доверял. Более того, называл своим братом. Поэтому я должен произвести вскрытие методом полной эвисцерации и взять пробы на все известные виды ядов.
Он сделал первый надрез.
— Будьте готовы к тому, что ради правды придется делать много лишнего.
Притихшие и молчаливые стажеры следили за всеми его действиями. После тщательного осмотра всего органокомплекса, Грених принялся собирать по банкам содержимое пищевода, желудка, вытянул около метра тонких кишок, отскоблил части почек, печени, мочевого пузыря, легочной ткани, селезенки, собрал в банки часть головного и спинного мозга, сердца и кровь, в нем содержащуюся, уложил волосы, ногти и куски костей. Орудуя скальпелями, пилами, ножницами, зондами, молотками, лупой, Грених резал, пилил, топил органы в чаше с водой.
Часы шли за часами, студенты один за другим засыпали, опуская друг на друга головы. Иногда, устав, он и сам опускался прямо на пол, садился, ложился звездой на спину, разбрасывая по сторонам руки и ноги, гудящие от усталости, опять вставал и все думал и думал. Кто этот человек? Чем он живет? Чего он хочет? Чего боится? Кого любит? Есть ли у него принципы, правила, кодекс чести? Был ли он кем-то обижен? Был ли он сильно влюблен? Мать Коли единственная ли его симпатия? Он уже считает Колю своим ребенком. Ему нравится думать, что у него есть семья. Почему он выбрал их? Мог ли Коля быть его сыном? У них со Швецовым что-то общее в черноте взгляда, какая-то смущенность, неловкость, нет… трусоватость и огонек чертовщинки.
Грених поднял голову на этой мысли, в одной руке держа пробирку, в другой — лакмусовую бумажку, посмотрел перед собой в пустоту стены, выложенной белым кафелем.
— Тысяча девятьсот двадцать восьмой минус неполные шестнадцать. Коля декабрьский. Тысяча девятьсот двенадцатый. Еще минус девять месяцев. Как раз когда семья Бейлинсон перебралась из Москвы в Рязань, в усадьбу близ Задубровья, которую выставили на торги, а какой-то родственник или знакомый якобы «выручил». А что, если это он и был?
Часы показали семь утра, когда Грених собрал все бумаги составленного им акта, растолкал стажеров, чтобы те его подписали. Голодный как волк, сразу двинул в следственную часть.
На улице с ночи шел дождь. Спрятав папку за пазуху, подняв воротник пальто, ниже на лоб натянув шляпу, он добрался пешком до Гоголевского бульвара, потому что опять на Кропоткинской не ходил транспорт. На Бульварном кольце все же успел перед тяжелым днем, обещавшим грандиозную битву, забежать в только что открывшуюся чебуречную и проглотить под дождем, на бегу до трамвайной остановки, вчерашний черствый чебурек, с горечью вспоминая, что Ася никогда не отпускала его на работу без завтрака, а если он убегал раньше, то исхитрялась сунуть в портфель завернутый в бумагу бутерброд.
— Ну что? — влетел он в кабинет Фролова, весь насквозь промокший, бросил заключение о вскрытии ему на стол. — Нашли пальцы Швецова в подвале? Совпали?
Алексей вскочил с таким лицом, словно перед ним выросла статуя Командора. Судя по его виду, домой он ночью тоже не попал. Стол его был завален старыми делами.
— Вы что же, с самого утра… решили приступить… — пробормотал он, оглядывая промокшее пальто Грениха.
— А чего тянуть? — тот снял шляпу и принялся стряхивать с нее капли. — Швецова надо как можно скорее вывести на чистую воду. Он очень хитер. Отпечатки сняли?
— С этим все очень эм-м… непросто… — затянул Фролов и показал на кучу раскрытых папок. — Я тут пока с Сацуком не разобрался еще.
— Что значит «непросто»? — вспылил Грених, чувствуя подвох. — В подвале пыльно, там отпечатков полно.
— В том-то и дело. Десятка полтора, если быть точным.
— Ну а на бутылке, стакане, на предсмертной записке?
— На предсмертной записке на уголке есть небольшой след, очень слабый.
— И он совпал с отпечатком Швецова?
Фролов опять опустил голову, пряча взгляд и краснея.
— Константин Федорович! — выпалил он, набрав воздуха в грудь, но обращаясь к бумагам на столе. — Я не брал отпечатков у Швецова. Мне кажется, вы погорячились… на его счет. Нет доказательств, что он взорвал перевязочный пункт. И признаний он вам никаких не сделал… Да, он воспользовался вещевым мешком Швецова. Такое могло случиться с человеком после взрыва, в помутнении… Но ведь это же не может враз перечеркнуть всего того, что он сделал для страны… Давайте не будем торопиться и…
Грених не дослушал его слезливую речь.
— Отпечатки нужно было взять для дела об убийстве Бейлинсона. Дай мне папку, — оборвал его он.
— Что вы хотите делать?
— Дай, я сказал!
— Если только я уже не отправил карточки обратно в угрозыск… — Фролов принялся копаться в бумагах на столе, раскидывая карандаши, перемещая папки целыми кипами из стороны в сторону, пока дрожащими руками не протянул одну из них Константину Федоровичу.
Грених быстро пролистал, отметив, что результаты дактилоскопической экспертизы не содержат карточки Швецова, нашел написанное самим Фроловым направление прокурору на дактилоскопию, не отданное ему.
Сверля следователя ядовитым взглядом, Грених набрал номер Регистрационно-дактилоскопического бюро при угрозыске и вызвал дактилоскописта, попросив взять все необходимое для процедуры.
Тот явился через десять минут, но не потому, что Большой Гнездниковский тут рядом через Тверскую. Грених был столь резок по телефону, что на том конце провода не сообразили, кто звонил, перепугались и решили не тянуть резину.
На пороге стоял невысокого роста серенький человечек в широкой, с чужого плеча мокрой шинели, держа в руках чемоданчик. Он выглядел жалко, промок, дрожал, пытаясь убрать с лица назад жидкие пряди непонятного цвета.
— Простите, что оторвали, Иван Григорьевич, — расплылся в виноватой улыбке Фролов и бросил хмурый взгляд на Грениха.
— Забыли кое у кого взять пальчики, Сербин, — ледяным тоном объяснил профессор и тут же, не давая тому опомниться, распахнул дверь и увел специалиста на пятый этаж.
К прокурору было попасть чрезвычайно сложно, перед дверью в его кабинет уже собралась непроходимая толпа, но Грениха это не остановило. Он двигался сквозь нее, как ледокол «Ермак» среди айсбергов Северного Ледовитого океана, все отскакивали от человека, идущего таким стремительным шагом. И, когда дверь на мгновение открылась, чтобы выпустить одного посетителя и впустить другого, Грених вырос в проеме каменной стеной.
— Дело чрезвычайной важности, прошу простить, — сказал он, сердито глянув на ошарашенного посетителя, было сделавшего шаг. Тот невольно дал дорогу.
Появление Грениха прокурор воспринял с напряжением в лице. Он вкрадчиво спросил, с чем тот явился, профессор тем же вкрадчивым тоном объяснил, указав на дактилоскописта.
— Вы что же, за Фролова всю работу делать будете? Кажется, он давно уже не стажер! — вскипел прокурор. — Кто вам дал право отрывать меня от дела, влетать в кабинет без спроса?
— Не всю, — спокойно возразил Грених. — Вы позабыли сдать отпечатки пальцев.
— Я ничего не забыл. Я никогда ничего не забываю. Снимать с меня отпечатки надобности нет, я уже говорил это Фролову.
— Это была простая формальность, которой вы пренебрегли, пользуясь служебным положением, — Грених повысил голос. — Ваш племянник и жених вашей племянницы все еще вынуждены соблюдать домашний арест из-за того, что следствие стало. У следствия есть лишь одна улика — найденный отпечаток кого-то третьего, находившегося в день убийства с доктором и его сыном в кабинете его квартиры. И следствие обязано взять отпечатки у всех — всех! — кто проживает на жилплощади убитого.
Швецов смотрел на него так, будто готовясь воскликнуть: «И ты, Брут!»
— Уж таковы правила, — подытожил профессор, протягивая бумаги, как если бы это было письменное объявление войны. — Вот направление от старшего следователя.
— Меня не было дома в то злосчастное воскресенье, не говоря уже о самом моменте убийства.
— Я здесь, чтобы были соблюдены формальности, а не обсуждать это.
— Вы меня что, обвиняете в убийстве, товарищ Грених? — прогремел Швецов, покосившись на Сербина, с ужасом слушающего перепалку и нервно сжимающего ручку чемоданчика каждый раз, когда голоса повышались до опасных тонов.
— Так вы позволите специалисту по дактилоскопии сделать свою работу? — профессор стоял, как скала, с совершенно непроницаемым лицом. Прокурор не имел права отказывать. Он сам это прекрасно знал. Выждал минуту, снял пиджак и принялся расстегивать запонки, всем своим видом давая понять, что Грениху теперь не поздоровится, вызов принят.
Бросив взгляд на его манжеты, Грених заметил чернильное пятно аккурат рядом с запонкой. Для химического карандаша слишком черное, а чернила, которыми пользовался Швецов, были синими.
Чтобы снять дактилоскопическую карту по всем правилам со всеми десятью пальцами и обеими ладонями, с размерами, контурами не только пальцев, но и сочленениями фаланг, длиной и шириной суставов, пользовались типографской краской. С ледяной покорностью пленного Карла Стюарта Швецов дал перепачкать свои нежные, как у музыканта, руки с отшлифованными, аккуратно подстриженными ногтями. Сербин наносил краску сначала на тонкую металлическую пластинку, протягивал ее Швецову, тот прокатывал палец по ней и переносил отпечаток на белый лист бумаги. Невольно на манжету, которая соскользнула с локтя прокурора, легло еще одно пятно. И оно было точно такое же, как и первое, — из типографской краски. Где он мог ею перепачкаться раньше?
— Я это вам так не оставлю, — с ненавистью процедил прокурор, нервно схватился за платок, когда процедура снятия отпечатков была завершена.
Грених учтиво наклонил голову, все еще держась в роли английского дипломата, нанесшего визит представителю вражеского лагеря, и вышел в коридор. Выбираясь из толпы, он с досады сжимал кулаки, злой на Фролова, на себя — за то, что пришлось изобличить свою позицию. Больше нельзя тянуть, давая прокурору думать, что можно откупиться взяткой за молчание. Отныне время побежит с двойной скоростью.
Залетев в кабинет старшего следователя, Грених нашел его сидящим на подоконнике со скорбно опущенной головой.
— Леша, соберись, — как можно мягче попросил он, кладя папку с делом на край его стола. — Мне надо к Асе. Я не был у нее сутки, я давно не видел дочь. Соберись, ты нужен делу. Отпечатки пальцев Швецова и Сацука в Дактилоскопическом бюро. Тряси их. Пусть скорее дадут ответ.
— Но я не бог, и в бюро сидят просто люди, я не могу сделать так, чтобы оттиски совпали с найденными у доктора и на предсмертной записке отпечатками, как того вы хотите! — вскричал Фролов. — Вы считаете, что дактилоскопия — это прямо волшебство какое-то. Установить тождество одного отпечатка с другим ничего не стоит, только если была регистрация в угрозыске. Берут две карточки и сличают по серии и номеру. Тогда нет вопросов! В остальных случаях — это почти всегда условно. Это вы способны обнаружить в мертвом теле то, что другие не находят, это вы видите людей насквозь, а наш Сербин — простой смертный, и у него отпечатков таких за день накапливается еще штук пятьдесят, полтора десятка из которых из-подвала дома № 13. И все они не идеальные, какие-то смазаны, какие-то едва различимы, большинство без папиллярного рисунка и непонятно с какой руки и с какого пальца. На предсмертной записке Сацука крошечное пятно, обнаруженное с помощью кристаллического йода, настолько маленькое…
— У них есть микроскопы! — напомнил Грених. — Не нужно мне здесь плакаться. Если есть материал, надо из него вынести как можно больше сведений.
— Как у вас все просто!
— Нет, у меня тоже непросто. Я всю ночь искал причины насильственной смерти у Сацука. Да, не нашел ни яда, ни внутренних повреждений. Но точно знаю, убили его мертвецки пьяным. Сам бы он до лестницы не дошел с таким количеством алкоголя в крови.
— Как вы это можете знать? Пьяным море по колено. В суде такой аргумент не примут. Есть же индивидуальная переносимость.
— Ты мне не веришь? — вырвалось с той же интонацией отчаяния, что у Швецова, когда тот поведал свою историю.
— Верю, я хочу верить! Но вы так торопитесь. И брать отпечатки у прокурора — это ужас что такое…
— Он был вчера в подвале дома № 13. Он убрал своего подельника, — Грених понизил голос; и ему самому казалось, будто не про убийцу он говорит, а про то, что у него на чердаке завелись бесы, до того нелепая складывалась ситуация. Било в висках: «А что, если ты ошибаешься?»
Но нет, он не ошибался. Могла подвести его память, но не профессиональное чутье.
— И Бейлинсона он убил, — добавил Грених уже громче, чтобы выглядеть убедительнее. — Мотив у него есть — женщина и квартира. Теперь мы это узнаем наверняка. Там хороший был отпечаток, от пороховой копоти. Когда будут готовы результаты?
— Я думаю, до вечера. Но что мы будем делать, если опять ничего не совпадет? Меня вышвырнут к чертовой матери не только со службы, но и из партии за то, что я позволил вам ходить к прокурору и брать его отпечатки. Вы — сумасшедший!
— Если мы его упустим сейчас, то уже никогда не сыщем никаких доказательств его преступности. Он все подотрет. Так что, Фролов, садись на телефон и трезвонь им каждый час, а если это не поможет ускорить процесс — иди на Большой Гнездниковский, бери Сербина под жабры, требуй от него результаты, можешь угрожать своим табельным оружием. Я позвоню из больницы.

Глава 18
Идиот

Зайдя к секретарю Лидии Павловне, Грених попросил разрешения воспользоваться ее телефоном. Он не стал звонить от Фролова. Набрав номер приемного покоя Басманной больницы и заговорив, как ему самому казалось, нарочито громко, он попросил узнать, как поживает пациентка хирургического отделения Агния Павловна Грених. Ему было сложно городить шута при сотрудниках следственного отдела и прокуратуры губсуда, тем более при вытаращившей глаза Лидии Павловне, которая даже затаила дыхание, чтобы не упустить ни единого слова из уст профессора. Он чувствовал себя круглым дураком, но следовало убедить шпионов Швецова, что Грених собирается сейчас навестить супругу, хотя у него были совсем иные планы.
Медсестра, судя по раздавшемуся в ухе грохоту, положила трубку сверху телефонного аппарата и побежала справляться у врача. Он ожидал ответа, мучаясь угрызениями совести, стыдом, страхом за жизнь Аси, в состоянии которой повинен сам, поскольку не нашел смелости воспретить ей заниматься собственным дознанием. Казалось, через вечность на том конце провода зашуршало, закряхтело, что-то свистнуло, царапнуло и голос сообщил:
— С ней все хорошо.
— Передайте, что я сейчас буду, — дал отбой и поспешил к выходу.
Едва он вышел из здания, как от толпы ждущих хлеб у пекарни № 1 кооператива «Коммунар» отсоединилась тень и скользнула вслед за ним по тротуару в сторону Большой Дмитровки, превратившись в самого обычного прохожего в таких же, как у Грениха, шляпе и двубортном пальто с поднятым воротником. За ним следили — Швецов действительно очень боялся за свою жизнь и за сохранность своей тайны. Прохожих на улице было немного, порой только Грених и его хвост; и оба направлялись в сторону Страстного бульвара.
Константин Федорович собирался навестить мать Коли, к которой у него имелось несколько вопросов, но он не хотел, чтобы прокурору стало об этом известно. Поэтому пришлось пойти на крайность и изобрести способ избавиться от хвоста.
Впереди загрохотал трамвай № 6, плотно, но не битком, набитый людьми.
Грених вскочил на подножку, схватившись за поручень, и стал протискиваться внутрь. Казалось, можно было рассчитывать на красивое исчезновение из поля зрения. Но трамвай шел в сторону площади Свердлова, бывшей Театральной, то есть в обратном направлении. Шпион этот маневр Грениха видел, дождался неспешно тащившегося вагона и тоже в него заскочил. Но, пока он совершал свой прыжок, Грених снял шляпу и стал протискивался в толпе, одновременно стягивая с себя и пальто. Неизвестный уже начал продираться сквозь тесно сомкнутые плечи пассажиров, когда профессор, незамеченный, вышагнул из трамвая в другие двери, прошел мимо вагона по тротуару и благополучно завернул обратно в Столешников переулок. Встав за выступ стены, он проследил за тем, как трамвай, набирая обороты, уносится вдаль, набросил на голову шляпу, вдел руки в пальто, поднял воротник и пошел к Тверской по другой дороге.
Где живет Колина мать, он вычитал из дела, в которое были занесены старые и новые адреса всех подозреваемых в убийстве доктора Бейлинсона. Ольга Витольдовна поступила весьма странно, оставив сына одного в квартире с дядей. Все ли она знала о его прошлом? Что одобряла и в чем потворствовала? Как складывались их отношения, были ли они заодно? А может, Швецов нарочно велел ей съехать? И почему она бросила ребенка на произвол судьбы?
Поднявшись на третий этаж жилого дома, окнами выходящего на красное с белыми колоннами размашистое здание Музея революции, бывшего когда-то Английским клубом, а в дни войны — госпиталем, Грених придавил кнопку звонка. Ему открыла сама Ольга, тотчас дернувшись назад и попытавшись хлопнуть перед профессором дверью. Тот успел просунуть ботинок и колено в проем.
— Не торопитесь, — тихо произнес он, придерживая дверь локтем. — Я по поводу Коли.
— А что с ним? — с вызовом спросила она, но в лице скользнула тревога.
— Это ведь не сын Николая Ивановича? — Грених следил за ее лицом, за тем, как оно вытянулось и окаменело, подтверждая его догадку. — Вы Колю в честь супруга назвали, пытаясь сгладить вину?
Она молчала, явно сбитая с толку осведомленностью судебного медика.
— Он родился через девять месяцев после того, как ваша усадьба чуть не пошла с молотка.
— Теперь понятно, откуда Майка так математику хорошо знает, — с ненавистью ответила она. — Есть в кого.
Мать Коли хотела хлопнуть дверью, Грених едва успел выдернуть ногу, чтобы не ушибить колено, но неожиданно она потянула ручку на себя и уставилась на гостя тяжелым, испытывающим взглядом.
— Откуда вам это известно?
— Мне многое известно, — загадочно дернул уголком рта Грених.
Она сжала зубы и отошла в сторону, пропуская его в квартиру.
Это было богатое жилье какой-то ее подруги — по первому взгляду, артистки Большого. Стены увешаны наполовину коврами и гобеленами со сценами соколиной охоты, какими-то репродукциями античной живописи, наполовину афишами, в гостиной справа у тахты, покрытой белым меховым покрывалом, стояли в ряд манекены в театральных облачениях времен Моцарта и Марии-Антуанетты, всюду белые парики, разноцветные камзолы, корсеты, шляпы с яркими плюмажами, у окна, занавешенного тюлем, — стол, заваленный нитками, иголками, выкройками и портняжными лентами. Тут же книжный шкаф, кресло-качалка, на подоконнике единственного окна точно такой же красный патефон, как и в квартире Ольги Витольдовны. Подруга была не артисткой, а театральной костюмершей, и Грених с облегчением выдохнул, остро осознав, как он не любит театров и всего театрального. Казалось, как только он приближался к чему-то связанному со сценой, сразу же случалось несчастье.
Ольга Витольдовна глубже запахнула свой черный шелковый халат-кимоно, указала на стул у стола с выкройками и швейными принадлежностями, сама села напротив.
— Как там Коля? — перво-наперво спросила она.
— Не знаю. Не видел его больше недели. В школу не ходит — домашний арест.
— Да, Коля не сын Николая Ивановича, — быстро заговорила она. — Расскажу вам историю его рождения, чтобы вы не думали, что в ней замешано преступление. Если дело коснется суда… я бы хотела заручиться… вашей помощью как врача-эксперта. Ведь, скорее всего, вы будете всех нас освидетельствовать, не так ли?
Она горько усмехнулась.
— Наверное, — подтвердил Грених, не желающий ее убеждать, что воображать будущее рано. Это качество часто толкает людей на необдуманные поступки, срывает с языка потаенное и скорее изобличает правду, чем любой допросчик.
— Тогда вам лучше заранее знать кое-что. Это история одного лета, единственной ошибки, стоившей нескольких разрушенных жизней. Все началось задолго до моей свадьбы с Николаем, еще до всех этих революций. В пору моей юности.
Ольга сделала паузу, собираясь с мыслями, сжимая и разжимая пальцы на столе. Грених наблюдал за тем, как втягиваются и раздуваются крылья ее тонкого, аккуратного носа.
— Неподалеку от Рязани, за селом Задубровье, на берегу реки Ярославки, в густых лесах у нас было имение, в нем мы проводили летние месяцы. Собиралась молодежь со всей округи, многие, как и мы, из Рязани, некоторые из Петербурга и Москвы. В одно лето мой кузен Савва Швецов… сейчас уже Савелий Илиодорович, будучи студентом Московского юридического факультета, привел с собой очаровательного, хоть и бедно одетого, молодого человека. Кавказский тип, волоокий взгляд, на три года его моложе. Савва называл его младшим братом, а иногда в шутку — братом меньшим, намекая на его низкое происхождение. Он подобрал его где-то не то в хитровской ночлежке, не то в полицейском участке во время каких-то политических беспорядков. Сам он вечно участвовал в разных студенческих выступлениях, революционных кружках, всегда был окружен разными странными личностями. Этот новенький был из таких. Его звали… — Ольга замялась, посмотрев на Грениха внимательно и жалостливо, словно проверяя, не выдаст ли он ее тайны. — Его звали Володей.
Назвав только имя, она замолчала, ожидая, что Грених спросит и фамилию. Но Константин Федорович с немой покорностью ожидал продолжения, давая понять, что их беседа приняла оттенок исповеди психологу и Ольга вольна говорить только то, что считает нужным.
— Володя оказался необычным молодым человеком… Он был точно не от мира сего, как будто даже дурачком. Он тоже состоял в революционном кружке и с упоением говорил странные, невразумительные и провокационные вещи. Вещал о всеобщем братстве, о древних евреях, Ветхом Завете и о скорейшем возвращении в библейские времена, сравнивал политические события тех времен с казнями египетскими. Не было понятно, он нахватался этих идей от лидеров тех самых кружков или сам являлся их автором. Но слушать его было страшно интересно. И многие садились вокруг него кружком, внимали проповедям. Только никто с ним не соглашался, все больше спорили. Он проповедовал бедность. Целые вечера были посвящены этим словесным баталиям, в которых он один — безродный нищий — выступал против сытых и довольных богачей, являя собой картину неотвратимости приближения новых времен, где святость и самоотречение, которые он в себе нес, победят косность Старого Света. Над ним подшучивали, вызывали на всяческие действия. Например, отказаться от еды или облачиться в хитон, чтобы доказать, что человеку ничего не стоит поступиться своими физическими потребностями и жить по заветам Иисуса. Однажды он продержался на одной только воде две недели, страшно отощал. Я все пыталась выспросить у Саввы, откуда он его такого взял, из питомника редких обезьянок, что ли.
Рассказывая, Ольга очень скоро смягчилась, пальцы ее расслабились, на губах появилась легкая улыбка, особенно при слове «обезьянок». Она его произнесла с какой-то проникновенной нежностью. Сначала ее улыбка была робкой, она ее давила, пыталась напустить на себя холод, казаться строгой и обстоятельной, но потом все же имевшаяся в ней природная мягкость, какая была свойственна и Коле, проступила наружу. Сложно было поверить, что двумя неделями ранее эта женщина с искаженным яростью лицом отвешивала сыну щедрые оплеухи.
— Мой будущий муж первый заметил в нем какое-то затаенное безумие, некую прятавшуюся под самоотверженными проповедями цель. Впрочем, Николай ее так никогда и не раскрыл. Хотя всегда взирал на Володю, как на пациента психиатрической лечебницы, не скрывая этого своего к нему отношения и не боясь обидеть. После того как Володя чуть не умер, доказывая всем теорию Иисуса, его еще больше стали дразнить и подзуживать, в особенности сам Швецов, двое его однокурсников и мой будущий супруг. Николай испытывал к нему не только жалость, но и научное любопытство, пытался ставить над ним какие-то социальные эксперименты, которые всегда предполагали игры с жизнью и смертью и какие-нибудь гадости, которые в конечном итоге выставляли Володю в смешном и нелепом виде.
— Вы принимали в этом участие? — спросил Грених. Ольга смутилась, хотела что-то ответить, но, видно, передумала. И заговорила только после длительной паузы:
— Я его полюбила всем сердцем! Увидела его яркое отличие от испорченных студентов — однокурсников моего кузена, сияющую чистоту его помыслов и свет сердца. Он был настоящим, живым, искренним! За правое дело способен был отдать жизнь, а таких… разве вы знаете таких? Ни сейчас, ни тогда не было человека более преданного идее светлого будущего. Такие рождаются раз в тысячу лет. Но не все так просто. Вы — судебный психиатр, вы, наверное, обладаете особым зрением и можете видеть людей в их истинном свете. Я же простой человек, мое сердце — как у многих — обманчиво и, увы, падко до сладких речей. Меня отговаривали, мне пытались открыть глаза. Сам Николай на пальцах объяснял, что Владимир подвержен множествам комплексов, что он страшно стесняется своей необразованности, что мечтает уравнять людей только лишь потому, что сам возвеличиться неспособен. Но я слушала Володю, а Николая нет. И за это… поплатилась. В нем было столько искреннего огня! Я, естественно, как всякая юная дурочка, готовая идти за светлой звездой любви, позабыла о предосторожности, и мысли не допустив, что могла на его счет обманываться.
Порой мне тоже начинало казаться, что в нем есть какое-то позерство, что он нарочно себя выставляет этаким князем Мышкиным.
В конце концов я решилась его проверить и наперекор родителям объявила о нашей с ним свадьбе. И он вдруг присмирел. Он будто потерял ко всему интерес, стал тих, его невозможно было вывести ни на какую беседу. Он давал над собой шутить и смеяться, сносил все попытки его разыграть с молчаливой покорностью. Это было даже хуже, чем если бы он продолжал свои речи. Месяц мы жили с мыслью, что я стану женой безродного, нищего дурачка. Я играла роль святой, обязанной обесчестить себя ради какой-то необъяснимой высокой цели. Но все знали, что я не до конца искренна, что я в самый последний момент захлопаю в ладоши, крикну, мол, все-все, господа, концерт окончен, расходитесь — Ромео и Джульетта останутся в живых. О, что это был за месяц! Подлинная Голгофа! Моя — не его, впрочем, кончившаяся его распятием. Однажды, чтобы вывести его на откровенность, я среди ночи забралась в его комнату, прошмыгнула в приоткрытую дверь, разбудила, растормошила, бесстыдно разделась перед ним, а он лишь восторженно лепетал, что счастлив, невероятно счастлив, и ничего более не произошло. На следующий день я прилюдно выставила его вон под дождь, сказав, что не желаю видеть. И он вышел на крыльцо и стоял там до тех пор, пока я не вернула его обратно. Это было какое-то безумие. Я начала думать, что не я, а он теперь меня испытывает!
Она опустила глаза.
Кем бы ни был этот таинственный Володя, в нем Грених видел человека хитрого, не лишенного фантазии. Он нарочно выделывался, чтобы склонить Ольгу к замужеству и таким образом обзавестись именем и положением в обществе. У него не было за душой ничего, чем он мог бы заинтересовать какую-нибудь особу из хорошей семьи, тогда он решил взять эксцентричностью. И перестал кривляться сразу же, как она объявила об их свадьбе. Но все кругом не поняли, слишком вовлеченные в этот спектакль, что жених принял выжидательную позицию, надеясь лишь на то, что свадьба состоится и ему уже не придется играть Иисуса-революционера.
— Целый месяц до назначенной даты свадьбы мы провели в каком-то абсурде. Я разрывалась от чувств к Володе и желания избавиться от него, то мне казалось, что я и он святые, то — безумцы и я порчу себе и жизнь, и репутацию… Свои страдания я поверяла Николаю. Тогда он был мне очень близким другом, я относилась к нему как духовнику, не думая даже, что мы в будущем поженимся. В конце концов я так себя убедила, что выйду замуж и стану княгиней Мышкиной, что уже невольно примеряла на себя эту новую роль. Каково же будет жене такого чудака в обществе? Что у нас будет за семья? Чем мы станем жить? Оба проповедовать заповеди Иисуса? Облачимся в хитоны? О, как же спастись теперь?! Моему терпению пришел конец, и я…
Тут она замолчала, опять опустив голову.
— Я попросила Николая открыть Володе глаза на его странности, на его ненормальность, на его нелепость, на то, что над ним все смеются и совсем не считают за своего; объяснить, что ему надо поменять отношение к жизни, вернуться к учебе, если он где-то учился, и стать нормальным человеком. Николай исполнил мою просьбу. Он ему все высказал, но сделал это так… нехорошо, при всех, при всем нашем маленьком круге и очень неприятными словами. Николаю надо было подобрать добрые, мягкие слова, такие, которые говорят детям. Ведь Володя был как будто дитем, блаженным, двадцатилетним дурачком. Идиотом! С ним нельзя было так говорить, как это сделал мой будущий муж — сухарь. Понятно, что он поступил так лишь из одной цели — я ему нравилась, и он жаждал спасти меня от этого абсурдного брака, хотел, чтобы этот блаженный пришелец, явившийся неведомо откуда и всколыхнувший наше общество, перестал меня занимать. Он прекрасно видел мои метания скучающей в деревне барышни, которая увязалась за бродячим философом, видел, что мое увлечение завело меня слишком далеко, что я уже с ума схожу, потерявшись в собственных мыслях, чувствах, не понимая, как к кому на самом деле отношусь, кого люблю, кого использую, над кем смеюсь, а о ком горюю.
Володя встал тогда после слов Бейлинсона, подошел ко мне, наклонил голову набок, посмотрел как-то странно… До сих пор помню этот его взгляд. Словно в нем что-то враз перевернулось… Он посмотрел на меня своими черными, как бездна, цыганскими глазами и сказал: «Ну раз высшее счастье, Ольга Витольдовна, в вашем понимании, составляют власть, положение в обществе, богатство, как только что соизволил заявить ваш поверенный врач-духовник, тогда я отправляюсь на поиски всего этого. И клянусь вернуться богатым и знатным, как король. И сложить к вашим ногам добытые трофеи, в надежде заслужить ваши руку и сердце».
Он уходил под всеобщий смех и аплодисменты. И никто не мог понять, говорил ли он серьезно. Николай продолжал настаивать на его склонности к излишнему и показному драматизму. Но я… я знала, что он был искренен. Он был еще очень молод, чист и невинен и умом, и сердцем, но в ту минуту с ним и случился надлом.
— Он вернулся? — спросил Грених.
— Мы и не думали, что это случится. Одно безумное лето быстро у всех вылетело из памяти. Володю забыли. Иногда, бывало, кто скажет: «А помните, был такой чудак, а вы, Ольга Витольдовна, чуть ему себя не отдали из жалости». Я вспоминала это приключение как чью-то чужую историю любви, сюжет французского романа. Несколько лет мы жили в Москве, я ответила согласием на предложение Николая, у нас родилась Лиза. Муж получил доктора наук, преподавал в университете, имел частную практику. А в январе 11-го вышел тот злосчастный циркуляр министра просвещения Кассо, в феврале Николай уволился из университета, ему запретили частную практику. Вскоре мы вынуждены были продать дом на Арбате и переехать ко мне в Задубровье. Усадьба стояла несколько лет в запустении, я осталась последняя ее владелица. Но вместе с имением мне достались и долги. Пришлось дом и землю выставить на продажу.
Тогда-то Володя внезапно и вернулся — в качестве покупателя. Его было не узнать, он словно вырос, стал ладным, гордым и походил на цыгана из-за черного, смоляного загара. Оказалось, он успел поучаствовать в войне с Японией, побывал в Маньчжурии и заявил, что стал золотопромышленником.
Он выложил на стол перед нами несколько десятков пачек денег и два револьвера, сказав, что выкупит усадьбу и оставит ее мне в обмен на несостоявшуюся свадьбу. Если Николай против, тогда — стреляться. Наше положение было бедственно, дом нечем было топить, на руках маленькая Лиза, мы сильно задолжали крестьянам, у нас не осталось слуг, часть комнат отсырела, мебель сгнила, никакой скотины, а Николай не умел толком стрелять…
Ольга, густо покраснев, опустила голову.
— Володя прожил у нас три недели, а потом опять исчез, оставив в нашей семье полный разлад и сына Колю, которому я и вправду дала имя в честь своего мужа, чтобы вернуть семье хоть толику прежнего благополучия и взаимной любви.
— Где же сейчас настоящий отец Коли и кем он стал?
— За этот короткий его визит я не успела понять, кто он и кем стал. В нем, несомненно, произошли перемены, он разбогател. А свой поступок в отношении нас объяснил принципами анархизма, которые составляли тогда его существование, видимо, придя на замену заповедям Иисуса. Это все.
Несколько секунд Грених продолжал сидеть, опустив локоть на стол, заваленный выкройками, и смотреть на Ольгу, надеясь, что она все же еще что-то добавит. Но та поднялась и отошла к окну, стала бездумно перебирать пальцами пластинки на подоконнике.
— А какую помощь вы от меня ждете как от эксперта? — спросил наконец он.
— Я хочу, чтобы вы сами поведали судье эту историю. Хочу, чтобы это стало для Коли неким спасательным кругом. Он не выбирал своей судьбы, он славный мальчик и вырастет хорошим человеком. И… — она долго собиралась с мыслями, кусая губы. — Я хочу, чтобы вы подтвердили документально, что Николай — мой муж — застрелился, узнав, что Коля не его сын.
— Но он не сам застрелился, — Грених сдвинул брови.
— Три огнестрельные раны — у того из угрозыска были такие же. Вы подтвердили, что это было самоубийство, — с нервным напряжением настаивала она. — Отчего же три огнестрельные раны моего мужа нельзя выдать за такое же самоубийство?
— Выстрелы были произведены с нескольких метров. Руки Николая остались чисты. Да еще и отпечаток нашли кого-то третьего.
— В вашей власти написать все что угодно.
— Нет, это далеко не так. Вы заблуждаетесь.
— Я не заблуждаюсь, — упрямо и с какой-то странной твердостью проговорила она. — Ваши бумаги примут безоговорочно. Просто сделайте это. Вам дадут денег. Я вам заплачу!
Грених собрал морщину на лбу и отодвинулся. Все ясно! Швецов знал, что Константин Федорович в конце концов явится к ней за ответами. И заранее велел поведать часть истории. Прокурор вновь говорил с ним, вновь предлагал денег, но теперь через мать Коли. Ведь у него больше нет прикормленного судмедэксперта и некому строчить подложные акты освидетельствования. Впереди их ждал суд, Грених наступал на хвост, надо было выкручиваться, и они решили, чем воевать с ним — лучше предложить союзничество.
Но все это было задумано до того, как Грених вспомнил о своей давнишней встрече с настоящим Швецовым, до нападения на Асю и до убийства Сацука. Объявить мужа-рогоносца самоубийцей, устранить сующую нос в их дела Асю, а потом предложить убитому горем Грениху их покрывать — был их прежний план. И Ольга, не зная, как поменялись за ночь обстоятельства, без задней мысли выдала его Грениху.
Он смягчился. Надо оставаться в роли исповедника еще некоторое время, прежде чем Ольга поймет, что Грених не тот орех, который так просто щелкнуть.
— Этот Володя, он ведь потом вернулся с войны? — спросил он после паузы.
Ольга не ответила, но из рук ее выпала пластинка.
— Володя — это атаман Степнов? — Грених внимательно следил за ней.
Пауза. Страх в лице, попытка отвернуться.
— Я не могу ничего больше добавить.
Грених откинулся на стуле, осмотрел комнату, глаза зацепились за неуместные здесь манекены, скользнули к выкройкам на столе, к патефону на подоконнике. Это было его логово! Квартира тоже принадлежала Швецову. Он заставил ее швейными принадлежностями, может, даже прописал тут какую-то сотрудницу театра для вида. Но обитал здесь сам, тайно проводил время с Ольгой, пока не убил ее мужа. Предметы мебели, гобелены, картины, старинные книги в кожаных переплетах в высоком книжном шкафу, этот чертов патефон и кресло-качалка — все как он любил.
— А что сталось со Швецовым, вашим кузеном Саввой? — Константин Федорович опомнился, перестав оглядываться.
— Я не могу ничего больше добавить, — по-прежнему монотонно ответила Ольга.
— Вы не можете ничего сказать о прокуроре, вашем родственнике? — Константин Федорович изогнул бровь. — За которого собрались замуж.
Ольга повернулась к нему в страхе, не понимая, сказала ли она лишнее, сделала ли что-то незапланированное. Грених продолжал ее путать.
— Вы знали, что он умер? Ваш кузен Швецов Савелий Илиодорович умер в 1917-м.
Ее качнуло, она закрыла глаза, схватилась за подоконник и долго стояла бледной, неживой статуей, смежив веки, взвешивала, что мог знать Грених еще, стóит ли с ним говорить дальше.
— Я не могу ничего больше добавить, — наконец выдавила она из себя эту оборонительную фразу.
— Почему вы оставили Колю одного? Почему бросили в такую тяжелую минуту?
— Он не один! Он с ним, — слетело с ее губ машинально. Она слишком долго пребывала в муках совести, слишком долго варилась в страданиях, разрывающих ей сердце, чтобы не бросить в свою защиту это оправдание. Вся ее боль, негодование, страхи вот-вот выплеснутся наружу тягучим бурлящим варевом, едва кинешь щепоть соли на растравленную рану, задев материнский инстинкт.
— С отцом? — подхватил безжалостный Грених. — Он со своим родным отцом, да? А вам он велел уйти, так? Он думает, вы Колю настраиваете против него. Ведь он пытался закалить его характер, испытать, бросая в какие-то нелепые переделки? Вам это не нравилось.
— Ох, замолчите! — она стиснула пальцы, с силой закусив губу. — Вы ничего не знаете. Коля тоже хорош. Он чуть его не убил. Все произошло так неожиданно. Николай… он… он оказался там, между ними, случайно. Это случайность!
— Швецов убил вашего мужа? Не Коля?
Несколько секунд Ольга молча качала головой.
— Самое ужасное, что я не знаю, — спрятала она лицо в ладонях.
Она заговорит. Ее нужно немного подтолкнуть. Она уже созналась в самом главном, и теперь ее разрывало желание открыться до конца, схватиться хоть за чью-то руку помощи, она устала пребывать в вечном страхе перед человеком, который умел плести тугую и крепкую паутину и столько лет стягивал на ее шее удавку.
— Что делал атаман Степнов в вашей усадьбе? — пытался помочь ей Константин Федорович. — Все знают, что три года там была его ставка.
— Он считал, что усадьба принадлежит ему. Явился как к себе домой в форме венгерского кавалериста с пятью возами винтовок и кучей оборванных дезертиров. Все они были русскими, некоторые малороссы, некоторые из Чехословацкого корпуса, одеты кто во что горазд и где-то уже ограбили артиллерийский склад. Они взяли наш дом в плотное кольцо, в лесу было удобно прятаться… — начала она и опять остановилась, будто вела мысленный подсчет тому, что уже сообщила. Она все время боялась сказать лишнее и сделать что-то не так. Грених понимал ее. Швецов не оставляет в живых тех, кто не справляется с поставленной задачей. Кисель был удавлен, как только попался, Сацук не смог убить Асю и тотчас стал быстро разыгранной картой, хотя, судя по послужному списку, занимал должность придворного вассала и был назван братом.
— Значит, Володя вернулся с войны с отрядом? А когда он на нее отправился?
— В шестнадцатом. До того пропадал невесть где, лишь изредка приезжая в усадьбу. Но ни я, ни Николай его не видели. Только Коля. Сын маленьким был, года четыре… Лопотал что-то о мужчине в черном, который приносил ему всякие детские безделки, вместе они слушали патефон. Мы не обращали на это особого внимания. Коля рос с нянькой, француженкой, она им занималась, жил в другом крыле. Нам хотелось думать, что это какой-то из ее хахалей.
— А в каком месяце восемнадцатого он окружил усадьбу?
— В апреле. К тому времени Рязанский губисполком уже развернул работу по установлению советской власти, вовсю действовал ревком, в распоряжении которого было множество революционных отрядов в составе красногвардейского полка. Он уже столкнулся с уездной милицией и разбил несколько маленьких ее отрядов. Степнов испытывал беспокойство, слыша отовсюду о вновь открывающихся партийных ячейках, которые пополнялись возвращавшимися с войны солдатами, — не сегодня завтра его могли взять. Он понимал, что нужно осуществить плавный переход на чужую сторону. А это можно было сделать, только если будут люди на той стороне. Тогда он приманил в свою ставку одного из красных командиров, сказал ему, что он анархо-коммунист и готов принять советскую власть. Наивный юноша был тот командир — едва пух пробился над губой, чуть старше моего Коли. Поверил вздору, что нес Володя, выслушал его условия, сиял как медный таз, мысленно представляя, как приведет в исполком большой отряд вооруженных до зубов анархо-коммунистов. Володя потребовал, чтобы его людям были выданы красные нашивки — две тысячи, хотел, чтобы большевиков напугало это число, и желал иметь своего человека либо в военном комиссариате, либо в чрезвычайке, а взамен обещал взять на себя белых офицеров полковника Любомирова и Козловского. От своей банды в губисполком Степнов отправил Швецова…
— То есть себя самого? — кивнул Грених. Хоть и не было произнесено, что этот таинственный Володя и есть нынешний Швецов, Грених быстро это понял.
— Да, себя самого, — вздохнула Ольга. — Он заставил юнца написать письменное поручительство… мол, ручается за честность этого Швецова, за преданность партии Ленина и все такое. На войне погиб мой кузен, у Володи был его царский паспорт. Ведь тогда еще не вклеивали фотокарточек… А того юнца он сразу запер в подвале. Сказал, на время, но отряду и председателю Рязанской губчека Бирюкову по приезде рапортовал, что командир революционного отряда пал смертью храбрых под пулями белых. И тут и началось самое невозможное. Тут-то Степнов и превратился в легенду и показал себя во всей красе. Будучи в чрезвычайке комиссаром, узнавал на сходках, какие имения подлежат конфискации и куда направились выборные представители крестьян и земельный комитет, и тотчас им вслед отправлял своих — у всех красные шевроны на рукавах. Они грабили имение, а представителей, которые пришли конфисковывать, в основном отпускали, иногда тоже запирали у нас в подвале, чтобы иметь возможность выкупа. Но кулаков, помещиков, прятавшихся по углам, жестоко убивал… отрубал им головы, насаживал на частоколы, расчленял тела, приводил пленными в дом и устраивал под окнами над ними казни и расправу. Его не интересовали земли, поместья он бросал пустыми, а позже их забирали под совхозы и артели представители губисполкома. Его интересовала только кровавая бойня, безнаказанная возможность кормить внутреннего зверя, алчущего крови… При этом сам он участия в расправах не принимал, наблюдал из окон, обозленная солдатня сама была рада кровавым развлечениям. Больше двух лет так жили… Вскоре совсем рядом в Тамбовской губернии разбили банду атамана Антонова, в Воронежской поймали атамана Колесникова, а наш все держался. Часть антоновцев к нему перебралась.
— Получается, все два последующих года кто-то оставался в усадьбе за атамана?
— Да, Володя руководил своими, находясь в губчека, в Рязани, иногда приезжал сам гарцевать на коне в синем своем мундире. Два года его банда продолжала держать весь Спасский уезд в страхе, а он ее якобы ловил.
Грених ухмыльнулся. Он не стал говорить, что Швецов ловил самого себя по приказу партии.
— Неужели совершенно никто его не мог узнать в лицо?
— Никто. Как подтвердишь его личность? В Рязани с ним только бумаги и были, Бирюков поверил бумаге, выписанной командиром революционного отряда. Володя разыграл отменного представителя РКП(б), успел от кого-то нахвататься большевистской прыти. Правда, однажды ему пришлось убить соратника — тот стал о чем-то догадываться. Он отрубил ему голову, положил в ящик. Выдал это за послание от атамана Степнова, а обезглавленное тело сбросил в сточную канаву. В чрезвычайке он быстро перестрелял всех ему неугодных, оставил тех, в ком был уверен. Два года водил за нос губисполком, находясь в двух местах одновременно. Ведь, по сути, атамана Степнова не существовало, это была пустая одежда — синий мундир венгерского офицера. Кто его надевал — тот и Степнов. Так и играл он на два лагеря. А когда уже невозможно было это делать, сжег и поместье, и мундир, как лягушечью шкурку, и атаман Степнов исчез. Сам же он стал начальником губисполкома, по одному втягивал своих людей в структуры нового строя… Все эти бесконечные обкомы, исполкомы, наркомы, ячейки, отделы, подотделы. Всю шайку перетащил, всюду насовал своих. Мой муж был устроен заведующим рязанским подотделом медицинской экспертизы, Сацук — начальником губчека. Один покрывал другого в случае каких-то конфликтов. Теперь вы знаете все…
Она подняла глаза, полные слез.
— Когда вы в последний раз видели… Колю? Он его запирает в квартире одного. У сына здоровье слабое, он там погибнет! Эти его меры воспитания. Сумасшедший! Безумец. Будто его самого держали на цепи, без воды и еды, как собаку. Иногда он разумен, осторожен, а порой… ему что-то застит глаза, он становится очень жесток. Почему он решил, что дети должны закалять волю именно так? А ведь поначалу было только одно требование — «хочу, чтобы он играл Баха на виолончели». Хорошо, приняли в дом раненого австрийца, который учил сына игре на виолончели. Но потом вдруг — «он растет изнеженным, пора делать из него мужчину». Какого? Такого, как он?
Она подняла рукав халата, обнажая не синяки даже, а глубокие, как у заключенных от кандалов, ссадины, идущие серпантином от запястий до плеч, — следы от веревки.
— Как можно это прекратить? Как от него отделаться теперь? Во что превратился тот святой дурачок, который восхищал своей кротостью, самоотверженностью? Неужели это мы его таким сделали? Неужели он таким стал после того, как Николай унизил его при всех?
— Никакого святого дурачка не существовало, — возразил Грених, холодно наблюдая за тем, как она стыдливо опускает рукав. — Он был таким с самого начала. Ваш муж был прав. Его образ князя Мышкина — игра. Он пытался протиснуться в общество через Швецова, через вас, но ему — без роду и племени — не было среди вас места, он его пытался заработать, играя оригинала. Святость — это то, что невозможно запачкать. И если вам расскажут историю о хорошем прежде человеке, но озлобившемся, — не верьте. Он был злобен с самого начала, просто таил в себе это качество, не показывал никому. Но шутка в том, что святых не существует. Все мы есть сложная комбинация «света» и «тьмы»… Он венгр? — внезапно спросил Грених.
— Почему вы так решили? — глаза Ольги округлились.
— Он ведь непросто так синий мундир носил и именно в тот дом на Баумановской вас привлек. В нем пленные венгры и австрийцы проживали, сейчас осталась только семья Михэли.
Обнимая себя за локти, Ольга повернулась к Грениху, глядя на него устало, но с тревогой.
— Откуда вам все стало известно?
— Вы понимаете, что единственно в ваших руках раздавить скорпиона? — Грених предпринял шаг к попытке зародить в ней мысль о сопротивлении. — Только вы знаете, что он живет под чужим именем, только вам известна его подлинная история. Идите с вашими синяками к Фролову, откройте ему правду. Дальше все сделают за вас.
— Нет, нет и нет! — внезапно вскипела Ольга. — Вы хотите, чтобы я созналась, что столько лет покрывала такого человека? Что когда-то взяла его деньги, чтобы не потерять имение? Преступные деньги наверняка! А Коля? Что станет с ним, если люди узнают, чей в действительности он сын? Я готова приоткрыть завесу только отчасти. Пусть думают — я его нагуляла с тем дурачком. По времени никто не свяжет появление атамана и рождение Коли. Так пусть это останется тайной. Из этой долговой ямы нам уже не выбраться. Никогда! Если только он не умрет, сгинет, исчезнет… Ах, лучше бы Коля тогда его застрелил!
— И вы продолжите такую жизнь? Мучиться будете дальше и сыну позволите страдать?
— Меня арестуют или вышвырнут с позором из страны, а Колю отдадут в приют, будут его презирать, шпынять и тыкать носом в мои грехи. Он и без того с ума стал сходить, как узнал, чья кровь течет в его жилах, — отрезала она, давая понять, что на этом разговор окончен.
— Но тогда как я вам помогу? Дайте хоть какое-нибудь оружие против него. Назовите его настоящее имя, откуда он, под каким именем служил в японскую войну, в германскую, имена его пособников, которые оставались за него в ставке. Кто такой Сацук? С кем он связан из суда или угрозыска, кроме Баранова?
— Вы слишком многого хотите, — вздохнула она. — Я рассказала все, что знаю, хотя не собиралась. И, боюсь, мне за это влетит. Кажется, что хуже быть не может. Прошу вас… — она посмотрела с мольбой. — Не обращайте против меня и Коли то, что вы сегодня узнали. Если сюда придет милиция или следователь, я все стану отрицать.
Грених качнул головой.
— Не говорите ему, что я был у вас.
Она усмехнулась.
— Он знает. За вами следят.
— Я оторвался от хвоста, направляясь сюда.
— Бессмысленная трата сил. За этой квартирой тоже следят. Хорошо, если не прослушивают.
Грених поднялся.
— Все, что я могу сделать, — направить представителя комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы вашего сына проведали.
Он не стал пока сообщать, что против Швецова готовится дактилоскопическая экспертиза, не сказал и того, что подозревает его в убийстве Сацука.

Глава 19
Горе-жених Лизы Бейлинсон

Первое, о чем Грених спросил себя, — как глубоко Швецов проник в структуры власти? Если взглянуть на видимую часть биографии прокурора, то впечатление создается самое обычное: ничем не примечательный, серый чиновник, положивший жизнь на благо общественного дела, работает и днем, и ночью, стоя на страже закона. Даже толком жилья не имел, квартировал у родственников, хотя, судя по возможностям, мог выхлопотать себе квартиру, причем с бумагой, защищающей от уплотнения. Но он непременно хотел, чтобы в его случае все выглядело естественно. И убрать Бейлинсона он собирался тихо, чтобы потом зажить с Ольгой в их квартире. Не мог же он целыми сутками играть эту роль?.. Черт возьми, мог. В том-то и дело, что это составляло все его существо. Он воображал себе образ и так в него вживался, что почти забывал обо всем остальном. Это было главным его оружием, но и самым уязвимым местом, его ахиллесовой пятой — он заигрывался до такой степени, что терял главную цель.
Когда-то он перешел грань дозволенного с Ольгой, потерял в ней невесту, перебрал с жестокостью, вообразив себя разбойником и атаманом, даже прокурором он был излишне совершенным. А уж когда стал играть роль отца, то вовсе потерял вожжи. Нельзя враз заставить ребенка выполнять свои капризы и прихоти. Пытаясь переделать Колю и втянуть его в свою паутину, он потерпел полное фиаско. Видно, считал, что если мальчишка, как и родители, один раз позволит себе уступить, то навсегда останется в его преступной власти. В этом он был прав, сотворив подлость, человек уже не может до конца очиститься от содеянного, сколькими бы праведными делами он ни пытался потом искупить свой поступок. Убийство — есть убийство. Может, поэтому он так настаивал, чтобы сын запачкал руки кровью. То есть стал таким же, как он сам.
Оставалась туманной и еще одна область — их отношения с Ольгой. Любовью назвать это было трудно, но между ними, безусловно, имелась какая-то ненормальная привязанность, которая привлекала и Ольгу, невзирая на все ее муки. Захотела бы освободиться — согласилась бы пойти в следчасть. Но нет, она уже не мыслит жизни без его опасной близости и той остроты, что он привносит в ее унылое существование докторской жены, супруги человека, мыслившего слишком прямо, рационально, чрезмерно боявшегося неудач и всегда выбиравшего самый простой и короткий путь решения жизненных трудностей. Швецов же привлек юную Ольгу сначала своей эксцентричной святостью, а потом — отчаянной бесшабашностью и рискованностью. Наивный юноша, превратившийся в бывалого солдата, — женщин нередко тянет к таким.
Швецова тогда эти двое действительно сильно задели, быть может, и не переродилось бы его алчное сердце в такого монстра, осталось бы в зародыше, как у большинства из нас. Грених знал, что и в нем самом живет зверь, подчиняющийся лишь инстинктам, умеющий огрызаться и страстно охраняющий свою территорию. Поддавшись этому волку, Грених стал бы отшельником, никого бы к себе не подпускал, не обзавелся бы семьей. Но он предпочел раскопать в закромах души и светлые начала, давал им возможность себя проявить. Кто знает, может, Швецов себя теперь ненавидит и презирает за то, что выбрал темную сторону, он сам себе теперь жертва и палач. Самое худшее, когда во внутреннюю борьбу светлых и темных начал мы втягиваем случайно оказавшихся рядом близких. То ли поддержки от них ожидаем, цепляясь, как утопленник за сухую поросль травы на берегу, то ли нам непременно необходимы очевидцы наших падений и страданий…
— Ася! — вдруг вспомнил Грених, бесцельно прошедший по Тверской несколько кварталов.
Он быстро вернулся к Садовому кольцу, купил букетик ее любимых флоксов у уличной торговки, сел на трамвай «Б», ласково прозванный «букашкой», и вскоре уже заходил в ворота больницы. Задыхаясь, он несся по коридорам и лестницам, страшно себя ругая, что заставил бедную Асю ждать.
И напрасно.
В палате он узнал, что Ася с ночи мучилась болями, ей вкололи морфий, и, пока Грених искал ответы, кто такой атаман Степнов, она пребывала в беспокойных и тревожных снах. Он просидел целый час у ее постели, сжимая ее пылающие руки, убирая с лица мокрые прядки, наблюдая, как она тяжело дышит и как все норовит перевернуться со спины на бок. Дежурная медсестра только и успевала подбегать и хватать больную за плечи, тихо под нос ворча. Жар не спал, но Грениха по-прежнему уверяли, что это пройдет, это в порядке вещей, так бывает.
Делать было нечего, он вернулся домой, где ждала недовольная, хмурая Майка. С тех пор как Колю посадили под домашний арест, дочь сникла и даже нахватала троек по нескольким предметам, чего с ней никогда прежде не случалось.
Вечер они провели молча, в своих раздумьях, каждый наедине со своим горем. Звонок Фролову тоже не принес радости — экспертиза все еще была не готова.
— Что они тянут? — злился Грених в трубку.
— Константин Федорович! Это дело нескорое, — бубнил Алексей на том конце провода. — И вообще, посмотрите на часы. Сколько времени! Ночь на дворе.
— Ничего не ночь. По какому адресу проживает горе-жених Лизы Бейлинсон?
— Краснопролетарская, 8, — машинально ответил Фролов. — А что?
— Запроси на него экспертизу, пусть назначат обследование на недельку в ИСПЭ, — попросил Грених.
— Что вы задумали? Хотите его пытать электричеством?
— А хоть бы и пытать. Что еще остается?
— Будет мучить парня. Он все руки наложить на себя грозится.
— Вот наложит, потом вообще без свидетелей останемся, будешь знать, Фролов. Ты прямо как царь Николай перед вступлением в войну, который все бегал от депеш, то ему спать, то ванна.
— Сравнили! Обидно, Константин Федорович.
Грениха ожидала целая ночь бездействия. Сна ни в одном глазу, сердце исходило тревогой. Ася металась в лихорадке в больнице. Мысль о пустой, холодной постели была мучительна. Он вышел в кухню, обнаружив за столиком, покрытым синей клеенкой, того странного квартиранта инженера, который писал пьесу для МХАТа и за которым следило ОГПУ. Он наливал из прозрачной бутылки в стакан водку, к которой и не притрагивался. Грених быстро понял, что писатель ставил ее для конспирации и втихаря колол морфий. А судя по тому, как профессионально обращался со шприцем, был из медиков. Тихо прокрадываясь в кухню, он до трех-четырех утра сидел, то нависнув над тетрадью, страстно что-то записывая, то безжизненно пялясь в черноту окна. Неразговорчивый, всегда хмурый, с холодным, ледяным взглядом человека, в котором долго консервировались и бродили невысказанные мысли и непрожитые чувства. При появлении профессора он достал второй стакан и наполнил его.
На мгновение Грених подумал, не забыться ли до самого утра в пьяном тумане. Сел напротив, упершись взглядом в прозрачный кружок придвинутого к нему стакана и ощутив, как ком подкатил к горлу от чувства близкого горя. Если Ася умрет, его жизнь вновь станет пустой, потянется вереницей сумеречных дней, мир поблекнет, вернется ужас одиночества, осознание собственной никчемности. Грених забыл, когда последний раз увязал в смрадном болоте презрения к себе. Каждый день ему нежно и мягко напоминали, что он нужен, любим, его окружили заботой, какой он не знал и в детстве. И он верил. Как было не верить этому ясноглазому созданию? И как было приятно показывать, что веришь. И стараться для нее, терпеть театр, какие-то шумные вечера, одеваться ради нее, даже бриться каждый день. Он невольно провел рукой по гладкой шерсти своего бостонского пиджака, а потом по щеке, успевшей стать от щетины колючей. Она научила его дышать, ощущать себя кем-то важным, она озаряла его светом, какой-то неземной, ангельской магией, которой он, не понаслышке знакомый с психологией, до сих пор не подобрал нужного термина.
Грених перевел взгляд на светлую шевелюру опущенной к стакану головы соседа, безмолвно, как мумия, сидящего напротив, и на мгновение показалось, что перед ним он завтрашний. Если Ася умрет, его будут ждать здесь, за этим столом, у этого черного окна. На глаза попался Асин адениум на подоконнике, и его точно током прожгло. Нет, она не умрет! Она не может бросить свои цветы, она не может оставить его здесь одного, совсем одного, уже разучившегося выживать в одиночку.
— Благодарю, — поднялся Константин Федорович, отставляя стакан нетронутым. — Вспомнил. Еще дело есть.
Сосед его поначалу будто ничего не заметил, продолжал смотреть в свой стакан, едва кивнул.
— Я не пропойца на самом деле, — буркнул он глухо и с обидой.
— Я знаю, — слетело вдруг с языка. Грених удивился не столько тому, что таинственный сосед начал оправдываться, сколько его способности говорить. Обычно они лишь перекидывались кивками при встрече.
— Вы же вроде гипнотизер, — писатель поднял голову, взглянув искоса неестественно расширенными зрачками. — Может, сделаете так, чтобы я не пил.
В голосе его скользнула злая ирония. Константин Федорович поднял руку и, с серьезным лицом поводив ею в воздухе, сказал:
— Не пейте.
Тот, не обидевшись, усмехнулся.
— Издеваетесь.
— Нисколько. Только в вашей власти делать что-то или не делать. Но вопрос иногда стоит в том, в чей власти вы. Вами управляют иллюзорные страхи причислить себя к серой массе. Это демонстрирует ваша отчужденность. Вы боитесь прослыть обывателем; недосемьянин, недогражданин, недопартийный и втайне этим гордитесь. Как, впрочем, и я.
— А это все объясняет, конечно, — отсалютовал стаканом сосед.
— Вы бывший врач и наверняка знаете, что, по статистике, две трети населения систематически употребляет, не вызывая подозрений и всеобщего осуждения. Это и есть та самая серая масса, от которой вы бежите. Но мир жесток к одиночкам. Равно осуждаемы как злостные пьяницы, так и абсолютные трезвенники. Поэтому вы выбрали морфий. Вы же давитесь им, — Грених похлопал писателя по плечу, незаметно нажав на болевую точку над ключицей. — Вам же от него дурно, мысли путаются. Дурно ведь, ну! Давитесь. Зачем?
Сосед дернулся, скривившись, и по лицу его было понятно, что вместе с болью он ощутил, как давится, как ему стало вдруг дурно, как к горлу подкатил ком. Болевые ощущения отступили назад, а внушенные впечатления яркой картинкой заслонили сознание. Невольно он сжал пальцами шею, не понимая толком, что произошло, но тем не менее стараясь не показывать внезапно нахлынувшего, взявшегося из ниоткуда физического отвращения.
— У вас глаза… — сказал он с недоумением, все еще кривясь. — Как у… сатаны.
Грених невесело хмыкнул и с горестным чувством ушел к себе.
Время тугой резиной потянулось дальше. Ася все не покидала его мыслей. Он принялся ходить по комнате, перед внутренним взором вспыхивали то ее адениумы, то лицо странного соседа, то вновь он думал о жене, потом некстати вспомнились слова Фролова про то, что жених Лизы Бейлинсон грозился покончить с жизнью. Нехорошо потерять эту ниточку, их и так оставалось все меньше.
Майка по-прежнему сидела на диване, поджав ноги и держа на коленях раскрытого «Графа Монте-Кристо», из-под челки следя за отцом непонимающим взглядом. Не найдя себе места, Грених снял с вешалки пальто. Идти к студенту на ночь глядя — не самая лучшая идея. Но отчаяние толкало к действию, хоть к какому-нибудь. Пусть даже он скатается до Краснопролетарской напрасно, всяко лучше, чем топить горе в спирте.
— Майка, сегодня спи со светом, — наказал он, надевая шляпу. — И если что… если вдруг что — кричи, буди весь дом.
— А ты куда?
— Надо. Буду поздно.
— А ты поймаешь его? — почти жалобно спросила Майка.
— Кого?
— Ну атамана этого, Степнова.
— Поймаю. Уже почти поймал, немножко осталось. Вот завтра выйдет дактилоскопическая экспертиза — и мы его арестуем, а Колю твоего отпустят.
Было уже часов десять вечера, на Мясницкой горели лишь три фонаря — один у поликлиники и два на углу с Чистопрудным бульваром. Грениху повезло застать позднего извозчика, который по пустым улицам быстро отвез его на Краснопролетарскую.
В многоэтажном доме № 8, страшно перенаселенном, ввиду того что здесь проживал нетрудовой элемент, недавно подвергшийся самоуплотнению, нес свою участь домашнего арестанта задержанный жених Лизы. Грених взобрался на нужный этаж, позвонил в дверь квартиры. Ему открыла сонная соседка в халате поверх ночной сорочки и в косынке на папильотках.
— Леонид Соколов — студент живописного факультета ВХУТЕИНа… ф-фух… — выдавил Константин Федорович, согнувшись, налегая рукой на дверной косяк и превозмогая одышку, которая теперь постоянно мучила его после ранения в легкое, — здесь проживает?
Та, взбодрившись, вытянувшись, посторонилась.
— Здесь, вон та дверь.
Грених разогнулся, скинул обувь, прошел через общую гостиную, застеленную коврами и густо заставленную всякой мебелью, точно в комиссионном магазине. Тесно, темные обои с крупным узором. Взгляд зацепился за лимонное дерево в кадке и за книжный шкаф, набитый журналами «Советский экран». На постеленной на ковре простыне, заляпанной красками, мольберт с незаконченным морским пейзажем, вокруг него баночки из-под консервов с кистями. В такой квартире обычно жили родственники, а если оставалась лишняя комната, то ее по законам самоуплотнения предоставляли какому-нибудь тихому студенту, если повезет.
— Вы из милиции? — осторожно осведомилась здешняя жилица. — А отчего так поздно?
Грених сделал два шага к указанной двери, пытаясь придумать своему нетерпению весомое оправдание.
— Дело величайшей срочности, — пробормотал он и нахмурился, чтобы скрыть неловкость.
— Я хотела бы заявить, — начала она обстоятельно, — что Лёня очень хороший мальчик и все мы совершенно недоумеваем, как он мог попасть под подозрения в таком ужасном преступлении…
Грених постучался в дверь, решительно к соседке не оборачиваясь, чтобы не дать ей рассуждать о мнимом преступлении «хорошего мальчика» Лёни.
— Лёня, наверное, спит, вы погромче.
Грених постучал громче. И на стук из комнаты напротив вышел мужчина под пятьдесят.
— Что стряслось, Серафима Андревна? — он был в пижаме в полоску и мягких тапочках, бритую под машинку голову покрывала ермолка. Соседка торопливо и зачем-то шепотом пояснила, что к «их студенту» явились из милиции.
Грених нетерпеливо постучал вновь и, не дождавшись, чтобы из комнаты Лёни кто-то все же ответил, повернулся.
— Так мы весь дом перебудим. Есть запасные ключи? — попросил он.
Серафима Андреевна помялась, взвешивая в уме, хорошо ли будет вскрывать комнату жильца в такой поздний час, но решила, что если дело касается милиции, то лучше представителю органов повиноваться. Грених отошел к мольберту, нагнулся, принявшись разглядывать мазки кровавого заката на море, пока женщина бегала в соседнюю комнату. В мыслях мелькнуло, что художник переживал какие-то внутренние терзания, разлив столько красной краски на холст.
Когда соседка открыла дверь, на всех дохнуло жутким рвотным запахом, мужчина в пижаме снял ермолку и нырнул в нее носом. Грених ворвался внутрь и принялся искать кнопку освещения. Серафима Андреевна оказалась проворнее и щелкнула выключателем снаружи, просунув руку куда-то под дверную штору.
Меблировка комнаты Лёни состояла из тахты, застеленной сшитым из лоскутов одеялом, письменного стола и платяного шкафа, дверца которого была не закрыта из-за обилия рулонов ватманской бумаги на полках. Кажется, это помещение было когда-то гардеробной, в нем не имелось окна, а размером оно напоминало скорее лифтовую шахту — метра три на три.
Сам Лёня скатился с тахты и лежал лицом в собственной рвоте странного бурого цвета. Грених поморщился, опустившись рядом на корточки и попытавшись перевернуть студента на спину, тот внезапно застонал, и его начало рвать вновь. Грених невольно отвернулся, взгляд упал на целый ворох разбросанных на полу пакетиков. Схватил один, тот был пуст, второй тоже, в третьем, завернутом крепкой рукой аптекаря, обнаружил синие кристаллы медного купороса, который употребляется в качестве рвотного, но является чрезвычайно ядовитым веществом — его трудно вывести из организма.
Судя по количеству пустых пакетиков, Леонид Соколов принял их пятнадцать штук, хотя приготовил двадцать, но, видно, не осилил все, иначе тут был бы уже холодный труп. Оглядев комнату, лица соседей, перепуганно причитающих, нависших над его спиной, Грених указал на графин с водой, которой самоубийца-неудачник запивал купорос.
— Вылейте это, сполосните как следует и наполните простой водой. И где у вас тут уборная?
Грених поднял Леонида за подмышки, дотащил до унитаза и минут сорок заставлял глотать воду. Вызывать рвоту не было нужды, раздраженный купоросом желудок сам себя очищал что надо. Грених только поддерживал студента за плечи и голову. Вскоре тот оклемался и глянул на судебного медика более или менее осмысленным взглядом.
— В следующий раз давись всей порцией, — зло проговорил профессор. — А то все вы так — только наполовину дело свое делаете.
— Зачем вы меня сюда притащили? — дрожащими губами выдавил Леонид. Его било мелкой дрожью, лицо мокрое, перепачканное, отекшее, глаза заплыли — видно, долго и основательно ревел перед решающим шагом.
— Пей давай, — огрызнулся Грених, насильно запрокидывая ему голову и вливая воду из пятого, если не седьмого, графина — их не уставала носить из кухни сердобольная и перепуганная Серафима Андреевна, черпая из большого бидона, в котором хранила прокипяченную воду.
Студент послушно пил, и его выворачивало наизнанку.
— Металлическое железо в виде порошка дома есть? — спросил Константин Федорович у соседки.
— Нет, такого нет, — ахнула она, прижав руки к груди.
— Надо тогда бежать в ближайшую аптеку, будить там всех, — Грених поднялся, вытирая руки о полы своего пальто, которое, наверное, теперь не спасет от едкого амбре даже рукодельница Ася. Он прошел в гостиную, взял с полки журнал и написал на полях своим химическим карандашом, вынутым из нагрудного кармана: «Ferrum hydrogenium reductum».
— Это противоядие против медного купороса, которым он пытался отравиться. Если Лёня его не примет сейчас же, то умрет.
Серафима Андреевна обомлела на слове «умрет», ахнула, прижав руки к груди, но тотчас с готовностью спасти студента схватила журнал и выбежала из квартиры, не сменив тапочек на уличную обувь и не надев галош.
Чуть придя в себя, Лёня отполз от унитаза и сел, привалившись к стене и обеими руками держа пол так, словно он из-под него сейчас выскользнет. Грених присел на корточки рядом.
— И зачем это? — спросил он. — Стыдно, что ли, сделалось?
— Мне стыдно?! — Лёню стало бить в настоящей лихорадке. — Это вам должно быть стыдно, что вы не тех за решетку сажаете!
Грених нахмурился.
— Ты о чем?
— Лиза уехала, взяла с собой купорос… и уже, наверное, умерла. А вы мне помешали! Вы — бессовестный негодяй, там у себя в институте экспертизами занимаетесь, решаете, кто нормальный, а кто нет.
— А ну погоди кричать, — прервал его Грених. — Чего, силы лишние остались? Медные соли парализуют сердечную мышцу. Будешь орать — инфаркт тебе обеспечен.
— Вот и хорошо.
— Ничего хорошего. Где, говоришь, Лиза? Куда уехала?
— Ее записка у меня на столе, — обессиленно откинулся затылком на кафельную стену студент, часто-часто заморгав, видно, голова закружилась от попытки скандалить.
Константин Федорович сходил за запиской, в ней крупным, совершенно не девичьим, решительным, с нажимом почерком было написано, что она-де не может больше так жить, купила билет в один конец (куда не скажет) с намерением выйти в чистое поле или к реке, выпить двадцать пакетиков медного купороса и покончить с собой.
— Это точно ее рука? — спросил Грених, забегая обратно в уборную. — Она написала?
— Она мне это сама в руки лично вот в этой квартире вручила.
— А причина ее решения какова?
— Ее семейка.
— Так, — Грених присел опять с ним рядом. — Что тебе известно? Выкладывай!
— Я не могу вам сказать, — он скривился и заплакал.
— Да вы что, все сговорились, что ли? — вырвалось у Константина Федоровича, от злости он засадил кулаком в плитку так, что чуть не сломал себе руку. — Чего тебе терять теперь? Ты на всю жизнь останешься инвалидом с больным сердцем. Невеста твоя, наверное, уже выпила свою порцию яда! Кого ты защищаешь?
— Я прочел ее дневник, случайно, а там… такое, такое… — торопливо заговорил Лёня, всхлипывая.
— Что там? Давай по порядку.
— Я влюбился в нее по уши, потому что она вся такая загадочная, темная, таинственная, будто хранит какой-то древний секрет, не доступный никому. Влюбился в лицо ее… несчастное… в эти горькие складки вокруг рта… в глаза, которые всегда блестят, как у чахоточной, в ее чудачество. Смеется она всегда громче всех, задиристо, точно ее режут, точно за весельем прячет что-то, горе какое-то. Вечно то на крышу залезет, прогуляв пару, то упадет в одном платье в снег и смеется, заливается, как сумасшедшая, пока ее не затащат в аудиторию греться, или промокнет под дождем так, что платье становится прозрачным, и такая приходит на лекцию, а учителя глаза прячут… Да и не я один из-за этой чертовщины голову потерял, по ней пол-института сохнет… А стихи как читает! Маяковского, Блока… Сердце стынет — плакать хочется. Я же не знал, что она такая, потому что… Лучше б не знал, ей-богу! А тогда, дурак… только и думал, чтобы открыть ее тайну. Три раза руки просил, отец ее отказывал, причины толком не называя, одни отговорки, мол, я еще ребенок. В ночь после похорон она у меня ночевала. И тетрадку свою… дневник оставила на столе. Вот я и прочел…
Лёня качнулся, резко побелел лицом, глаза стали закатываться, и он повалился на бок.
— Так тебя разэтак, — процедил сквозь зубы Грених, хватая его за плечи и усаживая на место. Две звонкие оплеухи не помогли вернуть скулам горе-студента цвет. Грених схватился за его запястье, не нашел пульса, прижал пальцы к шее под ухом — удары сердца едва прослеживались. Грених встряхнул его, еще раз похлопал по щекам.
— Дьявол, — выругался он и ослабил руки. Студент, как тряпичная кукла, скатился на пол.
Несколько секунд Константин Федорович отупело глядел на его белое, вытянутое лицо. В ванную комнату заглянул привлеченный странной тишиной сосед в ермолке, видно, топтался в передней — не решался мешать допросу, слушал за дверью.
Пульс студента стремительно падал, жизнь ускользала, как песок сквозь пальцы, а вместе с ней и шанс раскрыть убийство Бейлинсона. Но даже не это страшно. Константин Федорович уже и позабыл то жуткое чувство, когда человек, доверивший ему свою судьбу, медленно от него отдаляется, чтобы уйти в вечность. Бренное тело пациента в его власти, но сделать ничего нельзя.
Константин Федорович беспомощно глядел пустыми глазами на соседа в пижаме, замершего на пороге. Но видел стены морга, бледную и со впалыми глазами Асю, ее накрытое простыней хрупкое тело на носилках. И тут откуда-то из далеких уголков памяти явилось решение. То самое, о котором он рассказывал на своем практическом курсе студентам.
— Шприц есть?
— Да, — выдохнул сосед. — Я — сердечник, у меня всегда есть.
— Тогда и камфора? — с надеждой вскинулся Грених.
— Нет, увы, камфара кончилась.
— Тащите тогда шприц. И водку!
Через несколько минут, действуя быстро и слаженно, как привык за время службы старшим дивизионным врачом во время германской войны, Грених разорвал на студенте перепачканную рвотой рубашку, вылил водки на грудь, вынул шприц из жестяной коробочки. Оставалось попасть в сердце.
— Ах ты боже ж мой! — вскричал сосед, когда Грених воткнул в неподвижно лежащее тело пустой шприц. Студент дернулся, вздохнул и захлопал глазами.
— Я умер? — прошептал он, с удивлением гладя на кулак, из которого торчало металлическое кольцо поршня.
— Пока нет, — ответил Грених и выдернул иглу.
Студент ахнул, дернувшись вверх, точно его ударила молния, в недоумении глянул на свою расстегнутую рубашку и на крохотную каплю крови, образовавшуюся на месте укола, вдруг до него дошло: в его сердце только что была воткнута игла. Тяжело с присвистом задышав, он вскочил, задом наперед стал отползать к стене, прижался к ней, потом перевернулся на четвереньки.
— Что это? Что это? — кричал он как ополоумевший. — Что эт-то вы мне впрыснули? Боже мой, что это? Я сейчас умру!
— Не умрешь, не ори, тише, тише, я ничего не впрыскивал, — Грених приподнял его за подмышки, усадил, привалив к стене, как плюшевую игрушку. — Пустой был шприц.
— Боже мой, зачем? Зачем?
— Что ты там в дневнике Лизы прочел? — строго спросил он, прижав его к стене ладонью, чтоб он не сполз опять на четвереньки.
Тот обливался потом и мотал головой.
— Я умру, умру сейчас, отстаньте!
— Хорош мотать башкой, тебя рвать начнет. Остановись, — другой рукой Грених поймал его лоб и теперь прижал к стене и затылок. — Дыши. Глубокий вдо-ох, спокойный вы-ыдох. Глубокий вдо-ох, спокойный вы-ыдох. Твой лоб становится холодным, а руки теплыми. Еще раз вдо-ох, вы-ыдох.
Студент ослаб, глядя в глаза Грениха, как разбушевавшаяся кобра на дудочку факира, и послушно дышал так, как ему было велено.
— Что там с дневником Лизы?
Студент опустил глаза.
— Я не могу такое… говорить. Это очень… личное, очень страшное…
— Это поможет объяснить ее странное поведение, — Грених убрал руки, Лёня смог сесть самостоятельно.
— Она страдала всю жизнь, — жалобно всхлипнул он. — Не могу сказать. Это очень… очень личное.
— Послушай, — Грених стиснул его плечи, заставив посмотреть на себя. — Мы всё уже знаем, только доказательств нет. Нужны доказательства. Где этот дневник? С ней?
— Нет, он его сжег в печке, листок за листком.
— Кто?
— Вы ведь сами все знаете.
— Не виляй, мальчишка. На кону жизни и твоей Лизы, и ее семьи. Ты все расскажешь, и мы отправим за ней погоню, чтобы помешать совершить над собой грех.
— Она пишет, что ее дядя… Этот из прокуратуры, Савелий Илиодорович… э-э… как бы принуждает к сожительству ее мать. Насильно. А ее отец… он позволял это, нюхал эфир, и ему не было ни до чего дела. Но про эфир никто, видно, не знает. Всегда замечал в нем что-то такое, заторможенное… и говорил он невпопад, глаза тяжелые, а голос усталый. А вот когда отказывал мне, был не в себе, не слушал вовсе моих слов, накричал, наговорил ерунды… И не вожу я Лизу вовсе по злачным местам, и ни в каких поэтических клубах не состою… Откуда он это взял? Лиза потом сказала, что все было бы иначе, если бы он принял эфир до нашей с ним встречи…
Лёня задышал часто-часто, Грених дал ему хлебнуть воды. Он сделал глоток, отвернулся, опять стал заваливаться на бок.
— Не останавливайся, — встряхнул его Константин Федорович. — Говори и не останавливайся. Смотри на мою руку.
Он щелкнул пальцами, заставив студента остановить взгляд на его руке, потом принялся медленно водить ладонью из стороны в сторону, добившись того, чтобы зрачки Леонида следовали за движением руки.
— Не останавливайся, тебе сейчас лучше говорить и двигаться, иначе впадешь в коматозное состояние. До приезда «Скорой» говори, отвечай мне.
— Хорошо, — ответил тот уже гораздо спокойнее. Гипноз подействовал быстро.
— Продолжай.
— Савелий Илиодорович… — Лёня утер рот дрожащей рукой, уставившись на Грениха расширенными, неморгающими глазами, — он издевается над ее братом, колотит… Я так понял, он главарь какой-то воровской банды, и его люди заставили Колю камнем чуть не забить до смерти мальчишку, соседа, венгра, что этажом выше живет. Он видит Колю своим преемником, а тот ему перечит, а за это достается и Лизе. Он ее мучит, этот тиран, мать ее, а мальчишка не слушается, даже где-то раздобыл оружие и грозился его убить. Я когда прочел все это… я ничего ей не сказал. Она утром собралась и ушла в институт, а я не пошел, решил прогулять, потому что голова была чугунная от этих ужасов. Но вечером… не выдержал, отправился к ним, чтобы высказать Савелию Илиодоровичу все, что я о нем думаю… И он выслушал… молча, спокойно… Я все надеялся, что он отрицать начнет, скажет, что Лиза — сумасшедшая. Но нет. Лицо вытянулось, злое, позвал Лизу и Колю, а тому велел привести еще кого-то. Тут же пришли двое — одного я знаю, их управдом, другого — видел иногда, тоже с первого этажа сосед, усатый. Савелий Илиодорович, усевшись в кресло-качалку, скрестив руки, долго изучающе на меня смотрел. А потом попросил повторить еще раз при всех. Я набрался храбрости и повторил… так же решительно, как и в первый раз, добавил даже, что собираюсь идти сейчас же в милицию…
Тут прибежала соседка, и гипноз был разрушен. Грених с досады ругнулся сквозь сжатые зубы.
Серафима Андреевна вся взмыленная, косынка сползла на плечи, половина папильоток где-то потеряна, стряхнула тапочки и в одних чулках забежала в уборную, протянув пакетик с лекарством. Грених попросил Лёню принять порошок металлического железа, объяснив, что яд в его организме распадется на металлическую медь и железную соль и станет безопасным. Тот запил лекарство большим глотком, и Константин Федорович велел Серафиме Андреевне остаться и позвать соседа в пижаме.
— Слушайте внимательно, потом вас, возможно, вызовут в суд, — сказал он и повернулся к Лене. — Продолжай.
Лёня замешкал, смущаясь, что придется говорить такие страшные вещи при соседях по квартире, опять стал дышать часто, отнекиваться, попытался отползти. Константину Федоровичу пришлось повторить трюк с щелчком пальцев, поводить рукой перед глазами и незаметно нажать на межбровье и средостение, затрагивая рычаги воздействия на нервную систему и сердцебиение. Грених понимал, что, вводя студента в состояние гипноза, заставляет его бросать остатки сил на исповедь, что парень может повалиться замертво на полуслове. Но делать было нечего — свидетельские показания его соседей, если он сам не выживет и если дактилоскопическая экспертиза не даст положительного результата, могут остаться единственным доказательством преступности Швецова.
— Кому ты повторил свою претензию? — спросил Грених.
— Савелию Илиодоровичу, — глухо отозвался студент.
— Фамилия его какая?
— Швецов.
— И что он сделал? Рассказывай, говори, не останавливайся.
— Он стал отчитывать Лизу.
— А потом? Не останавливайся! — Грених повел рукой перед его глазами, опять сделав незаметное нажатие на область переносицы. И Лёня заговорил бодрее, уставившись на Грениха неподвижными глазами.
— Он стал ругать Лизу за то, что она выносит сор из избы и не умеет хранить семейных секретов и что сейчас ее за это придется воспитывать. Лиза как будто и не испугалась. Вдруг управдом вынул нож, перевернул его ручкой вперед и ударил мне в живот. От боли я тут же упал, согнувшись, и долго потом не мог двинуться. Только сквозь слезы видел, как он подошел и к Лизе, а тот другой, усатый, стиснул ей горло локтем и держал. Размахиваясь, управдом стал ее бить в живот ребром ладони. Она глухо стонала, сквозь зубы, иногда громче, то повисала на руках второго, то, находя силы, выпрямлялась и опять смотрела с вызовом. Будто с ней такое уже не раз проделывали и она к этому привыкла.
Савелий Илиодорович повернулся было к патефону, хотел поставить пластинку, видно, для того чтобы за музыкой не было слышно Лизиных вскриков. Но передумал и сказал Коле нести виолончель. Тот заупрямился, но все же вышел и вернулся с инструментом. «Играй», — велел ему дядя. Но он опять отказался, хоть стоял в дверях с виолончелью, держа ее в одной руке, в другой — смычок. Савелий Илиодорович вскочил со своего кресла и залепил Коле такую оплеуху, что тот ударился головой о косяк и заплакал. Савелий Илиодорович схватил его за ухо, принудил встать на колени, сунул в руки выпавший с грохотом инструмент. Коля сквозь слезы закряхтел смычком по струнам, а прокурор сел обратно в свое кресло, кивком велел управдому продолжать.
Управдом — высокий, плечистый, сильный, руки, как лопаты, он бил Лизу до тех пор, пока она не повисла на руках того, усатого, окончательно. У нее был обморок, и они ее наконец выпустили, Лиза скатилась на пол, пришла в себя, но подняться не смогла, так и осталась на четвереньках и плакала, но столь беззвучно, что казалось, такое в человеке можно только выдрессировать — тихо открывала и закрывала рот, из глаз лились потоки слез. Коля все это время кривил мокрое лицо, отводил глаза, всхлипывал — тоже беззвучно — и продолжал играть.
Ее подняли, зачем-то расстегнули платье и стянули его через голову, на животе не было ни одного синяка, ни одной ссадины, лишь чуть покраснела кожа, как будто терли снегом. Савелий Илиодорович объяснил, что ни один медик без вскрытия не скажет, что была травма, и она не сможет никому пожаловаться, да и делать этого не станет, потому что давно привыкла к таким «мерам пресечения». Ни капли жалости, лицо безразличное… он повернулся ко мне и добавил: «За то, что ты такой подлец, суешь нос в чужие жизни, будет и тебе наказание. Завтра пойдешь и повинишься в смерти ее отца, разыграешь истерику, прикинешься душевнобольным, скажешь, застрелил в сердцах из-за отказа. Вот Сацук знает, как дураком по все правилам прикинуться, он объяснит. Тебя осудят года на два, отлечат в психбольнице. И ты выйдешь и сможешь забрать свою Лизу и идти с ней хоть на все четыре стороны. А до тех пор она останется здесь и будет получать за каждое твое непослушание, за каждый день отсрочки. Скажешь чего лишнего — ее убьют, один удар в живот чуть сильнее — и она умрет от разрыва внутренних органов». Надо ли говорить, что на следующий день я пошел в следственную часть и повинился…
Грених невольно поднялся и сел на край ванны, пальцами впившись в чугунный борт. Вот так и Ася получила свой удар от человека, проработавшего два года в рязанской губчека, где он и наловчился бить без следов на теле.
— Куда могла поехать Лиза? — глухо спросил он.
Лёня назвал несколько мест, и Грених сделал звонок в угрозыск. Самому Лёне, после колоссальных усилий для отравленного медью человека, стало хуже. Из гипноза он выпал в помрачение: то звал невесту, то истерически рыдал. До самого утра Константин Федорович пробыл с ним, боясь, что, если уйдет, потеряет единственного свидетеля. Как только начнет светать, его нужно будет везти в следчасть. Фролов не поверит истории жениха, если не услышит ее сам.

Глава 20
Операция по спасению Коли

Рано утром кто-то стал тревожно звонить в дверь. Майка отбросила одеяло и в одной ночной сорочке бросилась открывать, надеясь, что вернулся отец, но задней мыслью уже понимая — так он никогда не станет трезвонить. Приоткрыла дверь на ширину цепочки, глянула в узкую щель.
Стоял Фролов, переминался с ноги на ногу, перекладывал какую-то папку из одной руки в другую, то сунет в подмышку, то прижмет к груди.
— Отца дома нет, — буркнула Майка, но дверь не закрыла.
— В больнице опять?
— Нет. Ушел по делам.
— А что врачи про Асю говорят? Жить будет?
Майка тяжело втянула носом воздух, подавив вздох. Вторую ночь она почти толком не спала, страшно волнуясь за бедную, глупую и ужасно наивную Асю, которая умудрилась нажить себе тайных врагов. Эх, папа не знает, как она опоила управдома «малинкой», то-то у него глаза на лоб полезут, если до него дойдет эта история. Ася просила никому не рассказывать, слово взяла. А теперь лежит в больнице!
— Я тут ему принес… — замялся Фролов, испытывая странное чувство неловкости. — Результаты дактилоскопической экспертизы. Вчера уже поздно было…
Глаза Майки расширились, как у кошки, выследившей мышь. Она быстро прикрыла дверь, выдернула цепочку из заводного отверстия.
— Ну что? Он это? Атаман нашелся? — отступая назад, она впустила Фролова в квартиру. Они прошли по пустому коридору.
— Нет, Майка, не он, — вздохнул тот, входя и прикрывая за собой дверь. — Не его пальчики. Все было напрасно! Обвинить в убийстве губпрокурора — это же такой скандал. Что теперь будет?
— Какого губпрокурора?
Майка заметила, как Фролов прикусил язык, сделав глаза круглыми, как у кролика, подавившегося морковкой.
— Да, там, э-э… — начал он, но осекся под ее взглядом, который всем напоминал отцовский, а значит, действовал устрашающе.
— Это Коли касается? — спросила она, сурово сведя брови.
Фролов смотрел на нее, предпочитая отмалчиваться, кивать и медленно отступать обратно к двери.
— Я позже зайду.
— Подождите! — Майка бросилась к письменному столу, схватила ворох бумажек — их с Колей записок и подлетела к старшему следователю, протягивая ему. — Вот, почитайте! Его дядя взаперти держит в пустой квартире, забыл про него, кухню запер, он и воды выпить не мог. Боится его до чертиков! Трясется от страха, с дуру галлюцинировать начал — думает, его отец голодом морит. То есть он уже мертвых видит! Вы почитайте, почитайте, что он пишет. «Если отец заметит, что ты приходишь, он меня пришибет».
Фролов с недоумением взял протягиваемые ему исписанные цветными карандашами разными детскими почерками тетрадные листочки, пробежался глазами по ним.
— А как вы это умудрились переписку затеять? Ему нельзя ни с кем общаться.
— Под дверь просовывали и в окошко выбрасывали. Дядь Леш, так нельзя с детьми обращаться! Куда комсомольская ячейка, деткомиссия и учком смотрят?
— Но он же не беспризорник. У него семья.
— Нет у него никого! Я говорю! А вы меня не слышите, — исступленно вскричала Майка. — Он уже так ослаб, что к двери не подходил. Я думала, он умер!
Все это время, пока отец находился с Асей в больнице и бегал по каким-то своим взрослым делам, Майка пыталась пробраться в пустую квартиру Коли, чтобы отпереть шпилькой дверь в кухню. Его дядя приходил раз через три дня и давал ему лишь стакан воды и ломоть хлеба. Но стакан воды и кусок черствого хлеба недельной давности в день — это невозможная в наши советские дни жестокость, считала Майка. Почему он так поступал? И почему Коля упорно называл его отцом? Это она обдумать не успела, потому что вся ее голова была занята только одним — как попасть в квартиру. Большая дубовая входная дверь запиралась на сложный замок, такой она открывать не умела, да и поначалу боялась поцарапать, испортить полировку и красивую резьбу. А потом, когда Коля не отзывался и перестал показываться в окне, она основательно исцарапала дерево вокруг замочной скважины, уже и со злости, но замок не поддался.
Пришлось идти к соседям, живущим над Колей, чтобы просить разрешения спуститься по веревке из их окон в квартиру пленника — у него оставалась открытая фрамуга. Но загвоздка состояла в том, что над Колей жил Мишка Цингер, а он до сих пор не простил однокласснику его поступок, а из-за того, что Майка продолжала дружить с таким отпетым негодяем, гордый венгр и на нее обиделся. Всегда, проходя мимо девочки, отворачивался, на приветствие не отвечал. Она уже поднималась к ним, звонила в дверь, хотела рассказать, что Коля тоже жертва, да еще и кого — настоящего атамана, но юноша ее не впускал и своим братьям и сестрам строго-настрого запретил отворять ей дверь. Майка билась в нее по нескольку раз в день, пока однажды не открыла мать Миши. Окруженная кучей черноволосых лохматых мальчиков и девочек мал мала меньше, как какая-то лесная колдунья, она строго посмотрела на Майку.
— Ну что тебе нужно? Чего шумишь?
И Майка, впервые в жизни чуть не ударившись в слезы, принялась рассказывать про несчастного пленника из квартиры снизу, про то, как жестоко с ним обращается его дядя после смерти отца, желая наказать за то, чего он не совершал. Мать Мишки недоверчиво смотрела на нее, слушала, обстоятельно вытирая руки о цветастый фартук. Майка задыхалась от поспешности, стараясь высказать все, пока перед ней не захлопнется дверь.
Тут за спиной тети Белы показался сам Мишка, сказал матери что-то на мадьярском и повернулся к Майке.
— Что за атаман, о котором ты говоришь? — спросил он с интересом, которого ранее не выказывал.
— Атаман Степнов. Он в Москве и каким-то образом терроризирует семью Коли. Это он на него плохо влиял, понимаешь? Кисель был его пособником.
— И что? — Мишка почесал голову и скривился — у него до сих пор постреливал затылок, заживало долго.
— А теперь Коля в квартире один и его дядя — прокурор — в воспитательных целях мучает его голодом.
— За то, что отца застрелил? — Мишка был непреклонен.
— Он его не убивал. Коля ведь сознался уже, что наврал.
— А зачем наврал? Он же — пионер.
— Когда тебе смертью грозят, будь ты пионером, тысячу раз подумаешь и жизнь выберешь, — не выдержала Майка. — Все это пионерство яйца выеденного не стоит, если оно не будет стоять на справедливости. Вот так вот! А ты, — она ткнула его пальцем, да так больно, что Мишка отскочил. — Чего ломаешься, как девчонка! Неужели с первого раза нельзя было понять, что Коля ни в жизнь тебя бы и пальцем не тронул, если бы не обстоятельства.
Миша посторонился, стараясь не глядеть на мать, которая уже готовилась вступиться за Майку.
— Ладно, идем, посмотрим, что можно сделать, — сказал Мишка. — Комната, где спят маленькие у нас, — как раз над его гостиной. У него форточка открыта?
— Да, — Майка проскочила в переднюю, стянула на ходу за пятки ботики, сбросила сумку и пальто на пол и исчезла в дверях комнаты. Она быстро сориентировалась, поняв, какое окно совпадает с тем Колиным, у которого осталась открытая фрамуга. Забралась на подоконник и, смешно прижавшись к стеклу, расплющив о него нос, глянула вниз. Заходящее солнце косо светило в комнату, делая окна фасада матовыми, непрозрачными, почти черными.
— Ого, высоковато. А простыни у вас найдутся?
— А ты сама спустишься? — Мишка тоже, прижавшись лбом к стеклу, пристреливался взглядом.
— За кого ты меня принимаешь? Конечно, сама! — она бросила на худого и нескладного юношу оценивающий взгляд. — У тебя еще сотрясение не прошло. Так что и не мечтай.
— Да, но ведь это очень опасно, Майя, — подошла к окну и мать Мишки.
— Нет, теть Бела, не опасно, если все сделать математически точно. Подоконники не скользкие. Хорошо, дождя нет. Так что надо прямо сейчас и действовать.
Женщина смотрела на Майку с недоверием, сузив глаза.
— Ох, и влетит мне потом от твоей мачехи, если я позволю из моих окон к соседу лазать.
— От Аси-то? — дернула бровью Майка. — От нее уж точно не влетит. Она добрая да к тому же сейчас в больнице лежит. Так что не вижу препятствий.
Тетя Бела пожала плечами и стала снимать простыни с детских кроваток, под нос бормоча, что делает это, только чтобы не дать Коле умереть с голоду. Сбросила их у окна, отправилась в другую комнату. И Майка с Мишкой сели за дело — связывали простыни концами, затягивая тугие узлы. Мать его принесла еще партию, некоторые были новыми, хранимыми дочерям в приданое. В общем, ушло простыней довольно много — почти все, что были в квартире, придется младшим братьям и сестренкам Мишки поспать денек на голых матрасах. Один конец длинной веревки Майка привязала к железной кровати, на которую сверху уселся сам Мишка, чтобы та не покатилась по полу и не вылетела вслед за Майкой в окно.
— Когда я залезу внутрь — дерну веревку, ты ее отвяжи, — давала она указания. — Я ее сразу втяну за собой, потому что неизвестно, сколько там пробуду. Может, Коля умирает и его надо возвращать к жизни. Такие вещи обычно затягиваются, сам знаешь, — она деловито почесала за ухом. — Нехорошо, если из ваших окон будет свисать веревка, люди заподозрят неладное, вызовут милицию. Я бы давно уже милицию вызвала, это будет нашим запасным планом, но Коля очень просил этого не делать. Поэтому прежде уж разберемся, что там с ним.
— А если тебе уходить надо будет? — спросил Мишка.
— Легче же вниз. Привяжу у них к столу и… вжик, — она присвистнула, изображая ладонью быстрый полет аэроплана.
— Ты, Майка, в инженерный институт поступать должна, — заметил Мишка, и глаза его улыбались. — Мыслишь как инженер.
— Нет, я математиком хочу стать. Это мне нервы успокаивает. В мире корней, логарифмов, интегралов все нормально, понимаешь? Просто и логично! Если плюс — то плюс, если минус — то минус. Не то что… — она кивнула в сторону распахнутого окна, делая намек на Колю и его семью. — Ладно. Разговоры в сторону.
Майка критически оглядела свой сарафан в клетку, вздохнула, что нет на ней ее штанов с манжетами под коленками, и перевесилась через подоконник, оглядывая улицу. Дождавшись момента, когда внизу не стало никого из соседей и прохожих, влезла на подоконник, встала спиной к улице, обеими руками крепко взявшись за скрученные в жгут простыни и, как скалолаз, принялась спускаться по стене. Она рассчитывала толкнуть фрамугу внутрь коленями и, оказавшись обеими ногами в помещении, скользнуть на подоконник в Колину гостиную.
Но на деле все вышло гораздо сложнее.
По стене она протопала бодрым пионерским шагом, но вот обеими ногами попасть во фрамугу ей никак не удавалось — только одной. Почему-то оказалась страшно отпустить обе ноги в воздухе. К тому же простыни сразу натерли ладони, надо было взять хоть митенки или варежки, но не догадалась. Пытаясь отпустить вторую ногу, она едва не разбила стекла, скользнула ниже, чем рассчитывала, тело болтало туда-сюда, стекло поскрипывало под ней и трещало. Замешкавшись, она оказалась ниже фрамуги. И единственным выходом оставалось — перенести руки на раму и подтянуть себя к ней. Пальцы дрожали, плечи и шею ломило от тяжести собственного тела. Майка с усилием разжала пальцы сначала одной руки, бросив ее к фрамуге, точно та весила полтонны, потом подтянулась к окну и перенесла вторую руку, при этом лбом сильно влетела в стекло — еще чуть-чуть, и оно бы треснуло. Как большой таракан, Майка вползла в узкое отверстие фрамуги и полетела в комнату головой вниз, попутно столкнув с маленького столика патефон. Грохот раздался оглушительный. Она вскочила на ноги, приготовившись к схватке с невидимым врагом. Но в квартире словно никого не было. Вообще-то там должен был находиться Коля, но он на шум не вышел.
С досады Майка поджала губы — она тут совершила геройский поступок, подвиг, можно сказать, влезла на башню друга спасать, а он не соизволил и глянуть на ее усилия хоть одним глазом. Нагнувшись Майка подняла патефон и поставила его, как тот стоял раньше. Хорошо, что такая большая труба, слишком узкая в основании, не переломилась. Немного странно, из стороны в сторону, болталась игла, но, наверное, так и было. Она просто закрепила ее на ножке. А потом быстро вернулась к окну и втянула отвязанную Мишкой веревку внутрь, скрутив и спрятав за занавесками на полу.
Двинувшись крадущимся шагами по знакомой комнате, в которой она так долго и мучительно пыталась объяснить Коле системы уравнений, Майка сразу зашла в ванную комнату, стала выкручивать воду в раковине, трубы издали глухой хрип, но вода не полилась — наверное, где-то есть вентиль, о котором знает только дядя-прокурор. Заглянула под ванну в надежде его найти, но там было темно, пыльно и страшно. Следом зашла в кабинет Колиного отца — пусто. Дернула дверь в кухню, та и вправду оказалась заперта, как писал мальчик в записках. А где же он сам?
Оказалось, спал. Просто спал, с головой укрывшись одеялом на кровати в своей душной комнате, уставленной пюпитрами с нотами, со столом, на котором стопки нот возвышались целыми башнями. Майка никогда не была здесь, и ее поразило это царство нот. Первое, что подумалось, сколько времени нужно, чтобы все их выучить и сыграть. Может, и вправду, не надо его мучить математикой, пусть бы играл себе на своей виолончели, раз так любит. Но в мире все очень странно устроено, люди считают, что нужно всего знать помногу и все уметь сразу.
Подойдя к кровати, Майка тронула тяжело дышащую гору под одеялом. Та продолжала вздыматься и опускаться. Майка толкнула сильней, спящий не почувствовал. Она сдернула одеяло. Коля не проснулся, но видно было, что привиделся ему кошмар — он очень беспокойно пыхтел.
Пришлось прикрикнуть. Потом начать расталкивать. И только после долгой борьбы Коля нехотя стал выбираться из вязкого болезненного сна — так люди отходят от наркоза в больницах, Майка видела однажды: бесконтрольно машут руками, будто что-то жуют, по их подбородкам текут слюни — очень странное и неприятное зрелище.
— Ты как вошла? — Коля перевернулся на бок, оттолкнулся от кровати локтем и сел, глядя на Майку из-под полуопущенных, красных и вздувшихся век. Глаза его то и дело закрывались, а он их с усилием открывал.
— Я влезла в окно! — похвасталась Майка.
— Как это — в окно? — проговорил он, еле ворочая языком. А соображал, наверное, и того хуже.
— Мы веревку с Мишкой сплели, из простыней. Она все еще у меня. Хочешь, мы можем спуститься по ней и убежать.
— Нет, у меня домашний арест, мне нельзя.
— У тебя кухня закрыта! А еда… консервы, хлеб — все там поди?
— Я же говорил! И в ванной воду он перекрыл. Ее нет даже в сливном бачке унитаза. Во рту все пересохло, пить охота — снилось море, будто тону… вода повсюду, а глотка сделать нельзя — соленая, — и Коля облизал потрескавшиеся губы.
— Идем, я здесь — чтобы отпереть дверь. Но ты уж сразу на еду не набрасывайся, — она потянула его за руку, Коля послушно на ватных ногах пошел следом. — В деревне у нас был случай, человек долго не ел, потом его покормили, а он взял и умер. Причем сразу. Такие судороги-колики были — просто страх!
— Мне нельзя, я наказан. Он меня убьет.
Майка прыснула. Но тут же свела брови, оглядев его истощавшую за две недели, похожую на вешалку фигуру. Тот прежний свитер болтался на Коле, как на чучеле огородном.
— Ну никто не увидит. И я не скажу. Так что — можно, я разрешаю.
— Он догадается, — Коля шутки не понял. Глаза его были круглыми от тревоги. — Он прибьет меня.
— Не догадается, взрослые на самом деле притворяются, будто все видят и замечают. На самом деле они страшно рассеянные.
Майка довела друга до кухонной двери, вынула из кармашка шпильку и быстро отперла замок. Коля бросился к раковине, нервными пальцами раскрутил кран, нагнулся к нему и стал шумно пить, разбрызгивая по сторонам воду, порядочно облившись и намочив себе волосы.
Его вдруг стало бить дрожью, он схватился за полотенце и принялся тереть лицо, голову, потом свой мятый свитер, приговаривая: «Черт, черт, черт!» Разумеется, сделать свитер и волосы сухими у него не вышло, он злобно отбросил полотенце, сел за стол, уронив перед собой локти и запустив пальцы в волосы.
— Его не было два или три дня? Какое сегодня число? Сегодня уже пятница или еще четверг? Он сегодня придет, что же я не вытерпел, что же я наделал, немного ведь осталось… Майка! — Коля всплеснул руками, резко выпрямившись. — Что ты здесь делаешь?
Он прокричал это таким странным голосом, словно только сейчас увидел ее перед собой.
— Как что? Спасаю тебя.
— Не надо было! Я уже туда, в ту жизнь, в школу, к нашему театру никогда не вернусь. Мне надо учиться быть взрослым!
— Как это не вернешься? Ты что такое говоришь? Школу окончить все равно придется.
— Не здесь. Здесь я уже… всё, меня считают убийцей, никто со мной и знаться не пожелает.
— А где ты думаешь оканчивать школу?
— Он все сам решит. Уехать придется, когда все это закончится. Ох, наворотил я дел, зачем не слушался.
— Да кто этот «он»? Дядя твой из прокуратуры?
— Отец мой.
Майка нахмурилась. Кажется, Коля тронулся умом, сидел, дрожал, глазами вращал, как механическая кукла. Она не знала, как правильно с такими говорить.
— Коля, все, что с тобой происходит, — это неправильно, — она мягко тронула его за плечо. — Ты — ребенок. По закону до восемнадцати лет ты — несовершеннолетний, и тебе нужны школа и друзья. И никто от тебя не отвернется, потому что людей не бросают, если они в беду попали. Если твой дядя такой непроходимый чурбан и не понимает, что ты не виноват в смерти отца, что ты не заслуживаешь таких мучений, что тебя не нужно морить голодом, чтобы воспитывать… У тебя есть твоя музыка. Ты будешь играть, поступишь в консерваторию.
— Я не смогу больше играть.
— Ну почему же?
— Он заставил меня играть, пока избивал сестру. Я больше виолончель взять в руки никогда не смогу. Я умер в тот день… Теперь уже все равно, будь что будет.
— Кто избивал сестру?
— Отец.
— Коля, отец твой умер.
Она опять тронула его за плечо, но Коля дернулся и посмотрел на Майку затравленным, пустым, злым взглядом — как пойманный дворовыми мальчишками кот, приговоренный к какому-нибудь страшному истязанию.
Вдруг раздался шум открываемой двери. Коля услышал его раньше, поэтому он так изменился в лице. Его слух музыканта стал еще острее в заточении, теперь он мог безошибочно определить звук поворачиваемого в замочной скважине ключа своего мучителя, его приближающихся шагов.
Майка схватила Колю за руку и выдернула из кухни, захлопнула дверь и быстро принялась ковырять в замочной скважине шпилькой, пытаясь ее запереть. Она была против Колиного упрямства, против того, что он с такой трусостью забивался в угол, предпочитал перетерпеть страдания и не собирался искать силы и средства, чтобы противостоять своему угнетателю. Но она не могла за него принимать решений. Придется уйти несолоно хлебавши.
— Мы там разлили воду и стул отодвинули… и свитер мокрый, — с дрожью в голосе и со слезами на глазах проговорил Коля, боясь лишь того, что ему влетит за непослушание.
— Ничего, уже обсох, вроде не видно. Беги! — Майка толкнула его в сторону гостиной, сама успела скользнуть в кабинет и нырнуть под кресло, стоящее справа от двери, как мимо нее кто-то тяжело и устало прошаркал тапочками.
— Коля! — голос его дяди звучал самым обычным образом и не предвещал ничего страшного. — Где ты?
Звук шагов замер где-то в глубине квартиры. Майка задержала дыхание, чтобы слышать, о чем они будут говорить.
— Где ты, сын! — раздалось глухое — наверное, из раскрытой Колиной спальни. Майка изумилась этому обращению. Вероятно, после того как было оформлено попечительство, дядя приступил к бумагам на усыновление. Но без согласия Коли — он ведь не был малолетним — никто не мог его усыновить насильно.
— Где Лиза, Коля? — ласково спросил Савелий Илиодорович.
— Не знаю.
— Я открою кухню, как только ты скажешь, куда уехала твоя сестра.
— Ничего я вам не скажу. Не трогайте сестру! Тронете еще раз, и я… я в окно прыгну.
— А ну иди сюда? — змеей зашипел прокурор.
Послышался короткий вскрик, стон, грохот — что-то с размаху ухнуло на пол, раздался кашель.
— Где Лиза?
— Откуда я могу это знать, — голос Коли был едва слышен, точно его душили и он не мог говорить в голос. — Я же здесь заперт.
— Только ты знаешь, куда она могла уехать. Я всех отцовских родственников наперечет знаю, к ним она не поедет. Куда?
— Не трогайте меня!
— Еще три дня без воды! За то, что самовольничаешь. Будешь знать, как идти мне наперекор, будешь знать, будешь знать, — посыпался град ударов, а вслед за ними послышались стон и тихое всхлипывание. Майка сжалась. Звук был такой противный, казалось, кто-то колотит палкой по мячу. Но она знала, что палкой колотили по живому телу. Коля сквозь зубы стонал и всхлипывал. Майка вздрагивала, всей кожей, всем телом чувствуя боль, что испытывал загнанный Коля, и представляя — слишком ярко, — что там между ним и его дядей могло происходить.
— Когда же ты начнешь вести себя как мужчина! — гремел Савелий Илиодорович. — Когда уже перестанешь по поводу и без распускать нюни? Связался с девчонкой и сам как баба. Но я из тебя человека сделаю, ты у меня через такие воды-трубы пройдешь, потом всю жизнь спасибо говорить будешь.
— Я же сделал, как вы хотели, я же ударил Мишку! — прокричал в отчаянии Коля.
— Не этого я от тебя хотел, балбес, как ты не поймешь. Это была идея Киселя! И нет смысла сейчас пытаться понять, почему ему пришло в голову заставлять тебя бить его. Но ты ударил Мишку сам. Сам! Ты сделал выбор. А мог бы выстоять. Но ты только на идиотские поступки способен. Зачем облил чернилами девчонку?
— Я не понима-аю, не понимаю. Что вы от меня хотите? Руки-то теперь у меня в крови и душа черствая!
На это Колин дядя почему-то ничего не сказал, а начал бить его сильней. Коля захлебывался в приглушенных рыданиях, все повторяя: «Не понимаю, не понимаю…» Какой он терпеливый! Если бы плакал громче, соседи услышали бы и вызвали милицию. Но в доме такие толстые стены — его строила бывшая кирпичная промышленница, которая хотела, чтобы здание демонстрировало крепость ее продукции. И она постаралась на славу.
Послышался какой-то шелест, и будто посыпались на пол тетради — наверное, его многочисленные ноты.
— Ты сегодня выполнил все школьные задания?
— Я не знаю школьных заданий.
— Я же сказал: просто выполняй то, что идет дальше по учебникам.
Колино молчание. Долгая тишина.
— А гаммы свои играл?
— Нет! И не буду никогда, никогда не буду, ты меня не заставишь! — Коля опять показал зубы, даже назвал дядю на «ты». Майка внутренне воспряла духом, готовая выползти из засады и прийти ему на помощь.
— Ты ничего другого не умеешь в жизни, глупое избалованное дитя, — дядя смягчился. — Не хочешь играть — не играй, леший с тобой. Будешь поступать на юридический.
— Не буду!
— Так подохнешь с голоду, если у тебя не будет профессии, — повысил он голос.
— Я уже подыхаю с голоду! Мне недолго осталось.
— Что-то ты уж больно сегодня разговорчивый. А ну признавайся, мать приходила? Дай сюда руку.
— Не приходи-ила, — Колин голос сорвался на стон. — Не надо, не надо! А-а. Никто не приходил, никто… пожалуйста, я не смогу держать смычок…
Из комнаты доносилась какая-то мышиная возня с плачем пополам. И опять надолго все стихло.
Майка уже собиралась выползти и глянуть, но тут до нее донеслись звуки струн. Коля заиграл на виолончели — прогнулся, не выдержал. Дядя его одолел. Квартира наполнилась музыкой, побои закончились, Савелий Илиодорович больше не кричал.
Двигаясь на четвереньках, Майка вышла в переднюю и осторожно заглянула в распахнутые двери гостиной. Уже стемнело. В вечерних сумерках кто-то сидел в кресле-качалке, закинув ногу на ногу, скрестив руки на груди и откинув голову на спинку. Майка несколько раз моргнула, чтобы привыкнуть к темноте. В кресле был Савелий Илиодорович, а у кадки с папоротником стоял Коля. Поставив свой инструмент на стул, он безучастно, словно кукла на заводе, водил смычком по струнам, играя ту сюиту Баха, которую Майка так любила слушать, представляя, что это она сидит на сцене и водит смычком по струнам перед полным залом. Увидев ее, стоящую на четвереньках в передней, он вздрогнул и тут же посмотрел на дядю, проверяя, заметил ли он незваную гостью. Сюита не прервалась, казалось, он заиграл еще старательней, глазами умоляя Майку уходить.
Она проползла к входной двери, поднялась на ноги и очень медленно, стараясь не скрипнуть, повернула ключ в замке. Отворив дверь, прошмыгнула наружу и босиком зашлепала по лестнице наверх в Мишкину квартиру. Тете Беле она пообещала что-нибудь придумать, чтобы вызволить ее простыни, обулась и побежала домой, едва успев к приходу отца.

И вот теперь, следующим утром стоя перед старшим следователем, объясняя ему бедственное положение друга, стараясь не подставить его ненароком, Майка пыталась выпросить хоть какой-нибудь помощи.
Фролов перебирал листочки, читая их записки и хмурясь.
— А отцу ты это показывала? Коля и вправду немного не в себе. Он через слово только и пишет, что его прибьют.
— Так оно и есть. Я была у них дома и слышала, как его дядя колотит, выкручивает пальцы и заставляет для себя играть на виолончели.
Фролов недоверчиво хмыкнул.
— Ну уж прям для себя! Он его воспитывает, жизни учит.
— Да, я забыла. У вас, у взрослых, это так называется, — Майка зло вырвала из рук следователя их с Колей переписку.
— Я тоже бывал у них несколько раз, но ничего подозрительного не заметил. Детей порой из-под палки приходится заставлять, — поучительно возразил он.
Майка сделала кислое лицо.
— Почему папа подозревает дядю Коли? Что за пальчики не совпали?
Фролов опять попытался уйти от ответа.
— Майка, я тоже немного притомился, ночь не спал. Как-то вылетело само. Я пойду, папа твой в Столешников сам придет.
— Нет, погодите. Вы сказали, что обвиняете губпрокурора в убийстве. На каком основании? — Майка уперла кулаки в бока.
— На каком основании? — переспросил Фролов, изумляясь тому, что девочке тринадцати лет известны такие выражения.
— Папа считает, что отца Колиного убил его дядя, что ли? А как же атаман? Он тогда что? Атаман Колю в усадьбе еще до войны навещал и в войну тоже. Я даже было подумала, что атаман тоже его родственник. Так просто кто приходит, игрушки дарить? — Майка собрала морщину на лбу, прикусив большой палец.
— Какие игрушки? Кто родственник? Атаман Степнов? Подожди-подожди, — теперь и Фролов собрал морщину на лбу. — Тебе что-то известно? Коля что-нибудь тебе говорил?
— Он ему был как… как Лоренцо Монтанелли! — не выдержала Майка.
— Какой еще Лоренцо Монтанелли? Он взял паспорт Швецова и стал сам Швецовым. Нам еще тут итальянцев не хватало, — проговорил Фролов, видимо, полагая, что Майка все знает.
— Батюшки-светы, — разинула она рот, — так что получается… этот зверюга и есть атаман? Прокурор и атаман в одном лице?
— Ну да, получается так… — расстроенно вздохнул Фролов, страшно пожалев, что вот так все ей выдал. — Только ты, Майка, молчи пока, никому говорить нельзя.
— И вы его не смогли вывести на чистую воду? У вас там пальчики не сходятся? — ужаснулась она.
— Пока не сходятся.
— Все пропало! — Майка сделала несколько отчаянных кругов по комнате и села на диван, обхватив голову руками. — Он его убьет. Коля единственный, кто его тайну знает. Он его в живых не оставит. И голодом морит… чтобы у смерти была естественная причина.
— Ты не горюй. Смерть от голода — это не естественная причина, дядю Колиного за это накажут обязательно. Мы сегодня же что-нибудь придумаем.
— Вы что? Вскрытия дожидаться будете?
— Нет, Майка, до этого дело не дойдет, что ты!
Майка не слушала старшего следователя. Еще как дойдет! И ничего они не придумают, ни сегодня, ни завтра, никогда! Если убийцей оказался губернский прокурор, они это и через сто лет не смогут доказать.
И она приняла твердое решение.
Дождалась, когда Фролов ушел, и бросилась собирать вещи. Откопала среди старых вещей саквояж из потрескавшейся желтой кожи, набросала туда тетрадей и учебников, недочитанного «Графа Монте-Кристо», сверху одежды, смену белья, замотала в платок зубную щетку и зубной порошок в жестяной коробочке. Посчитала, сколько у нее денег, которые копила на «Энциклопедию математики» Лахтина, — на два билета до Ленинграда хватит. И, быстро нырнув в свой клетчатый сарафан, подхватила пальто в одну руку, саквояж — в другую. Все. Бежать. Только бежать. У Коли оставалась веревка за занавесками в гостиной.
Зайдя в подъезд Колиного дома, она поднялась прежде на третий этаж и оставила свой саквояж у матери Мишки, сам Михэли был на работе. К Коле спускалась крадучись. Сердце стучало, как тысяча маленьких наковален, будто работал целый полк гномов-кузнецов. Майка оправила сарафан, убрала за уши свои короткие волосы, которые забыла расчесать, и постучалась. Если прокурор-убийца еще не ушел, то она прикинется представителем учкома, скажет, что пришла проверить, делает ли Коля дома уроки. Но никто не вышел, никто не ответил, и за дверью не раздавалось никаких звуков жизни.
Убедившись, что прокурор, скорее всего, убрался на свою службу, Майка достала из кармашка готовую записку, в которой изложила весь план побега, просунула ее под дверь и уселась на полу ждать.
Конечно, Коля мог опять завалиться спать, как медведь в берлоге, ему другого ничего не оставалось. Если нет и куска хлеба, лучше спать, Майка знала это по своему опыту. Когда в ее деревню близ Белозерска вслед за революцией пришел повальный голод, она, бывало, проводила во сне недели, вставала только раз в день — глотнуть горького варева из корнеплодов, которые стряпала ее опекунша-знахарка.
Майка просидела час, полтора, потом поднялась к матери Мишки, рассказала ей все вчерашнее приключение и поведала о новом плане. Тетя Бела качала головой и охала, а потом напоила ее молоком. Оставшаяся без завтрака Майка с удовольствием принялась за него, но, выпив половину, вспомнила про голодного друга, ей стало стыдно, и она отставила стакан в сторону.
Каждый час она ходила проверять, не выставил ли свой ответ Коля, стучала, звала, собрав ладони рупором и прижав их к двери. И только к середине дня из-под двери скользнула свернутая вчетверо записка. Под ее текстом было нацарапано всего одно слово: «Давай!»
Забрав саквояж, она понеслась вниз, под окна Коли. Тот стоял на подоконнике и уже просовывал во фрамугу веревку из простыней.
Майка посмотрела вправо, влево — улица была пуста, опять сложила ладони рупором и прокричала:
— Привяжи конец к ножке вашего обеденного стола. Только крепко!
Коля исчез, вскоре вернулся.
— А теперь надо открыть все окно. Ты же не полезешь через эту форточку.
Коля замер, не понимая, чего от него хотят. Потом медленно сполз с подоконника и стал дергать створки. К зиме щели уже были законопачены ватой и заклеены полосками белой бумаги, смоченной клейстером, пришлось повозиться и пошуметь.
Вдруг из-подворотни вышла баба Дося. Майка успела сделать знак Коле, чтобы он успел скрыться.
— А ну марш отседова, — замахнулась на нее дворничиха метлой. Майка подхватила саквояж и дернула в сторону церкви. Сев на камень, издали наблюдала, как баба Дося долго и кропотливо мела улицу.
Вернуться смогла, только когда та исчезла во внутреннем дворике. Тем временем Коля уже справился со створками, сбросил веревку, подергал — вроде крепко. Казалось, оставалось всего ничего, вжик — и аэропланом вниз. Но Коля сел верхом на подоконнике и не мог себя заставить перебросить вторую ногу. Он сидел, как всадник на лошади, минут десять, сжимая пальцами глаза, откидываясь затылком назад к косяку.
— Я не могу, у меня сильно кружится голова! — крикнул он вниз. — Я сразу упаду.
— Не упадешь. Крепко держись руками за веревку и начинай отталкиваться ногами.
— Легко сказать! У меня все силы ушли на окно. Я не могу, пальцы как студень.
— Соберись! Тут два этажа всего. Ты сможешь!
— Двух этажей достаточно, чтобы сломать шею.
— Не говори так, а то накаркаешь.
— Я никогда прежде ничего такого не делал. Я не знаю, как… как мне… куда наступить?
— Давай я залезу, — Майка отставила к стене сумку. — И покажу как. Подожди, я сейчас.
Схватившись за веревку, конец которой петлей лежал на тротуаре, она поставила одну ногу на стену. Отталкиваясь, быстро и хватко перемещая руки, она взлетела наверх и оседлала подоконник.
Только сейчас, при прямых дневных лучах солнца, Майка заметила, какой болезненный вид был у Коли. Под опухшими глазами легли синие тени, потрескавшиеся губы кровоточили, проходившие синяки расплылись желто-зелеными бесформенными пятнами, мешаясь со свежими кровоподтеками, спутанные волосы падали на глаза, его рыжий свитер был растянут, в одном месте порван и нехорошо пах. Но самое ужасное — у него почему-то тряслись руки.
Майка вздохнула, нахмурилась, но не подала виду, что беспокоится.
— Ты справишься, понял? — сказала она строго и убедительно. — Тут невысоко. Главное, не разжимать пальцы, только чуть-чуть, чтобы веревка меж ними скользила, и останавливаться на узлах. А ноги твои всегда будут шагать по стене. И вниз не смотри. Это железное правило всех верхолазов.
Она показала, как взяться за веревку, как ступать и отталкиваться ногами, и плавно заскользила вниз. Он провожал ее тревожным взглядом, смотрел, затаив дыхание, боясь пошевелиться. Удаляясь, Майка загляделась на его перепуганное лицо с воздетыми бровями, и так стиснуло что-то в животе от жалости, что вдруг навернулись слезы…

Глава 21,
в которой математика спасает жизнь музыканту

Лёня Соколов присмирел только к утру. Едва забрезжил рассвет, Грених вызвал карету «Скорой помощи». Свидетеля нужно было скорее доставить в следчасть, пока он еще мог говорить. Сердце его било с перебоями, то и дело норовя остановиться. Прибывший дежурный врач сурово оглядел больного, послушал его, глянул на пустые пакетики из-под рвотного и велел санитарам нести носилки.
— Отвезу в больницу, — отрезал он, выслушав Грениха. — Я вам не таксомотор.
— Я вас понимаю, но и вы меня поймите, — вежливо объяснял Константин Федорович. — Если вы его отвезете в больницу, он выживет, но говорить сможет не скоро. Уйдет время, преступник будет упущен, и, возможно, погибнут еще люди.
— Так везли бы на извозчике.
— Нет, он дороги не вынесет, уже чуть не умер раз. А у вас есть камфора на случай, если сердце начнет отказывать. Это же медный купорос, сами понимаете, как он действует. Я бы его убил этой дорогой. Мне нужно доставить его живым.
Пожевав губы, дежурный доктор согласился.
Карета «Скорой помощи» влетела в Столешников переулок, Фролов уже был на службе. Для допроса свидетеля Грених попросил позвать весь отдел следственной части: всех следователей, секретарей, делопроизводителей, даже поломойку. Пока Фролов собирал аудиторию, Константин Федорович сделал короткое внушение Лёне, чтобы тот не боялся говорить правду, потому что его слова многое значат для спасения семьи невесты, его показания помогут посадить за решетку злостного нарушителя закона. Рядом стоял дежурный врач с готовым шприцем, наполненным камфорой.
Рассказ горе-жениха, который двумя неделями назад появился в этой комнате перед следователем и пытался взять на себя убийство, звучал в полной тишине, хотя народу набилось в маленький кабинет Фролова человек пятнадцать. Никто и ахнуть не смел, когда Лёня, глядящий на сцепленные до побеления свои пальцы, говорил про все домашние зверства губпрокурора, который в эту минуту пребывал на своей службе, преспокойно перелистывал бумаги, находясь несколькими этажами выше.
На последних словах студента Грених случайно поймал взгляд врача «Скорой помощи», у которого от удивления высоко взметнулись брови. В ответ Константин Федорович пожал плечами, мол, я же говорил, что здесь без спешки никак.
В эту минуту раздался телефонный звонок на столе старшего следователя, Фролов взял трубку и с недоуменным лицом, почему-то глядя на Грениха, долго слушал, кивал, поблагодарил и дал отбой.
— Угрозыск, — сообщил он. — Говорят, нашли Лизу Бейлинсон.
Соколов ахнул, схватившись за грудь.
— Жива! — поспешил добавить Фролов. — Цела и невредима.
— Я попросил найти ее и звонить сюда, — пояснил Константин Федорович.
Студента, который от счастья потерял сознание, вновь уложили на носилки. Теперь дежурный врач мог его доставить по назначению.
Фролов объявил присутствующим, что пока все свободны, позже он составит протокол допроса и попросит понятых расписаться.
— Константин Федорович, — сказал он, когда все разошлись, — нельзя пороть горячку. Ваш свидетель поможет арестовать его только за жестокое обращение с женщинами и несовершеннолетним, за принуждение к даче ложных показаний и шантаж.
— А тебе этого мало? — развел руками Грених.
— Мало… Свидетель ненадежный, он соврал раз.
— Его ведь принудили! Ко всему этому еще можно добавить и убийство Киселя. Наверняка его в дежурной камере так же в живот ручкой ножа приложили, не дав опомниться, выдернули из брюк ремень — минуты достаточно, чтобы петлю сделать, сунуть под нее ножку от табурета, завертеть, удушить. Эксгумировать его придется, чтобы посмотреть, есть ли разрывы внутренних органов. Да и того Черногубова, что на часах стоял, допросить бы хорошенько, с пристрастием, можно с гипнозом — он пустил то ли Сацука, то ли самого Швецова…
Фролов набрал воздуха в легкие, тер лоб, кусая губы. От обилия сведений у него голова шла кругом.
— Но как же все остальное? — выдохнул он. — Как мы докажем, что прокурор — это не Швецов, а атаман Степнов?
— Начнем с того, что он выдал Сацуку удостоверение и посадил в рязанскую губчека.
— Он его туда не сажал, нет никаких письменных свидетельств. А удостоверения, говорю, он сотням выписывал. Он был начальником губисполкома!
Грених стиснул зубы, решив, что Фролов должен знать о том, что поведала мать Коли.
— Ольга Бейлинсон созналась, что он прибыл с войны в мундире венгерского капитана, осадил ее дом, гонял уездную милицию, а потом воспользовался старым паспортом настоящего Швецова, когда заявился к красным от командира Рязанского революционного отряда. А в 22-м стал перебираться в Москву, перетаскивать всю свою банду. Ведь он был большим начальником, у него уже образовались связи. Да они у него уже были и до войны, скорее всего…
Грених замолчал, пытаясь еще раз прогнать в уме разговор с Ольгой.
— Он поступил в 3-ю гренадерскую дивизию в 1916-м, а до того являлся к сыну в усадьбу, значит, не служил, — добавил он в раздумьях.
— К кому? — не понял Фролов.
— Поступить в 3-ю гренадерскую он мог, если жил в Москве… Под какой он записался фамилией? Уж точно не под венгерской.
— Он же заявился к ней в венгерском мундире! Какая может быть гренадерская дивизия и как тогда вы могли его видеть у себя в перевязочном пункте?
— Но он совершенно точно венгр. Глаза у Коли уж больно цыганские, и у него самого.
— Константин Федорович, вы говорите непонятные вещи! Итальянец, венгр! Глаза цыганские. Почему?
— Подожди, Фролов, мысль собьешь. При чем тут итальянцы? — вскинул на него Грених руку. — Совершенно точно он венгр. И первая его жертва, Миклушин, какой-то его родственник. Иначе как объяснить выбранную им цель и синий мундир, который он носил? Ты еще не вернул дело в архив?
Фролов смотрел на него, потерянно хлопая глазами. Наконец сообразил, подбежал к шкафу, густо заставленному папками с делами, стал искать в стопке под литерой «М». Грених быстро нашел то старое фото, где был изображен пятидесятилетний Миклушин в мундире капитана венгерского полка образца до 1908 года с обшлагами «медвежья лапа», снятая фуражка была у него в руке, в стороны торчали густые кавалерийские усы.
По черно-белому фото невозможно было понять, каков настоящий цвет его коротко стриженных волос, но глаза — эти опущенные уголки и тонкие губы, здесь чуть прикрытые усами, — теперь Грених это видел отчетливо — принадлежали Швецову. Грених положил фотокарточку перед Фроловым на стол и накрыл рукой высокий лоб венгерского капитана, а под пальцем другой руки спрятал усы.
— Ну что? — спросил Константин Федорович, глядя на вытянутую физиономию Фролова. — Никого не напоминает?
— Э-э… м-мм… — замычал старший следователь, долго всматриваясь в карточку. — Этого не может быть!
Побелев, он отошел от стола, поднял брови, с силой сжал двумя пальцами глаза.
— Этого не может быть! — повторил Фролов.
Теперь история Грениха, который повстречал в своем перевязочном пункте человека с именем нынешнего прокурора губсуда, не казалась ему сказочной. Начали появляться довольно весомые доказательства существования таинственного мстителя, разбойника и авантюриста, который так ловко втерся в госорганы, что его не обнаружил бы и сам Шерлок Холмс.
— Прямо как в «Собаке Баскервилей», ей-богу… Как там было про Гуго Баскервиля на стене? «Начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ».
— Наш Швецов первым делом, получив новое имя и перебравшись в столицу, отправился убивать собственного отца, которого, видно, за что-то ненавидел. И его прежде совершенно не интересовали ни квартиры, ни венгры. Он явился в дом № 13, застрелил Миклушина, а потом…
Грених перелистнул несколько бумаг и некоторое время читал протоколы.
— А потом он является к семье убитого как заведующий юридической частью Московского отдела социального обеспечения и принимает от его супруги заявление о назначении им пенсии, помогает им собрать необходимые справки, уговаривает съехать в Подмосковье, где будет поспокойней, что они, послушавшись совета «такого» человека, впоследствии и делают. Ему остается пустая квартира. Ну как «ему»? Не ему, конечно. Но он знает, что в нее кто-то должен въехать из тех, кто стоит в очереди на жилплощадь. Нетрудно подсуетиться и поселить в квартире, в которой еще не оттерли кровавое пятно со стены, своего подельника, доктора Бейлинсона. Вот так семья Коли и поселилась в этом «венгерском» доме. А после — судя по твоему, Фролов, списку и по тем записям, что составляла Ася, — было еще несколько случаев выселения путем тонкого манипулирования жильцами и, возможно, с помощью незаконных арестов. Все это делалось не без помощи Сацука, Баранова и Киселя. И не они вовсе, а он — Швецов, руководящий ими, — определил случайно самую слабую и незащищенную прослойку общества — бывших военнопленных и начал против них кампанию по выселению.
Фролов слушал Грениха, потирая то лоб, то подбородок, то выбритую щеку.
— За что же он так на этого венгра взъелся? На капитана этого, отца своего? — пробормотал он.
— Ты лучше меня должен знать, Леша. Ты его дело, наверное, хорошо изучил? — Грених поднял увесистую папку, шлепнув ее обратно на стол. Из-под картонной обложки вылезло несколько протоколов, отпечатанных на машинке. — Не было ли у Миклушина сыновей внебрачных? Или от первого брака? Ведь та супруга, что сейчас в Подмосковье обосновалась, слишком молода для того, чтобы быть матерью нашего Швецова.
— Да, первый брак имелся, был и сын 1883 года рождения! Я пытался разобраться и говорил со следователем, который занимался убийством Миклушина. Он поведал… — Фролов призадумался, почесав макушку. — Да, дела! Интересно получается. Он поведал… Этого в деле нет, потому что история туманная, протоколировать такую не стали. Но следователь специально в Богемию ездил в какое-то горное село в Карпатах… В общем… в одну из отставок капитан Миклош, будучи дома, решил заняться воспитанием малолетнего сына… и случайно его убил. Племянники, как один, думают, что мальчик убежал в лес сам, есть слух, что его выкрали родственники со стороны жены и вывезли то ли в Польшу, то ли в Россию, уверяя, что Миклош — безумец и издевался над ребенком. Он вывозил сына в лес, бросал там одного, лупил, держал на цепи, учил так разным способам выживания, готовил к поступлению в «Людовицеум» — военную академию, хотел вырастить истинного бойца.
Грених набрал воздуха в легкие, чуть коснувшись рубашки у второго ребра, там, где у него вынимали пулю. Почему-то всегда кололо в самые неподходящие моменты.
— А ты не думал, что мальчишка-то мог выжить и вырасти в нашего прокурора? — спросил он, пребывая в удивлении, какого и припомнить не мог.
— Нет, конечно. Кто бы связал эту историю с нашим прокурором, а еще и с атаманом Степновым.
— А как его звали, мальчика?
— Влад Миклош.
— Да уж. Выживать Володя Миклош все-таки научился… и не только, — проронил Грених. — Прямо диву даешься, какие жизнь истории порой выписывает. Надо семью Миклоша… Миклушина из Подмосковья сюда приглашать. Будем устраивать очную ставку, показывать ему нашего Швецова без его шевелюры и бородки.
— Вы его заставите бороду сбрить? — ужаснулся Фролов.
— Ты заставишь. Как Петр — бояр. Ничего, потерпит, сейчас все Политбюро безбородое, — пошутил Грених и тут же сдвинул брови. — Если Ольга говорить не захочет, придется ехать в Рязанскую губернию, поднимать дело с ее усадьбой, искать людей, которые еще помнят события тех дней, очевидцев, которые могли бы знать старого Швецова в лицо, а может, все-таки и атамана. Искать родственников Ольги, старые фотокарточки. А на месте убийства Миклушина находили какие-нибудь отпечатки?
— Константин Федорович, подождите! — не выдержал Фролов. — Подождите! Все это так фантастично. И откуда вы знали… что он — венгр? Акцента ведь нет…
— Фролов, ты опять за свое? Акцента нет, потому что он малолетним в России оказался. Неужели так трудно это представить?
— Мы его арестуем, — старший следователь озабоченно стал ходить по кабинету. — Сегодня же, да он у нас под рукой, никуда не денется. Просто все это… в уме не укладывается. Спешить ни к чему. Вы понимаете, что это очень серьезное обвинение? Мы сейчас должны все как следует понять. Все по полочкам разложить.
Он подошел к столу, стал разглядывать фотокарточку Миклушина, опять закрыл ему лоб и усы.
— Как я все это объясню?.. Наш прокурор! Он ведь экзамен у меня принимал. Как же его?.. Избивать женщин, расстрелять собственного отца! Два года на прокурорском месте. Как же так? Что я скажу? Вы уверены в словах Соколова? Ну не брешет ли?
В голосе следователя затаились трусливые нотки.
— Тянуть нельзя, — начал наступать Грених, пытаясь не дать Фролову впасть в сомнения. — Ему там, наверху, уже сообщили, что здесь поведал Соколов при всем следственном отделе.
— Ему некуда деваться.
— Он будет погибать — потащит за собой Колю, сестру его, их мать. Постой! А как же дактилоскопия? Неужели еще не готовы результаты?
Фролов опустил голову, сделавшись еще более смятенным, даже покраснел, молча обошел стол и сел за него.
— Не говори мне, что ничего еще не готово.
— Готово! Я лично сидел над Сербиным в Дактилоскопическом бюро, как вы велели, и ждал, когда он все необходимые вычисления произведет. Я сам проследил, чтобы на Швецова карточку завели и правильно ее оформили. Только вот убийца доктора и Сацука — да, это одно лицо, но не Швецов.
— А кто?
— Сацук… Может… все-таки это он — атаман, а?
Грених замер, глядя на Фролова в упор. В сердце его начало закипать негодование.
— Ты хочешь, чтобы так было! — процедил он. — Ты становишься таким же, как и многие на этой должности. Полно работы, нескончаемый поток дел, свидетелей, нарушителей, обвинителей и обвиняемых. Ты хочешь, чтобы все решалось быстро и просто.
— Константин Федорович! — попытался оправдаться Фролов. — Я ничего не подменял. Вы, что ли, на это намекаете?
— Да у моей жены больше храбрости, чем… Как можно быть таким бесхребетным! Зови дактилоскописта. С карточками. И пусть микроскоп прихватит.
— Что вы меня туда-сюда вечно гоняете?! Я что, собачонка, что ли? То принеси, за этим сбегай!
— А я тебе кто, за тебя работу всю делать? Кто тебе свидетеля против Швецова с того света достал, кто дочь Бейлинсона нашел, а убийцу Миклушина? Ася тебе список жертв ценой собственной жизни составила! Быстро мне сюда результаты экспертизы… иначе мы сейчас поубиваем друг друга, я за себя не отвечаю.
Разобиженный Фролов стиснул зубы и стал набирать номер угрозыска.
— Вот бы и сидели оба у себя в ИСПЭ, нечего было моих свидетелей по городу собирать. Можете на меня обижаться, но пока я все так вижу, будто вы там, в 17-м, не то голову повредили, не то сами и прибили этого Швецова! А теперь концы сшить пытаетесь, — проворчал он, дожидаясь, когда снимут трубку в МУРе.
Грених, стиснув кулаки, уже собирался залепить ему хорошую затрещину, чтобы привести в чувство. Но Фролов присел, закрываясь локтем.
— Ладно, ладно, вот же, звоню!.. Сербина к телефону, будьте добры.
Сербин опять был как штык через десять минут и невозмутимо стал устанавливать на подоконнике второго окна свой микроскоп, а Грених тем временем рассматривал дактилоскопические карточки.
Внутри все кипело. Не хватало, чтобы Фролов думал, что он убил Швецова. И действительно, ну зачем ему все это нужно? Почему он не может просто делать вскрытия и проводить освидетельствования преступников, зачем все время идет дальше и роет, как беспокойный спаниель, который забыл, где спрятал кость? Он сверял рисунки ладоней двух человек, пытаясь вспомнить руки Сацука и музыкальные пальцы Швецова. И тут вспомнилось: среди напряженной тишины кабинета он услышал слова Лёни: «…Управдом — высокий, плечистый, сильный, руки как лопаты, — он бил Лизу до тех пор…»
— Руки как лопаты, — произнес он вслух, опуская на стол листы с дактилоскопическими оттисками.
— Что? — повернулся Фролов.
— Да, Соколов так говорил про Сацука… — Грених нашел стопку документов, к которым был прикреплен рисунок ладони и пальцев управдома, поднял его к свету, льющемуся из окна. — Это не рука Сацука, — недоуменно разглядывал он его дактилоскопическую карту. — У него пальцы были узловатыми. Как хорошо, что начальник угрозыска не отказался от фалангометрии. Потому что вот это вот, — он поднял другой лист, основательно потрясся им в воздухе, — не Швецов!
— Как не Швецов? — Фролов устало прикрыл веки. — Что вы такое говорите?
Грених стиснул зубы.
— Фома ты неверующий, — проворчал он, взял у Сербина лупу, линейку и принялся изучать папиллярный рисунок, пытаясь подсчитать количество линий и гребней на расстоянии одного миллиметра, попеременно брал то один, то другой лист, сверяя оба образца.
— Вот здесь, — сказал он, указывая на предположительно отпечатки управдома, — мужчина лет сорока пяти. А здесь, — Грених ткнул пальцем в другой образец, — мужчине где-то за восемьдесят! Всем известно, что расстояние между линиями расширяется с возрастом.
И тут он вспомнил, как Швецов прибыл в Институт судебной экспертизы перед самым вскрытием Сацука, — привез разрешение от Наркомздрава. Зачем было прокурору покидать свое насиженное логово и ехать в такую даль? Швецов не делал лишних движений без острой надобности. Ему нужен был морг, а точнее, труп. Пока Грених вскрывал Сацука в секционном зале, через стенку Швецов снимал отпечатки пальцев с кого-то из покойников. Кстати, там он и запачкал манжету рубашки. Грених виделся с ним и на следующий день, когда ворвался в его кабинет требовать исполнения протокола. На манжете было чернильное пятно — пятно от типографской краски, которого он в спешке не заметил.
Швецов понимал, что когда-нибудь Фролов все же наберется смелости и придет к нему с требованием снять дактилоскопическую карту, и решил позаботиться о том, чтобы заранее иметь чужие пальцы.
Грених посмотрел на присевшего у стола Сербина. План прокурора был мало осуществим без помощника в лице человека, в руках которого были все регистрационно-дактилоскопические карточки.
— Почему я вижу в этих бумагах подлог? — проговорил Константин Федорович, чеканя каждое слово и глядя в упор на маленького, серенького Сербина, который под взглядом профессора стал еще меньше.
— Откуда мне знать? — взъярился тот, на секунду вытянув шею, в голосе его прозвучал испуг.
— Признавайтесь!
— В чем мне признаваться?
— Эта рука, — Грених опять ткнул в образец отпечатка, который сличал с отпечатками, найденными на месте убийства доктора Бейлинсона и на предсмертной записке Сацука, — с длинными, гибкими пальцами — не Сацука рука, а Швецова. Он с самого начала вместо отпечатков своего подельника сунул свои, чтобы слить на него убийство доктора. На предсмертной записке он тоже оставил свой отпечаток. Записку Швецов написал за Сацука сам, аккуратно подделав не только почерк, но и манеру излагать мысли, да и грамматическими ошибками присыпал. Писать такую сложную подделку в перчатках не вышло бы, перчатки бы стесняли движения пальцев. Пытался, конечно, не сильно наследить, но не коснуться бумаги — это было бы верхом эквилибристики. Отпечаток все же остался. Надо было выдать его за отпечаток Сацука. Так что в его случае помогло бы только одно — сунуть свои отпечатки в дело Сацука, а вместо своей — руку безымянного покойника, которого он навещал у меня в институте.
Фролов и Сербин застыли в недоумении. Грених понимал, что все эти слова звучат, как полный бред.
— Швецов сунул свои отпечатки вместо Сацука? Но он же не дурак, в конце концов! — выдохнул старший следователь.
Грених выразительно посмотрел на дактилоскописта, который под его хищным черно-зеленым взглядом втянул шею в плечи еще глубже. Но опять встрял Фролов:
— Послушайте, Константин Федорович, вы, кажется, идете не по тому следу, — бросился он между Гренихом и специалистом по отпечаткам пальцев. — Вы превосходный прозектор и психиатр, но здесь, уж извините, заблуждаетесь. Отпечатки пальцев совершенно невозможно подменить, ведь во избежание этого придумана целая шифровальная система безопасности при нумерации карточек. Все узоры делят на две группы: на группу дуги и петли и на группу круговые, составные и неопределенные узоры. Первая группа называется «К», а вторая «П». Таким образом…
Задыхаясь от того, что говорил быстро, Фролов растопырил ладонь и указал на подушечки своих пальцев. Грених попытался его остановить, но следователь только ускорялся и пучил глаза, лишь бы его не прервали. Пришлось дать выговориться.
— Видите, вот большой палец — тут круги, значит, в группу «К», а на указательном — петли, значит, в группу «П», на среднем тоже петли, на безымянном круги. Потом нужно составить дробь. И здесь еще сложнее! Узор «П» — это ноль, а узор «К» обозначается разными цифрами, в зависимости от того, в каких парах пальцы. Например, если круговой узор встречается на большом и указательном, то это шестнадцать, если на среднем и безымянном — восемь… И так до мизинцев правой и левой рук цифры уменьшаются до единицы. В числитель дроби идет правая рука, а в знаменатель — левая. Потом складываются змейкой все четные пальцы, и к ним прибавляется единица, то же самое с нечетными. Четные пальцы плюс один в числителе, нечетные пальцы плюс один — в знаменателе. И вот по этой хитрой английской системе мы получаем номер и серию, под которой хранится карточка.
— Все? — спросил Грених.
— Все! — выдохнул Фролов.
— Спасибо, что не стал рассказывать дальнейшее распределение карточек и по методу Рошера тоже. Ты сам же и ответил на все вопросы своей длинной лекцией. Никто никогда не станет после специалиста по дактилоскопии заниматься повторным высчитыванием номера и серии, бесконечно складывая и раскладывая все эти цифры. И вовсе не для шифрования и не для безопасности были придуманы Гальтоном и Рошером эти сложные системы вычисления.
— А для чего? — изумился старший следователь.
— Чтобы отделить завитки от дуг и петель и вообще более или менее систематизировать отпечатки. Фролов, ты меня удивляешь. Тебе готовые сличения подносят, ты и не задумываешься, как это происходит, что ли?
— Задумываюсь… — запыхтел он. — Я это знал… Но думал, что и для безопасности все так сложно закручено.
— Э-эх, Леша-Леша, — Грених прошел к столу, сел на его место, придвинул к себе карточки.
— Номер на титульном листе карточки вы еще заменить не успели, я полагаю, — обратился он к дактилоскописту. — Да и, чтобы не выставляться, лучше оставить пока прежний и просто подменить листы с отпечатками, ведь никто не собирается при наличии подозреваемых сверять оттиски по номерам и сериям, когда можно сделать простое сличение. Верно я говорю?
Сербин немигающими глазами смотрел в ответ и молчал.
— Сейчас я заново все перечту, и мы посмотрим, совпадут ли мои вычисления с цифрами на карточках. Вот отпечаток пальца якобы Швецова… — Грених придвинул к себе его карточку, взял чистый лист, начертил длинную линию дроби и стал заполнять ее буквами и цифрами. В следующей дроби буквы исчезли, остались только цифры, появилась еще одна дробь, потом еще. Грених сидел с прямой спиной, быстро-быстро водя по бумаге химическим карандашом, иногда он поглядывал на отпечатки пальцев сквозь лупу. Фролов встал позади и зорко следил за рукой профессора.
— Показать бы Коле эти формулы, — пробормотал Грених с усмешкой, — которые он зовет наскальными значками кроманьонцев. Эти наскальные значки, возможно, сейчас спасут ему жизнь. Вот и думай после этого, что математика не нужна музыкантам.
Первое вычисление принесло странный результат — получились номер и серия, которых не оказалось ни на одной из карточек. Но Грених вздохнул с облегчением — дактилоскопист действительно не успел заменить номера.
— Это потому, что отпечаток принадлежит покойнику из морга ИСПЭ, — пояснил Константин Федорович и притянул другую папку. — Сейчас посчитаем серию и номер карточки Сацука.
Получилась цифра, которая красовалась на карточке Швецова.
— Что и требовалось доказать, — дернул уголком рта Грених, поднимая глаза от вычислений и взглядывая на Сербина хищными глазами ягуара, готового ринуться на добычу. — Вы взяли отпечатки со Швецова и даже посчитали его номер и серию, потому что в тот день Фролов стоял над душой, а при нем вы не могли проводить махинаций. Тем более вы еще не знали, что Швецов передаст вам другие оттиски. Это произошло позже. Он принес вам отпечатки покойника, и вы просто вложили их в папку с его именем. А в папку Сацука перенесли отпечатки Швецова, чтобы они совпали с отпечатком, найденным на месте убийства Бейлинсона, и с тем, который нашли на предсмертной записке с помощью кристаллического йода.
— Подменить… — Фролов ошарашенно смотрел на Сербина. — А если бы кто подсчитал? Вот мы ведь и подсчитали. Он что же… дурак?
— Он более чем не дурак, он очень рисковый игрок. У него целая толпа на прикормках, в том числе и этот, — Грених презрительным движением подбородка указал на дактилоскописта. — Швецов собирался быстро закрыть дело. А потом чуть позже уничтожить в архиве эти карточки.
— Как вы это объясните? — Фролов развернулся к Сербину.
— Я ничего не знаю, — вскочил тот. — Я сделал работу и сдал ее. А уж кто что там подменял!
Грених поднялся из-за стола.
— А ну сидеть! — толкнул он рукой в грудь специалиста. Сербин плюхнулся обратно на стул. — Фролов, закрой дверь на ключ. Сейчас мы будем выяснять, что еще знает этот человек. Как жаль, что у нас нет виолончелиста, который громко бы играл, когда вы начнете кричать благим матом от боли.
Старший следователь повернул ключ в замке и привалился спиной к двери. Грених положил руку на плечо дактилоскописта, сделав ее такой тяжелой, что тот едва не сложился пополам. Прежде чем начать говорить, он выдержал паузу, пристально глядя в лицо Сербина. Тот вскидывал глаза и, встречаясь взглядом с Гренихом, опускал лицо.
— Теперь, когда вас уличили в мошенничестве и пособничестве преступнику, как-то себя оправдать не выйдет, — профессор нажал большим пальцем на плечевое сплетение.
Сербин хотел было что-то сказать, но боль пресекла его порыв. Грених продолжил:
— Швецов, похоже, создал целую преступную сеть, так? А нынешнее руководство страны ох как не любит, когда в его собственной сети поселяется паразит. Вам придется все рассказать.
— Я совершенно не… — начал тот, но Грених опять нажал на болевую точку.
— А будете сопротивляться, после ареста вас отправят в Психиатрическую колонию, что на станции Столбовой, где я лично вскрою вам череп и буду прикладывать к обнаженному мозгу электроды, заставляя вас дергаться всем телом, как Петрушка на нитках. Тогда-то вы точно все выложите подчистую. А после на вас будут испытывать яды, разные пыточные механизмы, новые лекарства от эпилепсии, пока вы не сдохнете в муках. Итак, помимо вас есть еще специалисты по дактилоскопии, которые подменяют в карточках отпечатки?
— Да, заведующий бюро Дудинцев.
— Для кого вы совершали подмены?
— Для нескольких районных прокуроров.
— Каких?
— Лефортовского, Баумановского и Мясницкого.
— Хорошо. Их имена.
Специалист по отпечаткам пальцев стал перечислять имена. Грених кивнул Фролову, чтобы тот начал наконец записывать. Быстро поняв безмолвный кивок профессора, следователь бросился к столу, стал судорожно искать чистый лист.
— Мои вычисления не тронь, — насупил брови Грених, все еще держа дактилоскописта за плечо. — Их пришьешь к делу.
И повернулся обратно к допрашиваемому.
— Теперь перейдем к агентам МУРа. Кроме Баранова, кто еще занимался подлогами?
— Что со мной будет? Что вы со мной сделаете?
— Если не станете говорить, то придется подвергнуть гипнозу, а дальше уже будем разговаривать в Психиатрической колонии.
— Нет, если я сейчас назову всех, кто мне известен… что тогда… вы со мной сделаете?
— Фролов арестует вас, дальше честный советский суд, а уж какова будет мера социальной защиты — решит председатель.
— А к-колония?
— Если вы всё сейчас выложите начистоту и я поверю, то колонию отменю.
— Эт-то точно?
— Даю слово, — отпустил его Грених.
И тот назвал еще несколько фамилий агентов угрозыска и милиционеров, которые работали на Швецова, в числе коих оказался и молоденький Черногубов, впустивший Сацука в камеру к Киселю. Оказалось, прокурор занимался поставками немецкого «марафета», так называемого кокаина, содержал два подпольных опиумных притона и игорный дом, хотя казино были все закрыты еще в мае, покрывал целую армию воров, домушников и профессиональных нищих. Не мудрствуя лукаво, Швецов просто вернулся к той же системе, которая царствовала в дореволюционные времена, когда один городовой держал под своим крылом Хитровские ночлежки, а какой-нибудь пристав имел договоренность с преступной средой Сухаревского рынка. Государству он тоже откупные давал. Грених вспомнил статью Швецова в «Еженедельнике советской юстиции» про то, что не хватает средств для надлежащего контроля за работой волисполкомов и уисполкомов, про то, что только лишь экономия помогает строго следовать плану надзора за местными органами, и про то, как порой выручают «оказии». Какие это оказии выручали нашего прокурора? Теперь понятно какие — его собственные откупные. Все просто как мир.
Фролов вызвал по телефону милицию, оформили арест.
— Швецов убил отца Коли, давно собираясь от него избавиться, — проговорил Грених, когда они с Фроловым остались одни. — Во-первых, жениться хотел на Ольге, семьей готовой обзавестись, нажитой квартирой, которую обустраивал для них, но берег для себя. Во-вторых, Бейлинсон уже сдал. Прежде они со Швецовым были друг другу замечательными пособниками. Бейлинсон стругал для него ложные экспертизы. Но вечная жизнь под игом могущественного любовника своей жены — то еще удовольствие. Последнее время доктор постоянно был пьян от эфира! Он употреблял его уже давно и с дозировкой старался, как опытный медик, не шутить, умел ото всех скрывать свою зависимость. Но если бы ты пригляделся к нему пристальней, то заметил бы, что он постоянно был будто в полусне, говорил медленно, двигался с неохотой.
— Но мне казалось, у него мягкий характер.
— А редкие вспышки агрессии?
— Не припомню таких.
— Он накричал на жениха своей дочери в тот день перед собственной смертью, ты же слышал рассказ Лёни. Разве это естественно для человека с мягким характером? Доктор принял эфир сразу после того, как его дочь увела своего суженого. Это было во всех отношениях удобное время для убийства. Швецов собирался его убрать, нарочно подгадав так, чтобы в этот день состоялся приезд жениха. Мне думается, он собирался отравить доктора эфиром, а потом выставить все так, что тот в чувствах принял чуть бóльшую дозу.
— Швецов был в воскресенье в Столешниковом переулке, в прокуратуре! — возразил Фролов. Но не злясь уже, а искренне пытаясь понять Грениха. — Как же он проник в квартиру?
— Ты помнишь, Майка говорила, что видела кого-то в макинтоше, шарфе и кепке заходящим в дом? Жаль, она не обратила внимания на его рост. Так для конспирации одевался Сацук. В этом обличье управдом подошел к Асе, чтобы убить ее. Так решил одеться и сам Швецов, чтобы примета указывала на Сацука. Кто удивится, повстречав управдома в подъезде? Оделся, вышел из здания прокуратуры, сторож его и не признал, зашел к себе домой, дождался, когда дочь доктора с женихом поскандалят и уйдут, направился к Бейлинсону. А вот тут произошло то, чего он не предвидел: в квартиру поднялся Коля.
Грених сделал паузу, на минуту закрыв глаза и рисуя в мыслях картину преступления.
— Майка, по ее рассказу, отправила Колю одеться — было холодно, а он спустился во двор в домашнем. Судя по тому, что с Колей начали происходить странные психологического толка метаморфозы: он плохо учился, дерзил учителям, — мальчику открылось, что за человек его дядя. Это случилось примерно год назад, может, больше. Год Коля носил его тайну и как партизан молчал… Появление его в квартире в ту решающую минуту было чистой случайностью, роком. По словам Майки, Коле дали револьвер, и он этим оружием кому-то должен был угрожать… — Грених поморщился. — Черт возьми, они ведь еще дети, а были участниками в чужом преступлении, главными свидетелями. А мы не все их слова воспринимали всерьез!
Он на миг замолчал, переживая короткий приступ страха за дочь, перед глазами встала картина того, как Майка вошла к Коле и увидела того с оружием в руках, а потом и убитого.
— Мальчишка застал дядю за секунду до убийства, — возвращаясь мыслями к делу, продолжил профессор. — Взял револьвер, который ему якобы дал Кисель еще до своей смерти, и… двинул в кабинет с намерением его прикончить.
— Прокурора? Дядю своего?
— Да. Коля не хотел ему подчиняться, всячески брыкался и артачился, но не сдавался. У дяди были странные меры воспитания. Зачем было заставлять мальчишку бить своего товарища, Мишку? И револьвер ему дали не без ведома дяди. Тоже… зачем? Зачем ребенку с нестабильной психикой давать оружие? Может, думал, что, если даст красивую и опасную игрушку, в мальчишке проснутся воинственные начала? Он пытался сделать из него «настоящего мужчину» по собственным меркам. Вот и поплатился. Коля воспользовался выданным ему оружием против него самого и стрелял в него. Причем три раза! Но все мимо, потому что он не убийца, стрелять в живого человека — не каждый взрослый на такое силы в себе сыщет. Рука его дрогнула, и Швецов отобрал оружие.
— И застрелил доктора… Но зачем? — недоумевал Фролов. — Ведь он приготовился его отравить.
— Дом сотрясся от выстрелов, доктор Бейлинсон, вероятно, хоть и под эфиром, но все же опомнился, перепугался, мог оказать сопротивление и создать ненужные улики борьбы. Эфиром его травить уже было поздно. И Швецов, вдруг осознав, что не все еще потеряно, ведь убийство можно будет спихнуть, например, на Лизиного жениха, расстреливает доктора. Произошедшее не входило в планы Швецова. Он только что совершил очень опрометчивый поступок, поддавшись напору момента. Тогда-то он и потерял на мгновение бдительность, зачем-то машинально снял перчатки, возможно, не хотел перепачкать копотью Колю, ведь подставлять его он не собирался. Возможно, Коля оттолкнул Швецова, между ними был, разумеется, конфликт. Швецов не заметил, как задел стул… Копоть с перчатки все же попала ему на пальцы, поэтому вышло так, что он оставил на спинке стула отпечаток. И если бы не жених Лизы, то картина преступления стала бы непоправима. Либо самому быть обвиненным в убийстве, либо свалить все на собственного сына?
— Собственного сына? — Фролов закашлялся.
— Коля отсиживался в заточении дома, пока прокурор решал, как подвести убийство к жениху. Но Лёня сам попал в его паутину, случайно прочтя дневник Лизы.
Тут раздался стук в дверь, вбежала секретарь Лидия Павловна с круглыми от испуга глазами и сообщила, что на Баумановской улице произошло несчастье — из окна дома № 13 выпал ребенок и на место происшествия срочно вызывают именно Фролова.

Глава 22
Побег

После прозвучавшей фразы: «Из окна выпал ребенок», Грених уже ничего не слышал и не видел. Вскочил, в глазах потемнело, с горечью вспомнил, что все время, пока Ася лежала в больнице, он как оголтелый носился по городу, пытаясь собрать доказательства преступности Швецова, а Майка оставалась сама себе предоставленная и могла выкинуть какую-нибудь опасную выходку. Она уже заманила в подвал заброшенного дома обидчика Коли — Киселя, она могла продолжать посещать своего товарища, живущего на Баумановской улице, и нарушить условия домашнего ареста, забравшись к Коле в квартиру через окно.
В голове звенело — Майка разбилась. Он не уследил. Забыл про ребенка, забыл!
Только уже в машине, к которой они с Фроловым бросились едва не наперегонки, Грених удосужился спросить у Лидии Павловны, кто ей сообщил о несчастье.
— Не могу с уверенностью сказать, — ответила в волнении Лидия Павловна с крыльца. — Но голос был детским. Кажется, звонила девочка.
Эта новость возродила надежду — номер секретаря следственной части знала только Майка, и она же — кто еще? — могла попросить приехать знакомого ей Фролова. Она могла бы позвонить и самому Фролову в кабинет, но тот плохо приладил трубку к аппарату после того, как вызывал милицию, чтобы арестовать Сербина. Кто же? Кто же выпал из окна?
— Неужели Коля? — повернулся к нему Фролов, заводя мотор. «Рено» глухо заревел. — Сегодня я был у вас, хотел занести результаты экспертизы, но вас не застал. Майка показывала мне их переписку…
Машина тронулась, полетев в сторону Петровки.
— …Коля писал про свои… эм… не слишком простые отношения с э-э… как его теперь называть-то… дядей, чтоб меня. Не могу поверить, что он его сын! Как вы узнали? Как вы, черт дери, все узнаете? А то, что он его в наказание голодом морит, тоже знали? Кухню запер, перекрыл в ванной воду и по три дня не появлялся. Ваша Майка сегодня утром рассказала.
Грених молчал, глядя невидящими глазами перед собой и почти не слыша того, что говорил Фролов. «Боже, пусть это будет не Майка», — проносилось в голове. Ехать минут двадцать!
У дома № 13 собралась толпа, народ гудел, кто-то что-то выкрикивал, кто-то размахивал руками, возмущались, почему так долго не едет «Скорая». Из распахнутого окна на втором этаже свисала веревка, туго сплетенная из разноцветных простыней, ее слегка качал налетавший порывами ветер. Когда подъехал автомобиль Фролова, толпа раздалась по сторонам. Грених толкнул дверцу, едва Алексей нажал на тормоз. Машина была еще в движении, он выскочил и сразу же с невольным облегчением увидел Майку, стоящую на коленях перед распростертым на мостовой телом юноши. Он лежал на боку, под головой натекла лужица крови, плечо было вывернуто, локоть сломан, одна нога согнута в колене под неестественным углом.
Грених забыл, когда последний раз видел, как его дочь плачет. Она чаще злилась, супилась, ярилась. Но слезы… Слез на глазах этого серьезного до суровости ребенка, казалось, быть не может. Она обернулась на звук подъехавшей машины: перепачканное в грязи и крови несчастное детское личико, распухший нос, искривленный рыданиями рот.
— Папа, папа! — жалобно простонала она и не смогла ничего больше добавить, спрятала лицо в истертых до крови ладонях.
Тут вновь раздался шум мотора, подъехал таксомотор, из него выскочил Швецов.
Грених не успел ничего сделать.
Швецов набросился на Майку и зло ее отпихнул.
— Что ты наделала, девчонка! — заорал он. — Что ты натворила?!
Майка испуганно отползла в сторону, под ноги каких-то людей. Швецов обернулся к толпе и выпростал на нее палец.
— Она его все-таки доконала, она убила моего племянника.
— Он в обморок упал, — схватившись за рукав подошедшего к ней Грениха, крикнула Майка, — прямо с подоконника. Он не успел начать спускаться по веревке. Он упал в обморок от голода!
Швецов издал злобный полурык-полустон, своим устрашающим видом заставив Майку прильнуть к отцу, а толпу отшагнуть на полметра. Опустившись перед Колей на колени, он сгреб его, как медведица мертвое дитя, и прижал к себе. Грених хотел возразить, ведь мальчика надо было осмотреть, он мог быть еще жив, такое небрежное отношение к нему могло привести к еще большим травмам. Голова Коли свесилась, слева волосы его были красными, стала видна подсыхающая полоска крови в уголке рта — значит, сломал ребра, а осколки задели легкое.
Швецов выл белугой несколько долгих минут, между всхлипами причитая:
— Прости меня, мой мальчик, я не хотел тебе зла. Жизнь такая жестокая, я должен был тебя ей учить. Зачем ты противился? Зачем меня не слушал? Теперь ты мертв, мертв… как же так? Убили! Отняли у меня последний смысл жизни, единственное, что еще держало в этом мерзком мире, полном никчемных, жалких существ, не заслуживающих наследовать эту землю. Коля, ты был чист душой, свет мой, свет мой и гордость… Вы лишили меня его!
Толпа молча взирала на эти страдания. Вместе с ней и Грених не мог оторвать глаз от стенаний отца над мертвым сыном, какой-то частью сердца рыдая вместе с ним, оплакивая его горе и прижимая Майку к себе крепче. Та, спрятав мокрое лицо в его рукаве, тихо вздрагивала от плача. А ведь она только стала оттаивать сердцем после трудного детства, проведенного под Белозерском, едва начала доверять людям, научилась испытывать радость. А что теперь? Пережитая смерть друга, которого она не смогла спасти, никогда не изгладится из памяти, на всю жизнь останется незаживающим рубцом.
Швецов ослабил объятия, Коля тяжело скатился к нему на колени, а потом спиной на тротуар, гулко ударилась его голова об асфальт. Поднявшись, прокурор покачнулся, как пьяный, и, перешагнув через него, направился в ворота дома.
И тут Грених увидел, как Коля с шумным вздохом открыл рот и зашевелился, видно, приведенный в чувство ударом головой. Майка тоже это увидела и стрелой бросилась к нему. Швецов ничего не слышал, шел как сомнамбула дальше. Толпа было заверещала, Грених обернулся, вскинул руку, сжав кулак, не зная, как еще дать понять, чтобы все замолчали. Его послушали — первые ряды затихли, увидев его напряженное лицо, вздутые на лбу вены. За ними затихли и все остальные, стали шептаться, загудели, как тихий пчелиный рой. Он и сам не мог себе объяснить зачем — но не нужно было, чтобы Швецов увидел, вернулся.
— Никого не подпускай к нему, пока не приедет «Скорая», — шепнул он Майке. — Сама не трогай, не давай шевелиться. Обойдется, починят твоего виолончелиста.
Фролов отправился вызывать наряд милиции. Грених пошел следом за Швецовым, не отрывая от него взгляда охотника, который не даст добыче уйти. Он заметил, как тот вошел в подъезд. Теперь ему некуда деваться. Чего бы он хотел — бежать? Непохоже. Тоже вышагнуть в окно? Застрелиться? Нельзя допустить, чтобы преступник отделался простой пулей в висок. Этот человек создал целую уголовную сеть, которую еще предстояло разоблачить, если он даст деру или убьет себя, то сеть продолжит существование и без него. У Фролова, кроме Асиных записей, были еще признания Сербина, но, кто знает, они могли оказаться лишь краем огромного айсберга.
Грених нырнул в подъезд, тотчас услышав шаги Швецова, увидел его тень между пролетами лестницы — прокурор, тяжело припадая к перилам, поднимался к себе. Интересно, смерть сына действительно привела его в смятение? Или то, внизу, была лишь красивая демонстрация сцены из «Ивана Грозного»? Испытывал ли он истинные отцовские чувства? Коля не принял его, он ему противился, едва не убил, и это выводило Швецова из равновесия, заставило наделать кучу ошибок в стройной структуре его организации. Что же в его понимании есть сыновья любовь, любовь вообще? Полнейшее подчинение, которого он никак не мог добиться? У таких людей на первом месте эго, удовлетворение плотоядных прихотей, и даже любят они только через собственный эгоизм. Но равнодушными их не назовешь. У них есть чувства, даже больше, чем у кого бы то ни было. Но все они направлены внутрь, в себя, к себе. А остальные — только солдатики, куклы, которых они передвигают, стравливая, наблюдая за столкновением и предвкушая следующее.
Кто научил его такому отношению к людям? Возможно, тот, в чьих руках он тоже был когда-то игрушкой, кто когда-то в раннем детстве морил его голодом, бросал в лесу, истязал, унижал и давил своей властью. Кто творит чудовищ — общество или они рождаются такими сами? Передается ли склонность к жестокости по наследству? Возможно ли зло вырвать с корнем из сердца? Извечные вопросы, на которые нет ответа. Но зло там цветет пышнее, где его сдабривают и питают.
Грених поднялся на второй этаж. Швецов остановился у запертой двери, машинально вынул ключ из кармана, сунул в замок, вошел. Грених следом. Когда он был в передней, Швецов входил в гостиную, оттуда стали доноситься звуки открываемых дверец шкафа, выдвигаемых ящиков. Грених не сдержался и шагнул к кухне, дернул дверь — заперта. Фролов сказал правду — Швецов держал ребенка в квартире с запертой кухней.
В гостиную он вошел, когда стоящий к нему спиной Швецов неспешно, будто машина, всовывал в револьвер патроны.
Бесшумно и быстро, как тень, Грених подлетел к нему и вырвал из руки оружие.
— Ну уж нет. Будете отвечать по всей строгости закона.
Тот медленно повернулся к нему, на лице растянулась горькая улыбка, в которой любой простой человек увидел бы раскаяние. Но не Грених. Он видел игру.
— Вы все-таки солгали насчет вещевого мешка, — покачал он головой.
— У вас против меня ничего нет! Как вы докажете это, да и то, что я — не Швецов Савелий Илиодорович? Я выбрал этого человека, потому что он был круглой сиротой, а за время войны лишился последних родственников. Единственная кузина — мать Коли — в тайну посвящена и таковое положение вещей одобряет. В архивах документы я подчистил, семейные альбомы Ольги тоже. Однокурсников никого не осталось, да и Савва так хорошо учился и так часто посещал университет, что его никто там и не запомнил. Вы же изволили наблюдать, какой он был баламут? Я лучше его, поверьте. Как человек, как единица общественная.
— Вы разбомбили перевязочный пункт ради того, чтобы занять его место.
Тот улыбнулся, губы его дрожали. Было непонятно, то ли он нервничает, то ли издевается.
— А до того долго прилучал Верочкой. Помните такую сестричку — Веру Гавриловну?
Грених, глядя ему прямо в глаза, кивнул, мол, да, теперь-то он все помнит.
— Приписать мне эту диверсию уже не выйдет. Прошло более десяти лет. Вступает в силу принцип исковой давности.
— Он действует, если виновный в преступлении, покрываемом давностью, не совершил за этот срок какого-либо другого, — возразил Грених.
— Но что я совершил?
— Начнем с того, что заставляли Бейлинсона составлять лживые экспертизы.
— Экспертизы Бейлинсона… — спохватился прокурор. — Ах, я старался, чтобы они вам не все попадались на глаза. Что еще?
— Ну хотя бы грабили Спасский уезд…
— С чего вы взяли, что я — Степнов? Я вам называл эту фамилию? Нет, никогда. Я — Швецов Савелий Илиодорович. На что вы рассчитываете? На своего сумасшедшего свидетеля, который сегодня утром поведал историю о том, что я — это помыслить сложно! — избиваю племянников? Вы сами его смотрели до того и обнаружили, что он лжец. И даже такой ненадежный свидетель не доказывает ни моего атаманского прошлого, ни диверсии, ничего.
Каким же до безобразия страшным был этот человек — самый настоящий Бармалей из сказки Корнея Чуковского. Грених хмыкнул. Вот и морда у него была такая же разбойничья, как на обложке Майкиной книжки, борода распушилась, волосы всклочены, сверкают угольки глаз, только не хватало серег в ушах и красного платка на голове. От этого сравнения как-то чуть полегчало на душе, отлегло.
— Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку… Африку гулять, — пробормотал со вздохом Грених, осознавая вдруг, что Бармалей пойман, ему уже не уйти. Только бы милиция вовремя подоспела.
Швецов наблюдал за странной улыбкой Грениха, не зная, как ее расценить. Минуту назад профессор чуть не раскрошил себе зубы от внутреннего напряжения, а теперь ухмыляется.
— Я понимаю, вы меня считаете за негодяя. Но, поверьте, я не Бармалей. Я — новый Дубровский. Я благородный разбойник! И если бы вы узнали меня получше, мы бы обязательно подружились. Я вас знаю, вы мне нравитесь, Грених. Вы сложный и интересный тип. Напомню, что именно я вытащил вас из запоя и морга Басманной больницы. Неужели вы мне не благодарны, хоть чуточку? Вы бы спились там, в этом ужасном месте. Я вас спас от страшной участи, а дочери вашей сохранил отца. А мог бы не жене вашей убийцу подослать, а вам. У Сацука бы тогда не дрогнула рука. К Асе у него вдруг нежные чувства проснулись… Я мог бы убрать вас тысячью разных способов! Возьмите деньги и разойдемся, черт вас дери!
Его лицо изменилось, брови взметнулись. Еще минута — и он повалится на колени.
— Я был у Ольги, она все рассказала, — усмехнулся Грених. — В Подмосковье живут дети убитого вами Георга Миклоша — вашего отца, с ними планируется провести очную ставку. И напоследок, подмена отпечатков пальцев обнаружена, Сербин допрошен и арестован. Торговать «марафетом» и держать опиумный дом? Даже не знаю, что хуже — это, Влад Миклош или все-таки перевязочный пункт.
Швецов закрыл глаза и замер с таким умиротворенным выражением лица, будто внутренне считал до десяти. Грених не ожидал от него никаких действий. В его положении предпринимать что-то было глупо — разоружен, стоит далеко от двери. Поспевал милицейский наряд: как раз в эту минуту с улицы раздался шум: голос Фролова, команды, топот ног. Через другую минуту голоса и топот ног доносились уже в распахнутую входную дверь летящими с лестничных площадок звуковыми вихрями, подхваченными эхом. Вскоре они будут здесь.
Но Швецов вдруг сделал такой неожиданный и резкий выпад в сторону, саданув Грениха локтем в горло, что Константин Федорович долгие несколько секунд не мог вдохнуть и видел перед собой только красно-желтые вспышки, чувствуя лишь, как падает, ударяется спиной, а из руки его пытаются выдернуть револьвер.
Грених не разжал пальцы. Милиция была на подходе, голоса приближались, натиск внезапно ослаб. Он насилу поднялся и сквозь черноту и красно-желтые пятна заметил скользнувшую к окну тень. От ножки стола все еще вилась привязанная к ней веревка из простыней. Тень мелькнула на подоконнике.
Грених заставил себя подняться и броситься следом. Он протянул руку к подоконнику, но поймал воздух. Швецов ускользал вниз. Грених видел, как он ловко, точно опытный верхолаз, сбегает по стене. Был ли кто-нибудь из милиции внизу?
Прицелившись вниз, Константин Федорович выстрелил. Швецов спрыгнул невредимый, пуля отскочила в двух шагах от него и в шаге от ужаснувшейся и пригнувшейся Майки. Толпа ахнула. Дочь все еще стояла на коленях подле лежащего теперь на спине Коли. Мальчик пришел в себя, согнул ногу в колене, рукой обнимал вывихнутое плечо. Рядом стоял автомобиль «Скорой помощи», санитары готовили носилки.
Швецов несся вперед. Грених набрал воздуха в легкие, чтобы не дрожала рука, и взял его на прицел. Сейчас уйдет, еще чуть-чуть, и угол Ольховской… Беспокойной черной мухой плясала над прицельной прорезью фигура прокурора. Выстрел. Швецов дернулся в сторону, зажав ладонью шею, но бега не прекратил, побежал, казалось, еще скорее, споткнулся, упал на одно колено, поднялся и скрылся за углом.
Фролов, который в эту минуту успел подлеть к окну и увидеть, куда ушел беглый преступник, тотчас отдал приказ преследовать его и поймать живого или мертвого.
— Он ранен, далеко не уйдет, — хрипло, оттого что все еще саднило горло, проговорил Грених.

Примечания

1 Читайте об этом в романе Юлии Ли «После маскарада» (издательство «Эксмо»).

2 Ты — очаровательная маленькая колючка (фр.).

3 Мадьярами называли венгров.

4 В битве при Сомме немецкая сторона впервые применила танки.

5 «Они не пройдут, маленький солдат», — видоизменные слова из патриотической песни, часть французского военного лозунга времен Первой мировой войны, предшественник фразы «но пасаран».

6 Арестантский дом (сокр.).
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